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Аннотация
Создавать Империи — это как кататься на велосипеде.
Трудно только в первый раз.
Пускай я возродился  в теле боярина-изгоя, спасшегося от виселицы
Дайте мне банду оборванцев и я сделаю из них непобедимый клан!
Дайте мне захолустный хутор, и я слеплю из него твердыню!
Дайте мне боярышню-магичку и…
Её тоже найдётся, куда в хозяйстве пристроить.
Но нужно спешить.
Ведь твари, с которыми я воевал в своём мире, проникли и в этот.
И только я знаю, как выиграть войну с ними.
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Глава 1

Боярин Авксентий Мамонтович Шубин допил третью чашку чая, ошпарил нёбо и выругался, сплюнув на блюдце. Чай был паршивый, купленный по случаю на суздальском рынке, потому что привозной китайский в жестяных банках с драконами, к которому помещик притерпелся за всю жизнь, подорожал вдвое за последние полгода. Виноват в этом был, само собой, дрянной князь Платонов.
Грузно поднявшись из-за стола, Шубин отодвинул стул, и тот жалобно скрипнул. Камзол тёмно-зелёного бархата, оставшийся от покойного батюшки, сидел на нём как седло на корове: батюшка был сухощав, жилист, носил эту вещь с достоинством человека, знающего, что фамилия Шубиных записана в Бархатной книге ещё при царе Горохе. Сын раздался вширь, камзол разъехался на пузе, обнажая подкладку, которую горничная дважды перешивала.
Авксентий Мамонтович подошёл к окну. За стеклом лежала деревня Горюхино — сорок два двора, триста с лишним душ, его вотчина, первая из трёх. Избы стояли ровно, будто по линейке, потому что ещё дед расставил их в ряд, и с тех пор никто не посмел строиться криво. Мужики возились у колодца, бабы развешивали бельё, откуда-то тянуло навозом и берёзовым дымом. Всё как прежде, кроме одного: теперь ему, потомственному столбовому дворянину, хозяину трёх деревень с семью сотнями душ, кто-то из Владимира указывал, как жить.
Боярин стиснул кулаки и отвернулся.
При Тюфякине жилось славно. Яков Никонорович был, конечно, тряпка, каких поискать — рыхлый, нерешительный, вечно оглядывающийся на супругу, прежде чем открыть рот. Зато понимал главное: дворяне — опора трона, а трон стоит, покуда опора не шатается. Тюфякин не лез в дела помещиков, не присылал ревизоров, не заглядывал в чужие кошельки. Шубин платил положенное в казну, а что сверх того удавалось выжать из мужиков и проезжающих купцов — оставалось при нём, и никто глупых вопросов не задавал.
Застава на дороге между Горюхино и Березниками давала Авксентию Мамонтовичу от сорока до шестидесяти рублей серебром в месяц. Не бог весть какие деньги, если мерить московской меркой, но для суздальского помещика средней руки это означало разницу между достатком и прозябанием. Ставил он заставу ещё при батюшке: два мужика с ружьями и табличка «Проезд по дороге — алтын с телеги, пятак с кареты». Купцы ворчали, пытались объезжать по лесной колее, но колея размокала, телеги садились в грязь по ступицу, и купцы, выругавшись, возвращались. Крестьяне платили молча, как платили при батюшке и при дедушке, не задавая лишних вопросов.
А зять Аркаша, муж старшей дочери Настеньки, сидел в должности уездного судьи. Должность обошлась Авксентию Мамонтовичу в двести рублей — чиновнику из Суздаля за оформление бумаг и самому Аркаше на приличный мундир. Зять был дурак, которого мать не выучила читать без запинки, зато он умел ставить печать и не совать нос куда не просят. Для трёх деревень — идеальный судья. Жалобы от мужиков он складывал в стопку на подоконнике и забывал о них через час, а когда соседи приходили с тяжбой, победителем неизменно выходил тот, кто догадывался умаслить судью. Раз в год зять отправлял в Суздаль отчёт, переписанный под копирку из прошлогоднего.
Весь этот уклад рассыпался за какой-то месяц, и Авксентий Мамонтович, плюхнувшись обратно в кресло, которое жалобно крякнуло под его весом, потянулся к остывшему чаю, передумал и выудил из буфета штоф калужской водки — единственное, что покуда не взлетело в цене.
Началось с того, что Тюфякин сдал Суздаль добровольно. Просто взял и сдал — ни осады, ни штурма, даже выстрела ни одного. «Вошёл в союз», как он это назвал, хотя всякий понимал: «в союз» входят равные, а Тюфякин ползал на брюхе перед выскочкой из Владимира, как дворовый пёс перед новым хозяином. Боярин тогда не особенно встревожился. Ну, поменялась власть, и что с того?.. Суздаль далеко от Владимира, у них свои заботы, у нас свои. Кому какое дело до трёх деревень Авксентия Мамонтовича на отшибе?
Оказалось, чёрт побери, есть кому.
Первым явился аудитор — молодой хлыщ с портфелем и двумя помощниками, присланный из Угрюма неким Стремянниковым, чтоб у него весь зад чирьями покрылся! Хлыщ обошёл заставу, поговорил с мужиками, записал что-то в блокнот. Задержался у таблички с расценками, покачал головой и уехал, не произнеся ни слова упрёка. Через неделю пришла бумага: «Незаконно установленный пост сбора дорожных пошлин подлежит демонтажу в трёхдневный срок. При неисполнении — солидный штраф и уголовное преследование по статье о самоуправстве».
Заставу пришлось убрать. Сорок рублей серебром в месяц испарились, как утренний туман.
Следом сняли Аркашу. Зятя вызвали в Суздаль, предъявили жалобы от мужиков, копившиеся годами, которые при Тюфякине складывали в нижний ящик стола и откуда их теперь извлекли и пронумеровали. Аркаше дали два дня на добровольную отставку. Зять, к его чести, попытался возразить, но когда ему показали список из четырнадцати жалоб с конкретными суммами, датами и фамилиями, сник и подписал, где указали.
Настенька, узнав, что муж потерял должность, рыдала три дня, Аркаша запил на неделю, а Авксентий Мамонтович скрежетал зубами и ходил по дому, роняя мебель.
Третий удар пока не обрушился, но Шубин уже чувствовал его приближение, как ломоту в суставах перед грозой. Слухи о неком «эксперименте» доползли из соседнего Владимирского княжества через Кузьму Рябова, помещика из Заречного, который приезжал к Шубину за бочонком солёных огурцов и привёз новость вместо денег.
— Восемнадцать деревень забрали для опыта, — рассказывал Рябов, наливаясь краской от возбуждения и водки. — Крестьянам — землю, помещикам — шиш с маслом. Замеряют площади наделов, считают десятины, записывают, кто что сеет. Комиссии ездят, блокноты строчат. Это к чему, по-твоему? А к тому, что отнимут всё, Авксентий Мамонтович. Всё до последней борозды, мать их!
Три деревни Шубина не попали в число пилотных восемнадцати, суздальские земли вообще покуда не трогали, но в голове Авксентия Мамонтовича слово «эксперимент» давно перекроилось в «конфискацию». Вот замерят площади, вот запишут, кто чем владеет, а потом придёт бумага из Владимира: «Земля принадлежит мужикам, помещику — шиш, и ступай, барин, с богом».
— Мы же не воевали, — в десятый раз повторил Шубин, обращаясь к штофу. — Тюфякин сам к нему пришёл. А с нами обращаются хуже, чем с побеждёнными.
Плеснув водки в чайную чашку, он выпил одним глотком, крякнул и вытер губы рукавом отцовского камзола. Боярин искренне полагал, что водка из фарфора пьётся благороднее, чем из стакана, и потому всегда использовал чайный сервиз, отчего гости путались. Рябов однажды хватанул из расписной чашечки, ожидая чай, и минуту сидел с выпученными глазами, не решаясь ни проглотить, ни выплюнуть.
Обида, зревшая в Авксентии Мамонтовиче последний месяц, напоминала фурункул — большой, горячий, не украшающий своего носителя. Шубин не умел отделить личные потери от общественного блага; в его картине мира «общественное благо» означало «моё благополучие», и всякое покушение на второе автоматически означало крах первого.
При этом боярин обладал редкой способностью выстраивать чудовищные выводы из ничтожных посылок: сосед обмолвился, что в восемнадцати деревнях замеряют наделы, и Шубин уже видел, как его пускают по миру, хотя никакого указа о конфискации не существовало, ни один чиновник ему ничем не грозил, и само слово «эксперимент» помещик знал исключительно с чужих слов, не потрудившись прочесть ни строчки.
Магический дар Авксентия Мамонтовича соответствовал масштабу его личности. Пиромант ранга Ученика первой ступени, он мог раскурить трубку без огнива усилием воли, согреть чайник до приятной теплоты и, при большом напряжении поджечь что-то вроде стула. На этом его боевые возможности исчерпывались. Даже батюшка, сам не ахти какой маг, в молодости жёг на спор костры одним щелчком, а Авксентию Мамонтовичу щелчка не хватало ни на что серьёзнее лучины.
Зато голоса хватало на целый трактир.
— Настоящие дворяне, — вещал Шубин за ужином, обращаясь к жене Пелагее, зятю Аркаше и заглянувшему на огонёк соседу Рябову, — думают точно так же. Только молчат, потому что боятся. А я не боюсь. Я — Шубин. Мы в Бархатной книге с такого года, что этот Платонов ещё не родился. Выскочка из глухого Пограничья, варвар с топором — лез бы в свои леса к Бездушным, а он сюда, к порядочным людям…
На Бархатную книгу Шубин ссылался при всяком удобном случае, включая давнишний спор с кузнецом о цене подковы, хотя саму книгу ни разу в жизни не открывал и не вполне представлял, как она выглядит. Рябов как-то интереса ради спросил, на какой странице записан его рода, и Авксентий Мамонтович ответил «на первой», потому что другие страницы в его воображении отсутствовали.
Пелагея молча подливала мужу водки: за двадцать три года брака усвоила, что когда тот заводится «про настоящих дворян», перечить бесполезно. Аркаша кивал с отупелым усердием человека, потерявшего достаток и не имевшего представления, что делать дальше. Рябов соглашался с каждым словом, подливал из собственной фляги и охотно поддакивал.
Никто из троих не понимал масштаба происходящего и не видел, что во Владимирском княжестве не просто «поменялся хозяин», а рушилась вся система, при которой Шубины, Рябовы и тысячи подобных им кормились чужим трудом, путая наследственную привилегию с заслугами. Для Авксентия Мамонтовича мир делился на «наших» и «пришлых», и то, что пришлые оказались расторопнее, трезвее и справедливее, ничего не меняло — они оставались пришлыми, а значит, врагами.
За окном догорал майский закат, и Горюхино мирно засыпало: мужики расходились по избам, скот мычал в хлевах, где-то брехала собака. Боярин допил четвёртую чашку водки, объявил жене, что «так дальше продолжаться не может», и отправился спать, по дороге споткнувшись о порог и набив шишку на лбу.
* * *
Новость о том, что Платонов уехал за океан, добралась до Горюхина во вторник, на второй неделе мая.
Привёз её возчик Ермолай, мужик неразговорчивый, но цепкий на слух, который возил солонину из Суздаля, а обратно привозил слухи, ценившиеся в деревне дороже солонины. По словам Ермолая, князь Платонов отбыл за океан с торговой делегацией. Какой конкретно город непонятно, но на другой конец света, путь неблизкий и обратно скоро ждать не стоит.
Авксентий Мамонтович выслушал известие, стоя на крыльце в расстёгнутом камзоле. Помещик щурился от солнца, почёсывал отвисшую, как у бульдога, щёку, и в глазах его, маленьких, упрятанных между мясистыми веками, затеплился огонёк, который при иных обстоятельствах можно было бы принять за мысль.
Хозяин уехал. Далеко и надолго.
Авксентий Мамонтович отпустил Ермолая, зашёл в дом, налил себе квасу и сел думать. Думал он медленно, натужно, как пахотная лошадь тащит плуг по глинозёму, и результаты этого думания были примерно столь же изящны, как борозда после такого плуга.
Очередной ревизор из Владимира должен был нагрянуть в четверг. Молодой чиновник с блокнотом, один из тех, кого рассылал по уездам неутомимый Стремянников, чтоб его волки задрали, и задачей его было «плановое обследование помещичьих хозяйств». Шубин знал, что проверять будут площади, урожайность, количество крестьянских дворов и соблюдение каких-то там новых указов, которых он принципиально не читал.
В четверг утром у ворот усадьбы торчал слуга Фомка — тощий малый с лошадиной физиономией и привычкой шмыгать носом. Рядом переминался кучер, готовый в случае чего подогнать тройку.
Проверяющий подкатил ровно в десять на казённой бричке, один, без охраны, с портфелем под мышкой. Молодой, лет двадцати пяти, в скромном костюме, с чернильным пятном на манжете и прыщом на подбородке. Ничего грозного.
Более сообразительный человек на месте Шубина обратил бы внимание, что чиновник приехал в глухую деревню без единого охранника и нисколько этим не обеспокоен. При Тюфякине такая поездка без вооружённого сопровождения закончилась бы ограбленной бричкой в канаве или выпитым Бздыхами досуха мертвецом, а теперь патрули Стрельцов прочесали дороги настолько основательно, что прыщавый юнец с портфелем добирался до Горюхина как по столичному бульвару. На подобные умственные усилия Авксентий Мамонтович способен не был.
— Барин нездоров, — объявил Фомка, как было велено. — Просили передать: приезжайте на следующей неделе.
Проверяющий помялся, посмотрел на закрытые ворота, потом на Фомку, потом снова на ворота. Вытащил из кармана магофон, подумал, убрал обратно. Пожал плечами и полез в бричку.
Боярин наблюдал из окна второго этажа, спрятавшись за занавеской, как школяр, сбежавший с урока, и сердце его колотилось где-то у горла. Мелкий поступок, если разобраться, ни дерзостью, ни тем более мятежом и не пахло. Барин нездоров, когда помещик нездоров, он не принимает визитёров. Что тут предосудительного?..
Бричка укатила. Шубин выдохнул, отступил от занавески и обнаружил, что ладони у него мокрые.
Реакции он ждал всю пятницу, субботу и воскресенье. Ни магофонного звонка от воеводы, ни грозного письма из Владимира, ни конного нарочного с предписанием — ничего, и от этой тишины помещик к понедельнику ходил по дому, как кот по горячей крыше, то и дело выглядывая в окно: не едут ли за ним.
Никто не ехал. Воевода Суздаля, назначенный администрацией Платонова, зафиксировал инцидент, проверяющий написал рапорт, рапорт лёг на стол вместе с десятками таких же бумаг со всех концов разросшегося княжества, и до одного суздальского помещика, не пустившего на порог мелкого чиновника, никому дела не было: у администрации хватало забот покрупнее.
Авксентий Мамонтович, не знавший ни про завалы на столе воеводы, ни про десятки аналогичных рапортов, истолковал молчание по-своему. Испугались. Поняли, с кем связались. Шубин — не мужик какой-нибудь, а столбовой дворянин, и если столбовой дворянин скажет «нет», никакой безродный чинуша его не принудит! То-то же!
Ободрённый, он решился на второй шаг.
Во вторник Шубин вызвал Фомку и конюха Игната, выдал обоим по старому ружью из отцовского арсенала и отправил на перекрёсток дорог между Горюхино и Березниками — туда, где ещё месяц назад стояла застава.
— Берёте по алтыну с телеги, — растолковал им помещик. — С верховых ничего не берите, а то нарвётесь на кого-нибудь с оружием. С купеческих обозов — по два алтына. Если кто спросит, чья застава, говорите: дорога проходит по земле помещика Шубина и проезд по ней платный.
Фомка шмыгнул носом и отправился выполнять. Игнат, мужик поосновательнее, спросил:
— А ежели из Суздаля приедут?
— Скажешь, что барин распорядился, — ответил Авксентий Мамонтович с уверенностью, которой не ощущал. — Дорога на моей земле. Имею право. И не перечь мне!
Права он не имел. Указ о ликвидации частных застав вышел ещё месяц назад, и Шубин его видел, читал и засунул в нижний ящик комода, под стопку старых газет. Указ — бумага, бумага всё стерпит, а деньги нужны сейчас.
Застава заработала к среде. Первыми через неё проехали трое возчиков с мукой из Суздаля — заплатили по алтыну, не споря, потому что так было при Тюфякине, при батюшке Тюфякина, при дедушке дедушки Тюфякина, и мысль о том, что может быть иначе, в их головах не помещалась. Следом проехал мелкий купчишка с тремя телегами горшков, отдал шесть алтынов и выругался, но негромко. К пятнице через заставу прошло полтора десятка телег, и Фомка притащил Авксентию Мамонтовичу три рубля серебром и горсть медной мелочи.
Шубин пересчитал выручку, спрятал в шкатулку и улыбнулся впервые за несколько недель.
* * *
Катастрофа пришла без предупреждения, как и положено катастрофам.
Середина мая. Обыкновенный будний день, ничем не отличимый от сотен предыдущих: купцы торговали, мужики пахали, чиновники строчили бумаги, солдаты стояли на постах, маги поддерживали барьеры и порталы, и мир вращался по накатанной колее, уверенный в собственной прочности, а потом перестал вращаться.
Некроэнергетический импульс Абсолюта Хлада обрушился на мировую портальную сеть, как кузнечный молот на стеклянный шар. За четыре часа погасли порталы всех континентов — каскадом, один за другим, словно из гирлянды выдернули провод. Следом лёг Эфирнет. Следом — магическая связь целиком: мнемокристаллы, менгиры, ретрансляторы, даже простенькие магофоны — всё замолчало за одну ночь.
Четверо суток мир жил без мгновенного сообщения. Княжества, привыкшие к тому, что весть из Москвы до Владимира добирается за секунду, вдруг обнаружили, что конный нарочный тратит на ту же дорогу двое суток. Биржи встали, торговые караваны замерли на перекрёстках, не зная, куда ехать, потому что заказчики замолчали, дипломаты, застрявшие в чужих столицах, метались по приёмным, не имея связи с домом. Люди, угодившие в порталы в момент сбоя, погибли. Тела обнаружили позже, частично материализованные, вплавленные в камень приёмных арок, или не обнаружили вовсе.
Потом порталы начали возвращаться, но Детройт молчал. Аура Абсолюта глушила его, как мёртвая зона глушит радиосигнал. С князем Платоновым не было связи — ни магофонного звонка, ни письма, ни короткой записки через третьи руки. Князь, уехавший за океан с торговой делегацией, канул в Лету.
Первые слухи пришли во Владимир с купцами из Нового Амстердама. Рассказывали путано, перебивая друг друга и привирая на каждом перекрёстке: в Детройте Абсолют, классификация подтверждена, тварь вылезла из портала прямо в городе, стены пробиты, заводской квартал в руинах. Безумный русский князь полез на Абсолюта лично — тут все сходились. А дальше начиналось враньё.
Во владимирском трактире «Три щуки» засаленный приказчик, промотавший обоз и заливший горе крепким, рассказывал, захлёбываясь, что двоюродный брат его кума вернулся из Нового Амстердама и видел, как тело князя стоит в кратере, промёрзшее до костей, и Абсолют его не тронул, а выставил на обозрение, точно чучело. Через три дня этот же рассказ, дойдя до Суздаля, оброс деталями про разломанное вдребезги тело князя, которых приказчик не упоминал, а ещё через два дня в Костроме к замороженному князю прибавился ледяной столб до неба. Враньё множилось и густело, но сердцевина у него была одна и та же: Платонов молчит.
Шесть княжеств висели на нём, и от него вторую неделю не доходило ни звука. Живой Платонов нашёл бы способ подать весть. Значит…
Это недосказанное «значит» на базарах договаривали шёпотом, а в канцеляриях — молча, глядя на казённые бумаги, которые некому было подписывать. Вдовий траур, смена хозяина, время пересидеть — или время действовать? Выводы зависели от того, кто думал.
* * *
Солнце заливало Суздаль мягким майским светом, пробиваясь через молодую листву вязов, и нарядные домики с резными наличниками выглядели так, словно ничего не произошло. В трактире «Золотой петух» на углу Торговой площади помещик Кузьма Рябов из Заречного тянул пиво и рассказывал хозяину, что поставил заставу на перекрёстке у Сухого лога. Три мужика с винтовками, алтын с подводы, два алтына с каретного экипажа.
— Шубин поставил, и ему ничего, — втолковывал Рябов, вытирая пену с усов. — Значит, и мне можно. Дорога по моей земле проходит, я её и содержу. Мосток через канаву — мой, колеи засыпать — мне. Почему я должен бесплатно пускать каждого бродягу?
Хозяин трактира кивал, подливал и запоминал. Возчики, которые через ту заставу ездили, ругались, плевались, платили и ехали дальше. Привыкли. Оспаривать права помещика мужику не по чину, а жаловаться — кому? Воевода суздальский завален бумагами, до нижнего ящика руки не доходят. Из Владимира никто не едет.
* * *
Во Владимире, в здании уездной канцелярии на втором этаже бывшей купеческой лавки в Затверецком тупике, писарь Семён Кулагин допивал утренний чай и разглядывал стопку входящей корреспонденции. Жалоба от крестьянской общины деревни Каменка на помещика Неплюева, который забрал выпасное поле и перепахал его под свой лён. Бумага лежала в ящике третью неделю. Полагалось зарегистрировать, поставить номер, передать в рассмотрение. Кулагин вертел листок в пальцах, прикидывая.
Неплюев — человек неприятный, зато при деньгах. Пять рублей за «потерю» одной бумажки — не состояние, но и не серебряный алтын. При старых порядках такие дела решались именно так: бумага теряется, проситель приходит узнать о решении, писарь разводит руками: «Какая жалоба? Ничего не поступало». И все довольны, кроме, конечно, просителей, чьё мнение никого не занимало.
Кулагин покосился на портрет Платонова, который висел в канцелярии с позапрошлого года. Потом посмотрел на жалобу. Потом снова на портрет. Связи с Детройтом нет уже вторую неделю, и говорят, что князь помер.
Писарь достал жалобу из ящика, аккуратно сложил вчетверо и убрал во внутренний карман сюртука. Вечером он навестит Неплюева, обсудит компенсацию за хлопоты.
Когда двое крестьян из Каменки, Фёдор Лыков и Сидор Ефимов, пришли в канцелярию через неделю, Кулагин поднял на них тусклые глаза и развёл руками:
— Какая жалоба? Ничего не поступало.
* * *
В ярославском трактире «Белый медведь» на Загородной улице, в задней комнате за бархатной портьерой, которую хозяин отводил для гостей покрупнее, за столом сидели четверо. Капитан Бобылёв ковырял ножом столешницу и дёргал левым глазом — тик появился у него после того, как Северные Волки Засекиной разбили его роту в генеральном сражении, и с тех пор не прошёл. Рядом грузный бородатый поручик Мельников, из мелкопоместных, набивал трубку; при Шереметьеве он служил не за идею, а за жалованье и лишился разом того и другого. Напротив горбился прапорщик Зотов, самый молодой из четверых, со свежим шрамом на скуле и вечно сжатыми челюстями. Последним был капитан Барышников — он сидел тише остальных, вертел стакан между пальцами и, единственный за столом, скучал не по деньгам, а по укладу, при котором вырос.
Пили дрянное тёмное пиво, и говорили вполголоса, хотя задняя комната пустовала, а трактирщик знал, когда ему следует оглохнуть.
— При Шереметьеве хотя бы порядок был, — произнёс Барышников, не поднимая глаз от стакана. — Ты знал, кто тебе платит, за что служишь и чего ждать завтра. А этот выскочка из болот… Первый же Абсолют его и сожрал. Так ему и надо.
Бобылёв дёрнул щекой.
— Не факт. Слухи ходят разные.
— Молчит — значит, мёртв, — отрезал Зотов. — Живой бы нашёл способ передать весточку. Платонов не из тихих.
Набивая трубку, Мельников заметил:
— Живой ли, мёртвый — нам от этого не легче. Под Засекиной служить я не пойду. Она мне половину роты положила под Небылым. Я ей этого до гроба не забуду.
Барышников поднял стакан.
— За настоящих князей!
Чокнулись и выпили. Трактирщик за портьерой протёр стакан и запомнил каждое слово.
Вечером на другом конце Ярославля, в неприметной квартире над сапожной мастерской, информатор Коршунова записывал услышанное за день. Агентурная сеть продолжала крутиться и в отсутствие самого главного хозяина, по инерции, как маховик, который вращается, покуда трение не остановит. Каждый вечер записи сводились в еженедельный отчёт. Отчёт ложился на стол Коршунова. Тот читал, хмурился и передавал Крылову.
* * *
В Костроме купец второй гильдии Парфён Григорьевич Шкурин, мужчина шестидесяти лет с добродушным лицом и совершенно недобродушной душой, сидел в кабинете на Молочной горе и подсчитывал убытки.
При Щербатове он занимался тем, что деликатно именовал «посредничеством в кадровых вопросах». Боярину нужен управляющий торговой конторой? Шкурин знал подходящего человека — за процент. Чиновнику понадобилась должность в городской управе? Шкурин устроит — за процент побольше. Казна выделила деньги на строительство дороги? Парфён Григорьевич подгонит подрядчика, который завысит смету вдвое, а разницу они с чиновником распилят по-братски.
Администрация Платонова расставляла людей по способностям, а не по кошельку. Промысел Шкурина иссох тихо и бесславно, как герань на подоконнике, которую забыли поливать. Последний заказ поступил четыре месяца назад — местечковый боярин просил устроить племянника в Торговый приказ, но новый глава приказа посмотрел на племянника, поговорил с ним пять минут и отправил восвояси. Шкурин вернул задаток и с тех пор жил на сбережения.
Бунтовать он не собирался. Парфён Григорьевич был из той породы людей, которые никогда не выходят на площадь, не пишут воззваний и не произносят речей; они действуют иначе — тихо, неприметно, как вода, подтачивающая фундамент.
В четверг вечером Шкурин отправил слугу к помещику Савицкому, который открыто, при людях, ругал «платоновские порядки» и грозился написать жалобу в Боярскую думу. Слуга передал конверт. Внутри лежали пятьдесят рублей серебром и записка: «От сочувствующего. На нужды».
Савицкий принял деньги, не интересуясь, кто сочувствующий. Деньги не пахнут.
* * *
Ни в одном из этих мест не происходило ничего, что можно было бы назвать мятежом — ни заговора, ни тайного общества, ни плана переворота. Каждый действовал сам по себе. Разрозненные, ничем не связанные поступки людей, которых объединяло только одно — отсутствие страха. При работающем Эфирнете и живом Платонове ни один из них не посмел бы и рта открыть; стоило тому и другому замолчать — полезли наружу, как плесень из щелей в стене, когда в доме гаснет печь.

Глава 2

Я уставился на Василису, силясь сообразить, верно ли расслышал её слова. Голова ещё плыла после недельной комы, и фраза «украл кристалл» казалась осколком чужого разговора, случайно залетевшим в палату.
— Что значит «украли»? Это что, буханка хлеба на прилавке⁈
Голицына опустилась на диван, подтянув под себя ногу, и принялась тереть глаза кулаком. Пластырь на рассечённой брови отклеивался, и она машинально прижала его обратно.
— Все кристаллы с Абсолюта упаковали и переправили в Детройт. Трофейная команда отработала чисто, уложилась в первые сутки. А дальше, само собой, Арбитры принялись делить этот пирог. Де Монтескьё и Висконти потребовали передать кристаллы «в качестве компенсации за их вклад в победу», причём каждый тянул одеяло на себя, — княжна скривилась. — Мари-Луиз осадила обоих.
— Как именно?
— Напрямую, — княжна пожала плечами. — Заявила, что Абсолют напал на её Бастион, добил тварь князь Платонов, и право первого выбора трофеев принадлежит ему. Тебе то есть. Фон Герсдорф приструнила обоих крикунов, и на том разошлись. Она, кстати, руку потеряла по локоть, но всё равно явилась на совещание и рявкнула на де Монтескьё так, что тот захлопнул рот на полуслове.
Баронесса — командир Арбитров, и если она встала на сторону Хранительницы, значит, политический расклад после сражения сдвинулся в пользу Детройта и моей делегации. Мелочь на фоне украденного кристалла, но мелочь приятная.
— А дальше?
— А дальше на вторые сутки главного кристалла в хранилище не оказалось, — Василиса поморщилась, подбирая формулировку. — Я даже не представляю, как верно обозначить его размер. Кристалл с Кощея — Титанический, а с Абсолюта какой?..
— Колоссальный, — произнесли мы с Синеусом в один голос.
Совпадение получилось настолько точным, что брат дёрнулся и покосился на меня, а я покосился на него. Василиса перевела подозрительный взгляд с одного на другого.
— Откуда вы оба это знаете?
— Старая классификация, — я не стал углубляться.
Голицына явно хотела расспросить ещё, но прикусила язык и вернулась к делу.
— Хранительница взяла расследование под личный контроль. У меня допуска к результатам нет.
— Понял. Спасибо, Василиса.
Тело постепенно приходило в норму, и чувствовал я себя вполне неплохо, при учёте всего, что довелось пережить.
Четыреста лет ни один человек не убивал Абсолюта, и кристалл, который вырос в сердце этой дряни, был вещью уникальной. Пока я лежал в отключке, какая-то сволочь утащила мой законный трофей!
— Я разберусь, — объявил я, поднимаясь. — Стефан, продолжим разговор позже. Василиса, найди мне одежду.
Пока я ждал возможность сменить больничный халат на что-то более приличное, за окном раздался стук. На подоконнике, нахохлившись, сидел Скальд. Ворон походил на чёрный мохнатый кулак, втянувший голову в плечи, и при виде меня ещё раз возмущённо стукнул клювом в стекло.
«Ну наконец-то! — скрипучий мысленный голос фамильяра ударил в голову. — Семь дней! СЕМЬ! Знаешь, как это — сидеть на подоконнике неделю и гадать, очнётся хозяин или нет⁈ Ты хоть понимаешь, что я тут пережил⁈»
Скальд…
«Нет, ты послушай! На третий день санитарка пыталась выгнать меня шваброй. ШВАБРОЙ! Меня, потомственного фамильяра! Я летал над полями сражений, когда прабабка этой санитарки ещё не родилась, а она на меня — шваброй!! Я ей чуть палец не откусил, между прочим, и был бы в своём праве!»
Ты в порядке?
«В порядке⁈ — ворон распушил перья и яростно клюнул жестяной отлив. — Я сижу в чужой стране, где вороны ни бельмеса не понимают по-человечески! Местный голубь, жирный, наглый, с утра садится на МОЙ подоконник и гадит! Каждое утро, Прохор! Я его гоняю, он возвращается! У него, видимо, расписание! А вчера притащил подружку!»
Я почувствовал, как дёрнулся уголок рта.
Рад тебя видеть, дружище.
Ворон осёкся. Переступил с лапы на лапу, издал тихий горловой звук, какой издавал только когда не хотел показать, что тронут.
«Ну… — буркнул Скальд, помолчав. — Я тоже. Рад, что мне не придётся искать нового хозяина. Ты хоть представляешь, какой сейчас рынок? Кругом одни бездари и скупердяи. И ни один, запомни, НИ ОДИН не знает, какие орешки нужно покупать!»
Солёные и крупные.
«Вот! — ворон победно щёлкнул клювом. — Видишь? Три года дрессировки, и результат налицо. Нет, ты положительно не имеешь права умирать. Кто ещё будет помнить про орешки?»
* * *
Воротник рубашки не желал застёгиваться. Пуговица выскальзывала, и я чуть не оторвал её к чертям собачьим, прежде чем кое-как впихнул в петлю. Самочувствие было в норме, зато магические каналы после отката, даже смягчённого Фимбулвинтером, горели, будто их продрали проволочным ёршиком. Пожилой детройтский целитель с седыми бакенбардами и поджатыми губами, загородил дверь и принялся бубнить про три дня наблюдения, про капельницу и про ответственность перед Гиппократом, а я слушал его секунд пятнадцать, после чего сообщил, что пока он тут мне капельницу выписывает, из-под носа его Бастиона утащили бесценный кристалл, и что мой организм как-нибудь перебьётся без его присмотра. Целитель поглядел на меня, на подписанный мною бланк, на меня опять, и молча отступил. Ишикава со своей командой уже отбыла в Сан-Франциско: портал ожил сразу после гибели Хлада, так что спорить с князем Платоновым в этом госпитале было решительно некому.
Василиса позвонила Федоту, и тот прислал автомобиль с парой охранников. За рулём устроился гвардеец Евсей, сияющий при виде здорового меня, как фонарь. Княжна села рядом со мной на заднее сиденье, и на каждом повороте я замечал, как она едва уловимо морщится: перевязанный бок давал о себе знать.
— Тебе самой бы в госпиталь, — заметил я.
— Мне самой бы поесть, — отрезала Голицына. — Неделю на больничном бульоне. Если увижу ещё одну тарелку этой мутной водицы, брошу всё и улечу в Москву.
Усмехнувшись, я подумал, что за три года Василиса довела ворчание до чистого искусства: ни одного лишнего слова, зато каждое попадает в цель.
Машина катилась по разбитым улицам, а я перебирал в голове, кто мог наложить руку на кристалл. Готов поспорить, Детройт после победы представлял собой великолепный хаос: ожившие порталы, сотни раненых, тысячи беженцев, потерявших дома, потоки возвращающихся жителей, ликование и разруха, намешанные в кучу. Шустрому вору с нужными навыками лучших условий не придумаешь. Оставался вопрос: кому это под силу и ради чего.
Очевидных кандидатов я насчитал четверых. Арбитры стояли первыми в списке. Де Монтескьё и Висконти уже открыто облизывались на Реликт, а каждый Арбитр, как бы формально он ни подчинялся баронессе Герсдорф, имел настоящего хозяина на другом конце портала. Негласный приказ от главы собственного Бастиона мог получить любой из них.
Следом шла Мари-Луиз Текумсе-Дюваль. На словах Хранительница могла провести расследование, а на деле одобрить «пропажу». Детройт только что пережил осаду, заводской квартал лежал в руинах, и кристалл Колоссального ранга в руках Хранительницы означал бы и восстановление инфраструктуры, и козырь в переговорах, и гарантию того, что условный Меровинг впредь не протянет лапы к Бастиону. Мотив железобетонный, и именно потому я не торопился с выводами: слишком очевидные мотивы вызывали у меня зуд.
Третьим напрашивался сам герцог Хильдеберт Меровинг, парижский правитель, который и раньше положил глаз на Детройт, а на фоне осады отказался помогать, выжидая, когда город ослабнет достаточно, чтобы подобрать обломки. Агентурная сеть де Понтиака разгромлена, сам маркиз мёртв, но у Меровинга хватает средств и людей, чтобы забросить свежего агента в город, обезумевший от радости. Праздник победы — лучшее прикрытие для вора.
И наконец, кукловод. Неуловимая тень, протянувшая щупальца в Детройт задолго до осады. Он подмял под себя де Понтиака, наладил поставку чертежей дронов на сторону, имел в распоряжении менталиста исключительного уровня и масштабные ресурсы. Кража редчайшего кристалла — ровно то, чего от него стоило ждать.
Автомобиль остановился у резиденции Хранительницы. Северное крыло здания лишилось части кровли, но стены устояли, и над входом висел флаг с символом Совета Двух Огней, потрёпанный ветром, с обгоревшим краем. Четверо бойцов в форме стояли у крыльца, и один при виде меня вытянулся в струнку.
Мари-Луиз приняла меня в рабочем кабинете, том самом, где мы обсуждали план обороны. Теперь кабинет выглядел иначе: стол завален бумагами, у стены валялся перевёрнутый стул, в воздухе висел дух остывшего кофе и типографской краски. Хранительница горбилась над документами, и на лице её, утомлённом до прозрачности, мелькнуло искреннее удивление, когда я переступил порог.
— Князь Платонов, — она поднялась, и тёмно-карие глаза с янтарным ободком потеплели. — Рада видеть вас в добром здравии. Мой лекарь уверял, что вы проведёте в госпитале ещё минимум три дня. Следовало догадаться, что он ошибётся.
— Ваш лекарь не учёл, что мне свойственно дурно выполнять предписания, — ответил я, символически целуя протянутую ладонь.
Обойдя стол, Мари-Луиз жестом предложила мне кресло.
— Прежде чем мы перейдём к делу, — произнесла она, замерев у окна, за которым виднелся изуродованный заводской район, — я хочу сказать кое-что от себя. Вы помогли Детройту в час великой нужды. Без вас этот город не дожил бы до прибытия Арбитров, и мы оба это знаем. Рискуя собственной жизнью и жизнями ваших соратников, вы сражались за чужих людей на чужой земле. Детройт этого никогда не забудет.
Я кивнул, не перебивая. Собеседница принадлежала к породе тех редких правителей, которые не швыряются словами, и благодарность, произнесённая этим тоном, весила тяжелее любого ордена.
— Вас и всех участников финальной операции представят к высшим государственным наградам, — продолжила Хранительница. — Подготовка к церемонии идёт вовсю, ждали только вашего пробуждения. И отдельно, князь, я бы хотела вернуться к нашему торговому соглашению. Полагаю, условия вас удивят. Мы умеем помнить добро…
— Благодарю, — ответил я. — Церемония подождёт. У меня вопрос о кристалле.
Тень набежала на лицо Мари-Луиз, стерев остатки приветливой улыбки.
— Я ожидала, что вы начнёте именно с этого.
Опустившись в кресло напротив, она сцепила пальцы на столешнице и заговорила другим голосом, деловым и усталым, без попытки изображать бодрость.
— Клянусь, Ваавийатаноонг не покушался на ваши трофеи, князь. Мы отлично понимаем, какой вклад вы внесли в победу. Я огорчена тем, что в суматохе после победы кто-то умудрился это провернуть. А суматоха была дикая: порталы возобновили работу, город ликовал, тысячи людей возвращались из укрытий, ремонтные бригады стучали молотками круглые сутки. Украли, к слову, только крупнейший кристалл, прочие нетронуты. Они ваши.
— Я хочу получить доступ к результатам расследования, — выговорил я без предисловий.
Мари-Луиз кивнула сразу, не торгуясь и не выставляя условий.
— Разумеется. Я ожидала этой просьбы.
Выдвинув ящик, Хранительница достала папку с гербовой печатью и положила передо мной. Я раскрыл. Рапорт начальника гарнизонной стражи, журнал доступа, допросные протоколы, заключение Бижики, схема маршрута какого-то автомобиля. После недельной комы строчки расползались, и я тратил на каждую страницу втрое больше времени, чем обычно, злясь на собственную немощь.
Кристалл вытащили из туши Хлада сапёры в первые сутки. Уложили в контейнер, отвезли в трофейное хранилище при штабе, запечатали. Рунная защита, магические замки, шестеро караульных посменно. Попасть внутрь без допуска высшего офицера было невозможно, и всё же кто-то попал.
В ночь пропажи журнал зарегистрировал визит генерала Натаниэля Дэвиса. Я его помнил: чернокожий мужчина с квадратной челюстью и бычьей шеей. В первые дни осады, когда половина штаба упиралась против эвакуации, Дэвис встал на мою сторону, и это решило вопрос. Порядочный офицер. И вот он, согласно журналу, в ночь пропажи входит в хранилище, предъявляет допуск, выкатывает контейнер на гидравлической тележке и грузит в служебный микроавтобус и уезжает. Собственная охрана помогает ему. Всё чинно, всё по процедуре.
Сам генерал ничего не помнил. Последнее воспоминание — ужин в штабной столовой около семи вечера, потом провал. Очнулся утром у себя в кабинете, за столом, с головной болью и пустым стаканом. Куда подевался автомобиль, понятия не имел.
Накомис Бижики обследовала генерала и вынесла вердикт: следы ментального воздействия. У охранников Дэвиса выявили ту же картину. Кто-то вертел генералом и его людьми, как марионетками на ниточках.
Я перевернул лист. Автоматические логи грузового портала засекли: служебный микроавтобус Дэвиса прошёл через портал в ту же ночь. Значит, кто-то пересел за руль, потому что сам генерал к тому часу уже сидел в штабе без памяти. Направление прыжка — Буэнос-Айрес. В самом Буэнос-Айресе след обрывался: микроавтобус прибыл, вор явно сменил машину где-то на месте, и отслеживать дальше было нечего.
Магические сенсоры наблюдения по Детройту не зафиксировали аномалий вокруг Дэвиса, пока тот перемещался по городу перед проникновением в хранилище. Саму машину довели по сенсорам до портала, а вот водителя внутри рассмотреть не удалось. Вор носил артефакт, экранирующий от магического наблюдения.
Я закрыл папку и поднял глаза на Хранительницу.
— Какой уровень менталиста по оценке Бижики?
— Магистр или выше, — Мари-Луиз ответила без промедления. — Чистая работа, без следов грубого взлома. Тонкая подмена намерения с последующей аккуратной зачисткой. Бижики сказала, что за всю карьеру видела подобное дважды, и оба раза это были менталисты с двадцатилетним стажем.
Я откинулся в кресле и уставился в потолок.
Менталист уровня Магистра, способный управлять боевым генералом как куклой и стирать память нескольким людям подряд. Человек, невидимый для магических сенсоров. И ведь это далеко не первый раз, когда менталист такого класса действует в интересах одного и того же заказчика.
Искусственный Гон, направленный на Гаврилов Посад, — ментальный импульс, транслированный через тушу мёртвого Кощея, который погнал тысячи Бездушных на мой недостроенный Бастион. Для подобного фокуса нужен менталист исключительной силы и артефакт-усилитель. Обруч мы нашли ещё после рукотворного Гона, в обломках сгоревшего вертолёта, на поляне в Пограничье: штучная ручная работа.
Потом был Потёмкин. Та же манера, тот же почерк: чужая воля, вшитая в разум так глубоко, что человек не подозревал о ней до самого конца. Смоленский князь попытался назвать имя заказчика, и закладка выжгла ему магическое ядро изнутри. Я стоял в трёх шагах, когда он сполз со стула.
Потом был де Понтиак. На допросе Бижики спросила, кому маркиз передавал чертежи дронов, и де Понтиак лёг мертвецом с кровью из носа и ушей, повторив смерть Потёмкина с точностью до секунды.
А теперь кража кристалла. Четыре удара, разнесённых по времени и географии, но нанесённых одной рукой. Кто-то годами содержал менталиста, по крайней мере Магистра, а скорее даже Архимагистра, снабжал его штучными артефактами, перебрасывал через океан и зачищал следы после каждой операции. От таких раскладов у меня скулы сводило от злости, а расследование, между тем, упёрлось: физический след оборвался в Буэнос-Айресе, менталист невидим для сенсоров, Дэвис — жертва, а не пособник. Поблагодарив Мари-Луиз, я пообещал вернуться, когда появятся зацепки, и вышел.
Зацепка нашлась через два часа, и принёс её человек, от которого этого ожидаешь в последнюю очередь.
Я собрал в гостевой резиденции тех, кому доверял: Василису, Синеуса, Федота и Курта Нойманна. Прусский инженер с самого прибытия в Детройт выполнял технические задачи без лишних разговоров: ходил по литейным дворам, составлял каталоги, и производил впечатление человека, которому главное, чтобы работа была сделана добротно. Из всей делегации Курт менее всего походил на разведчика, и именно поэтому замечал то, мимо чего остальные проходили.
Я пересказал всё, что вытянул из Хранительницы. Федот мрачнел по мере рассказа, сжимая и разжимая кулак. Василиса прикусила нижнюю губу и вычерчивала ногтем невидимые линии на подлокотнике кресла, что делала всегда, когда складывала данные в голове. Синеус подпирал стену спиной, неподвижный, как тень.
Когда я замолчал, никто не заговорил. Каждый переваривал услышанное.
— Ваша Светлость, — подал голос Нойманн. Говорил он негромко, с обычной своей педантичной размеренностью, словно докладывал о калибровке станка. — Вы сказали, что магические сенсоры не зафиксировали водителя. То есть на нём был артефакт против магического наблюдения, верно?
— Верно.
— От магии такой спрячет, да, а от стеклянной линзы и куска кремния в матрице, — Курт чуть развёл руками, — вряд ли. Алые Витязи же привезли с собой не только электронные системы связи, но и наблюдения. Камеры развесили по всему городу, в том числе у портальной станции. После победы Витязи ушли, а оборудование оставили.
Ещё бы, это было бы дурным политическим жестом после совместного боя.
Инженер выдержал паузу и добавил:
— Камеры до сих пор работают. Записи хранятся локально.
Я поднял голову. Холера, как же я сам не сообразил!
Федот уставился на Курта так, будто тот вытянул из рукава козырного туза, а Синеус впервые оторвался от стены.
— Курт, бери местных техников и снимайте записи за нужный промежуток, — распорядился я. — Федот, обеспечь охрану. Василиса, свяжись с Хранительницей и запроси допуск к помещению портальной станции.
Операция растянулась на два часа. Запись оказалась зернистой, с низким разрешением, но хотя бы цветной, потому что оборудование Витязей рассчитывалось на тактическое применение, а не на криминалистическую съёмку. Курт провозился больше часа, перебирая файлы и сверяя временны́е метки.
Мы стояли над экраном вчетвером, когда он нашёл нужный фрагмент.
Микроавтобус Дэвиса подъезжал к грузовому терминалу портальной станции. Камера ухватила водительское окно под углом, и в течение нескольких секунд в кадре мелькнуло лицо. Мужчина восточной внешности, худощавый, с рассечением на виске.
Курт остановил кадр и увеличил изображение. Лицо заполнило экран: скуластое, с глубоко посаженными глазами, тёмные короткие волосы. На вид лет тридцать пять-сорок. У висков белели застарелые ожоги, уже затянувшиеся кожей, характерные следы от ментальных артефактов-усилителей. Не свежие, а годами нажитые. Этот человек пользовался усилителями регулярно и долго.
Я обвёл взглядом присутствующих.
— Кто-нибудь знает это лицо?
Василиса покачала головой, Федот тоже. Синеус рассматривал изображение дольше остальных, прищурившись, наклонив голову набок, но в итоге тоже отступил. Один из детройтских техников проверил по базе и подтвердил: не гражданин, в реестрах Бастиона не значится.
Я распорядился снять копии для Мари-Луиз, для Коршунова и для собственного архива. Лицо вора, лицо менталиста, который, вероятно, стоял за гибелью Потёмкина и де Понтиака. Заказчика я пока не знал, зато знал исполнителя. Рано или поздно этот человек всплывёт, и когда это случится, я буду готов.
* * *
Детройтская ночь встретила меня сыростью и ветром с озера Эри, но после ледяного ада, который Абсолют обрушивал на город больше недели, когда плевок замерзал на лету, а трубы лопались внутри отапливаемых зданий, обычная июньская прохлада ощущалась как тёплая ванна.
Синеуса я отыскал на крыше гостевой резиденции, куда мы вернулись с окончанием осады. Брат устроился на парапете, свесив ноги наружу, и глядел на город. Огни Детройта горели неровно: часть кварталов оставалась тёмной, часть мигала аварийными генераторами, и над заводским районом, превращённым в руины прорывом Хлада, стояло оранжевое зарево сварочных работ. Ремонтные бригады не останавливались ни на час.
Услышав мои шаги, он обернулся. Длинные тёмные волосы, убранные за уши, прятали часть лица, и в темноте выражение его читалось плохо. Он не поднялся и не повернулся целиком, только подвинулся, освободив место рядом.
Я сел на парапет. Ноги повисли над тремя этажами пустоты, снизу тянуло холодом от мостовой, и минуту мы оба молчали. За тысячу лет накопилось столько всего, что начать с чего-то одного казалось невозможным, поэтому каждый ждал, пока заговорит другой. Синеус теребил край воротника рубашки, и я заметил, что руки у него больше не тряслись, как утром: только пальцы двигались нервно и быстро, привычка, которую он таскал с собой из прошлой жизни. В детстве Синеус вечно что-нибудь крутил в ладонях — камешек, щепку, обрывок кожаного ремешка. Мать говорила, что это признак беспокойного ума. Отец — что признак будущего воина. Правы оказались оба.
— Расскажи мне всё, — попросил я негромко. — С самого начала — с Пскова.
* * *
Слух настиг Авксентия Мамонтовича на суздальской ярмарке в среду, между бочонком мёда и лотком с отменными пирогами.
Ярмарочный день выдался шумным. Торговые ряды вдоль Кремлёвской стены забиты до отказа: бабы торговали молоком и творогом, мужики сбывали дрова и сено, коробейники раскладывали свёртки ситца и кожаные ремни, а в дальнем конце, где площадь переходила в грязный пустырь, какой-то цыган продавал хромую кобылу и божился, что она рысью обгонит любого жеребца. Авксентий Мамонтович пробирался через толпу, раздвигая людей пузом и локтями, и разыскивал купца Зиновьева, который обещал привезти калужскую водку по старой цене.
Зиновьева он нашёл у палатки с рыбой. Купец, сухощавый мужик с хитрющими глазами и аккуратно подстриженной бородкой, торговал осетриной, привезённой откуда-то с Астрахани, и одновременно пересказывал соседу-лавочнику новости, от которых у Шубина зашевелились волоски на загривке.
— Мой кум Тарасов, — говорил Зиновьев, заворачивая рыбину в промасленную бумагу, — три дня назад воротился из Нового Амстердама. Он там торгует сукном с тамошними голландцами. Так вот, Тарасов рассказал, что от Детройта осталось одно название. Тварь вылезла из портала ростом с колокольню, о шести головах, и каждая голова плюётся льдом, который не тает. Весь город под коркой, людей замораживало прямо на улицах, стоят, говорят, как статуи. А русский князь, — Зиновьев понизил голос и осмотрелся, — полез на неё верхом на каменном змее. Змей, говорят, проглотил тварь, а тварь проглотила змея, оба рухнули, и князя завалило. Три дня откапывали, а когда откопали — он уже синий был, насквозь. Тарасов, правда, сам не видел, ему пруссак один рассказывал, а тому — француз из Детройта, но француз божился.
— Мёртв? — переспросил лавочник, вытаращив глаза.
— А ты попробуй живым быть, когда тебя льдом насквозь прохватило, — Зиновьев пожал плечами и принялся за следующую рыбину. — Бздых там вылез лютый, сам понимаешь. Против такой твари не выстоишь.
Авксентий Мамонтович стоял в двух шагах от прилавка и слушал, позабыв про водку. Сердце стучало часто и гулко, кровь прилила к щекам, отчего мясистая физиономия помещика сделалась свекольного цвета, который, впрочем, можно было списать на жару и давку.
Расспрашивать подробнее Шубин не стал. Незачем. Платонов мёртв или при смерти за океаном, что ровно одно и то же, а кроме Платонова тут бояться некого. Засекина с её наёмниками? Боярин фыркнул. Тюфякин? Помещик вспомнил, как суздальский князь в прошлом году, посещая с визитом первую купеческую гильдию, испугался брехливой псины на улице, спрятавшись за охранником, и мысленно поставил на этом точку. Управлять шестью княжествами из этой компании не способен ни один, а уж ему, столбовому дворянину, указывать и подавно никто не станет.
Он развернулся и ринулся обратно к пролётке, раздвигая ярмарочную толпу животом. Степан, задремавший на козлах, подскочил от хозяйского окрика, и пролётка выкатилась из Суздаля, подпрыгивая на колдобинах.
До самого Горюхина Шубин не проронил ни слова. Сидел, уставившись в одну точку, и на его обычно расплывчатой физиономии проступало нечто, отдалённо похожее на сосредоточенность.
Он мнил себя человеком действия. Ошибочно, как и почти всё, в чём Шубин был убеждён. Человек действия оценивает обстановку, просчитывает последствия и выбирает верный ход; боярин же просто делал первое, что приходило в голову, и принимал отсутствие немедленной расплаты за одобрение свыше.
За три дня, с четверга по субботу, он перевернул жизнь Горюхина и окрестностей.
Заставу укрепили. Фомка с Игнатом получили подмогу — пахаря Петруху и деревенского кузнеца Акима, которого Шубин снял с работы, не спрашивая, хочет ли тот торчать на перекрёстке с винтовкой. Рядом с дорогой вкопали два столба и перетянули между ними верёвку. Вместо алтына с телеги помещик назначил рубль, с купеческих обозов — два, с верховых — так уж и быть, алтын.
Первый купец, подкативший к заставе с тремя возами льняного полотна, услышал новую цену, побагровел и заявил, что это грабёж.
— Дорога барская, — ответил Фомка, шмыгнув носом. — Барин так решил. Не нравится, езжай лесом.
Купец поругался, выложил шесть рублей и уехал, пообещав пожаловаться воеводе. Пожаловался ли, Шубин не знал и знать не хотел. Воевода уже доказал свою беспомощность: две недели молчания после первого рапорта говорили за себя.
Второй удар боярин направил на школу.
Открыли её в Горюхине по указу администрации Платонова. Учителя прислали из Суздаля — молодого парня по фамилии Лапин, выпускника какого-то педагогического заведения, тихого, в очках с треснувшей дужкой, с чернильными пятнами на пальцах. Лапин учил детей грамоте, счёту и основам истории. Занимались в пустовавшей избе на краю деревни, расчищенной, побелённой, заставленной самодельными скамейками.
Шубин явился в школу в пятницу утром, в полном камзоле и с выражением лица, которое, по его замыслу, должно было внушать почтение, а на деле внушало оторопь. Лапин как раз растолковывал детям таблицу умножения.
— Собирай вещи и уматывай! — заявил Авксентий Мамонтович с порога. — Школа закрыта.
Лапин поправил очки, посмотрел на помещика снизу вверх и спросил:
— По чьему распоряжению?
— По моему, — боярин ткнул себя пальцем в грудь, едва не оторвав пуговицу. — Это моя деревня. Мои крестьяне. Мои дети. Я решаю, чему их учить и учить ли вообще.
Боярин сам читал по складам и однажды, лет десять назад, подписал чек на большую сумму, чем собирался, перепутав «двадцать» и «двести», после чего невзлюбил грамотность как явление. Школа в его деревне, таким образом, была для помещика оскорблением не только политическим, но и глубоко личным.
— Школа открыта по указу княжеской канцелярии, — возразил Лапин, и голос его, хоть и дрожал, не сломался. — Я подчиняюсь Суздальскому воеводе, а не вам.
— Воевода далеко, а я вот он, — Шубин шагнул к нему, и от помещика пахнуло вчерашней водкой и чесноком. — Считаю до десяти. Потом Фомка с Петрухой помогут тебе собраться.
Лапин не стал ждать до десяти. Он посмотрел на двадцать три пары детских глаз, прямо сейчас глядевших на него из-за самодельных парт, собрал тетради, мел, потрёпанный учебник арифметики и стопку прописей, затолкал всё в холщовый мешок и вышел. Дети молчали, и только Нюрка, дочь кузнеца Акима, заплакала тихо, без рёва, размазывая слёзы по щекам, и постепенно её плач подхватили остальные. Звук этот провожал учителя, пока тот шагал по деревенской улице к околице — сутулый, с узелком через плечо.
Авксентий Мамонтович наблюдал из окна кладовки и не слышал ничего, кроме собственного ликования. В его голове происходящее выстраивалось в победную цепочку: выгнал платоновского прихвостня и лазутчика, восстановил должный порядок.
Порядок, в понимании Шубина, включал и третий пункт — крестьян. При Тюфякине Авксентий Мамонтович драл с мужиков три шкуры, и никто не пикал. Потом явились платоновские порядки, и драть стало опасно, потому что мужик мог пожаловаться и жалобу бы приняли. Теперь жаловаться некому. Шубин восстановил старые подати, которые отменила администрация Прохора: подворный сбор, «помещичий процент» с урожая в четверть собранного, натуральную повинность — три дня в неделю на барской пашне вместо одного. Мужики заворчали, но подчинились, потому что привычка гнуть спину перед барином выжигалась из хребтов поколениями, и полугода платоновских порядков не хватило, чтобы её вытравить.
Противодействовать помещику оказалось некому. Воевода Суздаля, получив жалобы от возчиков и донесение от выгнанного учителя Лапина, составил очередной рапорт и отправил в Угрюм, где бумага легла в стопку к таким же. Полиция не вмешивалась. Там хватало дел по прямому профилю, и до самоуправства мелких помещиков не доходили руки. Да и некоторые чины считали происходящее вполне справедливым, хотя и противоречащим указу. Шубин дворянин, формально на своей земле, а князя, который мог бы отдать прямой приказ, нет, и неизвестно, будет ли вообще.
Боярин ликовал с искренностью, опасной для окружающих и губительной для него самого. Ему казалось, нет, он был твёрдо уверен, что «настоящие дворяне» по всему княжеству мыслят так же, просто молчат, и нужен лишь человек, который произнесёт вслух то, что остальные шепчут за закрытыми дверями.
В субботу Шубин приказал Степану запрячь лучшую тройку и отправился объезжать соседей.
Первым был Рябов из Заречного, с которым и так всё было ясно: сосед давно пел в унисон и поставил собственную заставу. Рябов выслушал горячие речи, кивая с энтузиазмом, и согласился на всё, потому что соглашаться с Авксентием Мамонтовичем было единственным, что Рябов умел делать хорошо.
Вторым оказался помещик Колыванов, владелец двух деревень к югу от Суздаля, мужчина неразговорчивый и осторожный. Колыванов слушал молча, покачивая головой, и на все горячие речи ответил одной фразой: «Подумаю, Авксентий Мамонтович», что на его языке означало «нет», но Шубин этого не разобрал и записал соседа в сочувствующие.
Через полчаса после отъезда гостя Колыванов запер ворота, велел жене никому не отпирать, особенно «если приедет этот дурень», и сел пить чай с выражением лица, с каким люди обычно пережидают град.
Третьим и четвёртым были братья Протасовы из Ильинского — оба лысые, толстые, похожие друг на друга, как два горшка из одной глины. При Тюфякине Протасовы владели мельницей на ручье и брали помольный сбор, который новая администрация признала незаконным. Братья затаили обиду и теперь, услышав от Шубина, что «время вернуть своё, покуда некому помешать», переглянулись и синхронно кивнули.
— Мы же сами пришли к Платонову, — повторял Шубин, сидя в гостиной Протасовых и размахивая чашкой, из которой расплёскивалось на камзол.
В его воображении он стоял вровень с князем Тюфякиным и Угрюмский князь практически упрашивал их двоих войти в его союз.
К концу визита из чашки на камзол вылилось столько, что батюшкин бархат сменил цвет с тёмно-зелёного на пятнисто-бурый, и в таком виде помещик напоминал не столько предводителя суздальского дворянства, сколько скатерть после именин.
— Тюфякин добровольно передал власть, нас не завоёвывали, не осаждали, ни единого выстрела не было, а обращаются хуже, чем с побеждёнными, — повторил он свою любимую присказку. — Заставу мою убрали, зятя с должности поснимали, аудиторов понаприсылали, а реформы эти, вы слышали? — он наклонился вперёд, понизив голос для пущего эффекта. — Землю мужикам раздать хотят, задарма, вашу землю и мою. Комиссии ездят, десятины замеряют. Это к чему, по-вашему?
Старший Протасов почесал лысину.
— А ежели Платонов вернётся?
— Он полез на Абсурда, или как его там, — Шубин выставил палец, как будто указывал на невидимого врага. — Половина Бейрута в руинах лежит. Портал до сих пор не работает. Подал бы знак, если бы жив был. А девка-наёмница его покуда разберётся, что к чему, мы уже все дела поправим.
Младший Протасов переглянулся со старшим, и оба молча кивнули.
Обратная дорога заняла полтора часа. Авксентий Мамонтович развалился на сиденье пролётки, глядя в закатное небо, и щёки его горели, как у мальчишки после первой драки. Тройка бежала по пыльной дороге, из-под копыт летели комья подсохшей глины. Помещик уже прикидывал, кого навестить на следующей неделе, и от Рябова с Протасовыми мысль перескочила к Тюфякину: написать, напомнить тому, что он настоящий князь, а пришлые канцеляристы им помыкают.
Ни разу за всю поездку Авксентий Мамонтович не задумался о том, что будет, если Платонов всё-таки вернётся. Эта мысль просто не помещалась в его голове, как не помещается слон в собачьей будке. Шубин видел мир таким, каким хотел видеть, и мир, в котором Платонов жив, здоров и рано или поздно спросит с каждого — в этот мир Авксентий Мамонтович верить отказывался.
Далеко от Горюхина, в Управлении внешних связей и торговли, служившем прикрытием для разведывательной службы Угрюма, рапорт суздальского воеводы о художествах помещика Шубина А. М. лежал в стопке входящих бумаг. Ничем не выделявшийся листок, один из многих. Через пару дней его вытащит из стопки Коршунов, прочтёт и вложит в очередную сводку, которая ляжет на стол княгине Ярославе.

Глава 3

Синеус ответил не сразу, погрузившись в мрачные мысли.
Перед глазами у меня сам собой всплыл тот день, ярко, до мелочей: кабинет, пергамент на столе, чернильная клякса на указательном пальце, и младший брат, привалившийся плечом к дверному косяку, скрестивший руки, нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу, пока я рассказывал ему донесения разведки о том, что в Пскове завёлся культ Возрождённых и с ними нужно разобраться. Выслушал, ухмыльнулся. «К ужину вернусь». Присказка. Он повторял её перед каждым выходом из крепости, и мне никогда не приходило в голову, что однажды она окажется враньём, потому что к ужину он не вернулся, ни к тому, ни к следующему, ни через месяц, ни через три.
— Когда спускаешься под землю с тремя сотнями бойцов, — заговорил он, уставившись на тёмные крыши Детройта, хриплым голосом, — первое, что замечаешь, это звуки. Шаги, бряцание доспехов, чьё-то дыхание. Потом тоннели сужаются, и звуки меняются, эхо принимается играть с тобой: шорох за спиной оказывается твоим собственным плащом, а капля воды с потолка гремит, как удар молота.
Он замолчал. Пальцы машинально перебирали край рубашки.
— Рубка началась через два часа после спуска, тоннели кишели не фанатиками, а полноценными Бездушными, мы теряли людей на каждом повороте. Дрались в темноте, при свете факелов и магических огней, которые гасли один за другим, потому что некроэнергия жрала их быстрее, чем мы успевали зажигать новые. К исходу второго часа от трёхсот осталось меньше ста.
Я слушал, не перебивая. Ветер с озера Эри играл волосами, внизу по мостовой прогрохотал грузовик с досками, и кто-то из ремонтников крикнул напарнику, чтобы тот посветил фонарём, а не ковырялся пальцем в носу.
— На втором ярусе нас ждала засада, — Синеус произнёс это с выхолощенной отстранённостью, от которой тошнило сильнее, чем от самих слов. — Семеро Жнецов. Запечатали выходы за нами и перебили две трети оставшихся за первые минуты, потому что в тесных тоннелях наше преимущество в числе ничего не стоило. Это была не случайность, Хродрик. Ты послал меня, потому что лучше меня с этим никто бы не справился, и Кощей это знал. Он заготовил ловушку и ждал, рассчитывая, что император отправит вниз своего брата.
Мне не понравилось то, что я услышал. Выходило, что Тот-кто-за-Гранью не просто оборонял гнездо, а заманивал людей, охотясь на Синеуса как на инструмент, заточенный под одну-единственную цель: забрать мою жизнь.
— Когда нас осталось одиннадцать, Кощей явился лично, — продолжал Синеус. — Червь, громадный, толщиной со старый дуб. Он прикончил остальных за считаные минуты. Меня не тронул.
— Почему?
Брат повернул голову, и в полутьме его глаза с тёмным ободком по краю радужки казались почти чёрными.
— Потому что ему приказали. Кощей высосал часть моей души, Хродрик. Существенную часть. Делал это неторопливо, точно пил из кубка, и я чувствовал, как из меня утекает что-то невероятно важное, а на место ему приходит пустота. Безразличная и бездонная, как омут.
Голос оставался ровным и будничным, как у человека, который давно перестал ранить себя этим воспоминанием и теперь произносит слова по привычке, не вкладывая в них ничего.
— Обычная Химера, как ты знаешь, — Синеус пожевал губу, подбирая формулировку, — это маг, которого покалечили, но не добили. Изуродованная воля такого неудачника сама заполняет пустоту, чем хватает. Обычно безумием. Со мной получилось иначе: пустоту заполнил Тот-кто-за-Гранью, вложив контроль в повреждённую душу, как вставляют ключ в замок.
— Сколько это заняло?
— Две недели. Первые три дня я ещё дрался с самим собой, кричал, грыз стены, бился затылком о камень, но мне не давали умереть. На четвёртый день голос в голове сделался тише моего собственного, на пятый — я уже не мог разобрать, какая мысль моя, а какая подсунута извне. К концу второй недели мне осталась лишь щель. Узкая, тёмная, как прорезь в забрале шлема, через которую я иногда видел, что творят мои руки, а большую часть времени не видел ничего, барахтаясь в мутной пустоте, где не было ни верха, ни низа.
Желваки на моих щеках натянули кожу от стиснутых зубов.
— Проблески возникали в двух случаях, — он поднял два пальца. — Когда я пытался сопротивляться из последних сил, борьба расшатывала механизм. И когда враг сам ослаблял хватку. Перед входом к тебе окно внезапно распахнулось, и я увидел твоё лицо отчётливо, в полном сознании. Тот ублюдок сделал это нарочно, будь уверен. Хотел, чтобы я видел, что сейчас сделают мои руки.
Меня передёрнуло, и отнюдь не от ветра.
— Именно в этот проблеск я сумел сместить свой удар, — Синеус произнёс это ровно, без нажима. — Кинжал пошёл на два сантиметра левее, чем должен был. Этого хватило, чтобы ты прожил ещё несколько секунд и ударил в ответ.
Я долго молчал, переваривая услышанное. Вся разница между гибелью империи в ту же ночь и тем, что Астрид успела подхватить меч и прикончить Химеру, уместилась в два паршивых сантиметра.
— Был ещё один проблеск, — добавил он тише. — Я выбрал прийти днём, а не ночью. Не могу утверждать наверняка, что это было моё решение. Помню ощущение, тусклую мысль, продравшуюся сквозь туман: «Днём он увидит». При свете, при слугах, на открытом месте, у тебя оставался шанс заметить неладное. Тот-кто-за-Гранью, видимо, не придал значения разнице, для него несущественная деталь, а, может, хотел посмотреть, насколько я прав. Так или иначе — на большее у меня не хватило сил.
Когда-то, прорываясь до ранга Архимагистра, я пережил это мгновение заново, почувствовал, как часть брата боролась изнутри, хотела быть остановленной. Теперь я получил подтверждение из первых рук.
— Расскажи про регенерацию, — попросил я. — Ишикава говорила, что твой механизм регенерации основан на некроэнергии. Связано ли это как-то с тем, что ты был Химерой?
Синеус щёлкнул пальцами.
— В самое яблочок, брат. По крайней мере, мне так думается. Я умер не человеком, а Химерой, наполовину Алчущим. Это их фирменный трюк восстанавливаться после полученных ран. Уж не знаю, почему моя душа попала в тело потомков, но в момент смерти она несла отпечаток трансформации. Перерождение сорвало контроль Того-кто-за-Гранью, стёрло чужую волю, а вот модификацию самой души не смогло. Тело, в которое я угодил, начало перестраиваться по этому «чертежу». Так я и получил регенерацию Бездушных, фактическое бессмертие. Живой организм не получает некроэнергию извне, как Бздыхи, зато генерирует её изнутри, через боль.
— Каждая рана порождает микродозу, которая тут же идёт на восстановление. Замкнутый цикл: повреждение порождает энергию, энергия латает повреждение, — вспомнил я слова Ишикавы.
— Она, как и Гильдия Целителей, копалась в биологии, пытаясь понять мою природу, а ответ лежит в метафизике. И вот что тебе следует знать ещё, Хродрик: мои клетки несут формулы добычи некроэнергии, фактически зашифрованный способ открытия порталов за Грань. Гильдия двадцать лет кромсала моё тело как подопытный материал, а под конец Маршан выстроил на нём ритуал. Если кто-нибудь разберётся в моей природе, я опять стану мишенью.
Эта новость меня не удивила. Тот-кто-за-Гранью говорил о том же, правда, Синеус тогда валялся без сознания, и я мысленно вбил этот пункт красным колом в список первоочередных задач: оградить Синеуса от любой структуры, способной повторить эксперименты Гильдии. Одного грёбаного Абсолюта нам хватило с головой. Второй раз, спасибо, не надо.
— Есть ещё кое-что, — Синеус чуть склонил голову. — В прошлой жизни у меня Таланта не имелось, зато перерождение подкинуло нежданчик. Я называю это «Слепое пятно». За двадцать лет на операционное столе Гильдия не раз таскала ко мне менталистов, пытаясь выведать мои секреты, и каждый уходил с пустыми руками, потому что в радиусе нескольких десятков метров от меня ментальная и провидческая магия попросту не работает. Ясновидящий, пытающийся «увидеть» меня или кого-то рядом, не может настроиться: его взгляд скользит мимо, как мимо пустоты, и сам он даже не осознаёт, что упустил цель. Менталист упирается не в стену, а в отсутствие, словно объекта нет вовсе. Маршан зафиксировал аномалию в протоколах, но так и не понял, с чем столкнулся. Талант целиком пассивный.
Я поймал себя на том, что подался вперёд. Вспомнил прямой контакт с властелином Бездушных под Гавриловым Посадом, его ментальное давление, от которого плавились мысли. Талант Синеуса представлял собой щит против именно такого воздействия.
— Против Того-кто-за-Гранью, — произнёс я вслух, — это стратегически бесценно.
— Знаю, — ответил Синеус без тени самодовольства.
Я помолчал, собираясь с мыслями, и задал вопрос, который вертелся на языке с той минуты, когда Стефан Пожарский впервые рассказал о ножевом ранении у бара.
— Сколько тебе лет на самом деле?
Синеус усмехнулся, и усмешка получилась горькой.
— Стефан Пожарский умер от ножевого в тысяча девятьсот шестьдесят девятом. Скорая опоздала, тело увезли в окружной морг. Через несколько часов после остановки сердца моя душа вошла в его тело, регенерация включилась с запозданием, перестраивая организм, и запустила сердце уже на металлическом столе. В морге очнулся я.
Значит, ему было не «чуть больше тридцати», а за пятьдесят, хотя тело выглядело на тридцать с небольшим. Двадцать лет на свободе и двадцать в плену у Гильдии.
— Двадцать лет до Гильдии, — продолжил он, будто угадав мой вопрос. — Невозможность сдохнуть и невозможность жить с тем, что помнил, тянули меня в разные стороны, как два вола, впряжённых в одну телегу. Бродяжничал, нанимался к кому попало. Уходил в леса и вырезал Бездушных в промышленных масштабах, потому что не придумал, на кого ещё выплеснуть ненависть. Эссенции хватило, чтобы подняться до Магистра. Потом даже истребление тварей утратило смысл. Я искал помощи у кого угодно, пока не набрёл на благотворительную структуру Гильдии. Дальше ты знаешь.
Фраза повисла в воздухе. Я положил ладонь ему на плечо и сжал. Слов не было, да они и не требовались.
Следующий час мы обменивались разведданными, как два командира, долго провоевавших по разные стороны карты и наконец встретившихся за одним столом.
Синеус рассказал об устройстве сети управления Бездушными. Описывал он это не как приказы, а как течение: давление воды, задающее направление. Трухляки реагировали автоматически, щепками в потоке. Стриги ощущали направление чуть точнее. Жнецы получали что-то похожее на образы, не слова, а картинки: удержать участок, убить вот эту цель. И только Кощей слышал голос Того-кто-за-Гранью как членораздельную речь.
— После гибели Кощея остаётся инерция, — добавил он. — Последний переданный импульс продолжает действовать от нескольких минут до часа. Твари, получившие команду «атаковать крепость», продолжат атаку ещё какое-то время, прежде чем скатятся в хаос. Вот почему в некоторых боях они не рассыпаются сразу.
Занятно… Эдакий затухающий импульс мёртвого дирижёра.
О природе Того-кто-за-Гранью Синеус говорил осторожнее, подбирая каждое слово так, будто щупал болотистую почву перед шагом.
— Большую часть времени он действует как внешняя среда, слепая сила, которая питает Бездушных и задаёт направление по установленным правилам. Что-то вроде… океана, который просто бушует. А в ключевые моменты, я их чувствовал, как чувствуешь, что за тобой наблюдают, сила фокусируется и становится кем-то, у кого есть разум. Океан формирует волну и бьёт прицельно. Стоит подняться ставкам, вылезают Абсолют, Химера, портал, и за течением проступает чужая воля.
— С тобой он разговаривал?
Синеус покачал головой.
— За три месяца от него дошло три «послания», и ни одно не являлось словами. Первое — когда меня схватили: что-то вроде взвешивания, секундное, брезгливое, как пощупать товар на рынке, «яблоко битое, но сгодится», и дальше пусто. Второе — образ: ты на троне, Хродрик. Вид сверху. «Вот куда ты пойдёшь». И третье — перед самым выходом наверх, единственное, что хоть отдалённо смахивало на членораздельную мысль: «Он тебе доверяет. Используй это».
Брат помолчал, растирая висок.
— Заготовка, которую берут, обтачивают и пускают в дело, — вот чем я для него был. Три месяца, и ни слова сверх необходимого.
Со мной Тот-кто-за-Гранью вёл себя иначе: философствовал, торговался, тянул за ниточки, будто щупал стену в поисках трещины. С Синеусом — молчал. Если вдуматься, этот контраст выдавал тварь с головой: беседу она затевает только с теми, кого не способна переломить вслепую, а Синеус был слепком, который ломать не требовалось.
Я спросил, заметил ли Синеус у твари какие-нибудь слабые места. Он задумался и описал два наблюдения. Первое касалось самой трансформации: контроль заполнял пустоту в душе медленно, ровным давлением, словно у потока имелся предельный расход на единицу времени. Когда дар Синеуса огрызался, процесс не нажимал, а пережидал. Тот-кто-за-Гранью не мог продавить сопротивление одним ударом, а значит, его воля добиралась до Синеуса не напрямую, а через канал, через портал, и этот канал имел ограниченную пропускную способность.
Второе: в сети управления существовали «тихие» периоды, когда давление ослабевало и Бездушные вокруг словно засыпали, замирали на месте, не реагируя ни на что. Потом давление возвращалось, и всё начиналось заново. Синеус толковал это как переключение внимания: сущность не способна поддерживать одинаковый уровень контроля надо всеми точками одновременно.
— Одновременная угроза на нескольких фронтах, — произнёс я, додумывая мысль вслух, — может заставить его «размазать» внимание и ослабить контроль на каждом.
— Именно.
Ещё одно я вытянул из брата не вопросом, а долгим молчанием, после которого он заговорил сам.
— Я ощущал его гордыню, Хродрик. Огромную, абсолютную, вросшую в саму природу сущности. Он мнит себя категорически иным, существом другого порядка, для которого люди не противники и даже не добыча, а материал. Человек не злится на плесень, появившуюся на стене погреба. Не ненавидит её и не боится. Просто счищает, если мешает, или не замечает, если не мешает.
— Знаю, — ответил я. — Даже я, которого он целенаправленно убивал, был для него не врагом, а аномалией, требующей «исправления».
Синеус кивнул и добавил то, чего я не ожидал:
— Гордыня — его уязвимость. Он не снисходит до того, чтобы перепроверять свои расчёты, и не допускает мысли, что материал способен повести себя непредсказуемо. Раз за разом он верно считает физику и проваливается на людях. Ты должен был умереть мгновенно и не умер, потому что Астрид стояла в дверях и ты хотел её защитить. Я должен был стать безупречным оружием, а сумел исказить удар кинжалом. Астрид должна была в страхе сбежать, а подняла Фимбулвинтер и убила опасную Химеру. Для него привязанность — всегда слабость, которую можно эксплуатировать. Ему недоступна мысль, что привязанность может стать силой, превышающей физические возможности тела.
Из всего, что я услышал за вечер, это было самым ценным: системная слепота врага, описанная свидетелем изнутри, и описанная настолько конкретно, что на ней можно строить стратегию.
Пришла моя очередь.
Синеус слушал молча, подавшись вперёд, сцепив руки в замок. Я начал с начала: как очнулся на виселице в теле Прохора Платонова, молодого аристократа из захудалого рода, как был сослан в деревню на краю Пограничья, как постепенно осознал, что попал не в чужой мир, а в будущее своего собственного, и как обнаружил, что империя, которую мы строили всю жизнь, развалилась за десяток поколений, а на её месте раскинулись раздробленные княжества, управляемые интриганами и выродившимися мерзавцами.
Дальше пошло быстрее: дружина из местных охотников, месторождение Сумеречной стали, Гон Бездушных и оборона Угрюма, Владимир, коронация, армия, академия, война с Тереховым, Щербатовым и Шереметьевым, Минск, свой Бастион, война с Гильдией Целителей, след которой привёл меня сюда, в Детройт.
— Ты объединил шесть княжеств за три года? — переспросил Синеус, впервые за весь вечер позволив себе удивление.
— Одно вошло добровольно. Остальные пришлось убеждать.
— Узнаю тебя, брат, — он едва заметно усмехнулся.
— Трувор, — произнёс я, меняя тему. — Его убил ты или нет?
— Нет. В последний раз я видел Трувора живым за несколько месяцев до похода. Он сидел у себя в лаборатории, обложенный книгами и пустыми чашками, и разговаривал с подопытной крысой. Когда я зашёл, посмотрел на меня так, будто я помешал ему дискутировать с единственным достойным собеседником. В общем, обычный Трувор.
— Он исчез в ночь моего убийства, — я достал из памяти то, что вычитал в дневнике Астрид. — Стража обнаружила разгромленную лабораторию с кровью на полу. Ни тела, ни следов. Тот-кто-за-Гранью в разговоре под Гавриловым Посадом утверждал, что Трувора убили не Бездушные, но слова врага могут быть ложью или полуправдой.
— Или тремя правдами, переплетёнными так, чтобы из них следовала неправда, — добавил Синеус. — Его излюбленный приём.
— Судьба Трувора остаётся открытым вопросом.
— Да.
Повисла тишина. Ветер принёс запах сварки с заводского квартала, кислый и горький.
— Астрид, — негромко произнёс Синеус. — Расскажи про неё.
Я рассказал. О дневнике, найденном в тайнике под руинами нашего дворца. О девятнадцатилетней девчонке, которая только что зарубила чудовище, в которое превратился её дядя, и собрала осколки рухнувшего мира, и железной волей заставила князей признать себя императрицей. О том, как она правила до старости, зачищая остатки Бездушных, подавляя мятежи, строя дороги и крепости. О последней записи, сделанной дрожащей рукой старухи, где просила простить за то, что не нашла достойного продолжателя нашего дела.
Синеус долго молчал после этого. Сидел неподвижно, свесив ноги с парапета, и смотрел на оранжевое зарево сварочных работ, отражавшееся в его глазах.
— Последний раз я видел её вбегающей в зал, — выговорил он наконец, и голос дал трещину. — Улыбалась. Бежала обнять дядю, вернувшегося из похода. А мои руки уже сжимали кинжал…
Я не стал говорить, что это был не он. Правда была сложнее любого утешения, мы оба это знали. Вину я простил ещё днём, но вина от такого прощения не испаряется, она вросла в кости и сделалась частью его самого. Объяснять это друг другу нам не требовалось.
С озера потянуло сыростью, обещавшей скорый дождь.
— Магистр Остеомантии, уникальная регенерация и не менее уникальный Талант, десятки лет боевого опыта, — я загнул четыре пальца. — Мне нужен не просто боец, Синеус. Мне нужен человек, которому я отдаю целое направление и больше туда не смотрю, потому что знаю: там порядок.
— Ты хочешь, чтобы я командовал, как встарь?
— В том числе. В первую очередь, я хочу, чтобы ты был рядом, а формат определим по ходу. Для остального мира ты — Стефан Пожарский, и точка. Раскрывать настоящее имя нельзя.
— А как на это отреагируют остальные? Твои люди видели, как я дерусь, но не знают, кто я. Если ты меня возвысишь, начнутся расспросы.
— Пусть спрашивают. Ты сильный маг, которого я вытянул из лаборатории Гильдии. Ты закрыл мне спину против Абсолюта, и половина моего окружения это видела. Этого хватит с запасом, чтобы объяснить любое назначение, ведь в наших краях людей судят по делам, а не по родословной.
— Согласен, — коротко ответил брат.
— Твоя природа — и козырь, и мишень. Гильдия уже кромсала тебя ради ритуала, доберётся кто-нибудь ещё — повторит. Нужна охрана, и полагаться на один Талант было бы глупо.
— У тебя есть надёжные люди?
— Познакомлю, когда вернёмся домой.
На лице Синеуса мелькнуло выражение, которое я видел лишь однажды, когда отец возвратился из похода, хотя мы его уже не ждали: та же ошарашенная, почти детская благодарность человека, которому вернули нечто, утраченное так давно, что он давно перестал надеяться.
Я полез во внутренний карман рубашки и вытащил перстень. Тяжёлый, из тёмного серебра, покрытого вековой патиной. На внутренней стороне два имени, вырезанных рукой мастера, которого уже тысячу лет как нет в живых. «Хильда». «Астрид».
Синеус замер.
— Ты подарил мне его после рождения Астрид. Нашёл в тайнике, под руинами дворца, — произнёс я. — Пережил века.
Брат протянул руку, коснулся перстня кончиками пальцев, бережно, как трогают вещь, которая вот-вот рассыплётся, и провёл подушечкой большого пальца по гравировке. Лицо его в свете далёких фонарей застыло, и я не стал вглядываться: бывают минуты, когда столько всего сталкивается в одной точке, что ни одно чувство не способно выбиться наверх.
— Я рад, что время сохранило его, — проговорил Синеус и отнял руку.
Я кивнул, убрал перстень.
Дождь обрушился ровно в полночь — холодный, частый, заколотил по крыше и парапету, и за считаные секунды промочил рубашки насквозь. Война за Детройт закончилась, кристалл украден, почти месяц меня не было дома, и впереди лежала дорога домой длиной в тысячу нерешённых дел. Мы ещё долго сидели, не замечая дождя. Где-то в спине, в том месте, куда тысячу лет назад вошёл костяной кинжал, расправлялось что-то простое и тёплое, чему я не стал подыскивать названия.
* * *
Третья неделя мая. Владимирская полицейская управа.
Лукьян Петрович Жданов жевал хлеб с маслом и вареным яйцом. Пятнадцать лет оттрубил старшим следователем при трёх начальниках; кабинет, который им выделили, был тесный, низкий, единственное окошко выходило на задний двор, откуда круглый год тянуло чадом офицерской кухни. Стопка рапортов, перетянутая бечёвкой. Чайник с отбитой ручкой, давно остывший.
Антип Горохов, двадцать шесть лет, три месяца как из патрульных, замечен и возвышен Крыловым, мерил комнату шагами и злился. Злость у него была правильная, рабочая, но до того громкая, что Лукьян прикидывал, не прикрыть ли дверь, а то услышит кто, чего не следует…
— Помещик Муратов перекрыл колодец на своей земле! — Антип рубанул ладонью по столу, стопка рапортов угрожающе покачнулась. — Три деревни пользовались этим колодцем, три! Княжеская канцелярия запретила ему брать деньги за воду, и он послушался, а теперь повесил замок и поставил сторожа с ружьём. Крестьяне волокут воду из речки за две версты. У вдовы одной там грудной ребёнок, так она каждое утро тащит два ведра по просёлку. Я написал рапорт — тишина, написал второй — тишина, спрашиваю начальника, а тот жмёт плечами: «Ждём указаний». Каких, мать его, указаний? Закон нарушен, факты налицо, я готов сам поехать и снять замок хоть сегодня, хоть через час!
Лукьян откусил от краюхи, прожевал. За пятнадцать лет на службе он усвоил две вещи: не торопись с выводами и не торопись с действиями. При Веретинском он еле перебивался, жалованье задерживали на три месяца, арестовывать чьих-то людей было нельзя, а любой мелкий боярич одним звонком мог отправить тебя с должности на улицу. При Платонове впервые за всю карьеру жалованье платили в срок, а сам Жданов мог делать работу, не выясняя при каждом задержании, чей это человек и от кого за него прилетит по шее.
— И ещё, — Антип не унимался. — Помнишь Кулагина, писаря из канцелярии? При новой власти притих, работал чисто, а теперь опять берёт, открыто, не стесняясь, будто учуял, что можно. Своими руками задушил бы.
Лукьян допил остывший чай.
— Начальству виднее, Антип, — проговорил он негромко.
— Да какое, к лешему, начальство⁈ Князь за океаном, не то живой, не то помер, княгиня молчит, канцелярия молчит, а этот паразит колодцы перекрывает!
Лукьян выждал, пока у парня закончится запал.
— Тебе кажется, что сверху не видно. Может, и не видно, а может, видно поболее, чем нам с тобой отсюда, и решать будут те, кому положено. Пиши ещё один рапорт, фиксируй, клади в стопку. Придёт время — пригодится.
Антип набрал воздуху, выдохнул, сел и придвинул к себе лист бумаги.
* * *
Конец третьей недели мая. Угрюм, малый зал княжеского особняка.
Ярослава считала огни за окном. Привычка, оставшаяся со времён Северных Волков, когда любой огонёк мог оказаться засадой; здесь за стеклом россыпью горели фонари жилых кварталов, мерцали окна казарм и мастерских, а над заводским районом стояло рыжеватое зарево, от которого небо не темнело до конца даже ночью.
За столом сидел Коршунов, Крылов и Стремянников-младший. Из магофона доносились голоса ландграфов Безбородко и Черкасского.
В соседней комнате спал трёхмесячный Михаил.
Коршунов начал. Блокнот, который, по убеждению Ярославы, давно сросся с его ладонью, лежал раскрытым.
— Итак, Ваша Светлость, двадцать три инцидента за две недели в шести княжествах. Заставы восстановлены в четырёх местах, саботаж указов семь подтверждённых случаев, чиновников, вернувшихся к мздоимству, не менее десятка. В Суздале выгнан учитель из деревенской школы. Трактирных нехороших разговоров десятки, оперативно значимых шесть. Отдельно: помещик Шубин из Суздаля подбивает соседей и объезжает окрестных дворян, агитируя против власти, действует демонстративно.
Княгиня лишь раздраженно вздохнула. Суздаль присоединился в апреле, Прохор уехал за океан в начале мая, и в новом княжестве ещё не успела толком заработать вертикаль власти. Во всю шёл процесс аудита, как в плане кадров, так и в плане бюджета. Ярослава хорошо помнила, как во Владимире, где систему выстраивали полгода, случались осечки и похуже. Суздальский воевода, просидевший на этой должности пятнадцать лет, слал рапорты вместо того чтобы решить вопрос на месте, не потому, что мерзавец, а потому что ещё не усвоил, что при Платонове решения можно принимать самому, не дожидаясь разрешения сверху.
Ягужинская параллельно вела свою собственную войну. Её Информационный приказ перехватил три анонимных памфлета, гулявших по ярмаркам, — «Вдовушка на троне», «Кому достанется Угрюм?» и совсем уж мерзкий, с карикатурой на Ярославу в траурном платье и короне набекрень. Самойлова ежедневно получала запросы от журналистов на интервью, и вопросы, приходящие в пресс-службу князя Платонова, становились всё неудобнее — «Правда ли, что князь мёртв?», «Кто управляет княжеством?», «Планируется ли регентство?».
— По линии следствия, — Крылов хлопнул папкой о столешницу, — материала на полтора десятка дел. Поборы, саботаж, подстрекательство. Брать их тёпленькими можно хоть завтра утром.
Стремянников добавил свою часть: в пилотных деревнях эксперимент по отмене крепостного права шёл штатно, показатели ползли вверх, а вот среди дворян расходились одни и те же панические слухи от «отнимут землю» до «повесят на столбе».
Безбородко встрял из магофона, коротко и по-военному:
— У меня в Муроме всё тихо. При первом же инциденте отправил солдат, снял заставу вместе с помещиком. Тот сидит в каталажке и размышляет о своём поведении.
Коршунов перевернул страницу блокнота и замолчал на секунду, точно решая, зачитывать ли вслух.
— Отдельным пунктом, — произнёс он ровнее обычного. — Инцидент в Костроме. Боярин Вейков, на званом ужине в доме купца Балашова, в присутствии двенадцати человек, включая ландграфа Черкасского, заявил, цитирую по свидетелю: «Княгиня — вдова, только ещё не знает об этом».
Голос Черкасского раздался из магофона, уверенный, медленный:
— Я вышвырнул этого мерзавца из-за стола за шиворот. Вейков подал жалобу на рукоприкладство, жалоба лежит в княжеской канцелярии, пусть там лежит. Нужен системный ответ, Ярослава Фёдоровна.
«Вдовой…»
Ярослава не пошевелилась, лицо осталось спокойным, руки лежали на подлокотниках, и ни один человек за столом не заметил бы перемены. Снаружи перемены не было, внутри же ей хотелось стиснуть столешницу так, чтобы дерево хрустнуло и пошло трещинами, и на то, чтобы подавить это желание, ушло больше сил, чем на весь сегодняшний день.
Слово вонзилось точно в ту кровоточащую рану, которую Ярослава берегла за семью замками. Связи с Прохором не было больше недели. Абсолют — тварь, из столкновения с которой за тысячу лет ни один человек не вернулся живым победителем. Если муж погиб, Михаил никогда не увидит отца, и она останется одна, снова, как осталась в шестнадцать, когда убили папу и мир сжался до стылой пустой дороги без конца. Каждый пьяный болван на ярмарке, цедивший «князь сдох», бил по этому месту, сам того не ведая, и она ничего не могла с этим поделать.
За столом жаждали одного: придавить всех этих паразитов. Безбородко уже придавил, Черкасский тоже, Крылов выложил папку с полутора десятком готовых дел, полномочия имелись, основания имелись, люди имелись, оставалось произнести «да» — и машина заработает: аресты, конфискации, этапы. Ярослава чувствовала, как внутри натягивается что-то знакомое и страшное.
В шестнадцать, когда убили отца, она ночами представляла, как топит ярославских бояр-предателей в Волге, одного за другим, лицом в чёрную воду, и засыпала под эту картинку с улыбкой на губах, как от колыбельной. В двадцать два, уже командуя Волками, она утопила по-настоящему: один из бойцов сдал за деньги врагам информацию о готовящейся операции, и двое из-за этого не вернулись. Ярослава велела привязать камень и столкнуть с моста при всём отряде. С тех пор знала за собой эту черту и держала её на привязи.
Тогда это были враги, и она знала, за что хочет пролить их кровь, а сейчас — дураки, которые попадали ей под руку ровно в тот миг, когда хотелось убивать. Отпусти она поводья, и зальёт кровью шесть княжеств не ради порядка, а чтобы заглушить собственный ужас. Как бестолковый правитель казнит гонцов с дурной вестью, лишь бы та весть перестала быть правдой.
Она открыла рот, и в эту секунду Крылов поднял руку.
Начальник стражи молчал последние несколько минут, пока все говорили, а теперь заговорил другим голосом, уже без казённой отстранённости, каким говорят не перед начальством, а перед человеком, которому доверяют.
— Всё, что мы видим, — мелочь. Шубины, писари, пьяные офицеры в трактирах. Шавки. Меня беспокоит другое. Потёмкинская сеть. Князь Потёмкин старательно выстраивал паутину: агенты, информаторы, завербованные чиновники, дворяне, которые тянулись к нему и ненавидели Платонова. Ландграф Черкасский подтвердит, Потёмкин работал и по Костроме, и по Мурому.
— Подтверждаю, — раздался голос Тимура из магофона.
— Потёмкин-старшй мёртв, — продолжил Крылов. — Сеть — нет. Она залегла на дно, затаилась. Ни один из по-настоящему серьёзных людей пока головы не поднял. Вопрос — почему? Либо они умнее Шубина и ждут. Либо их нет. В это я не верю.
Ярослава разжала пальцы, которые, оказывается, последние две минуты впивались в подлокотник.
— Моё предложение: не давить, — Крылов подался вперёд. — Давить точечно, тихо, не обнаруживая системной реакции. Пусть мелкие крикуны считают, что власть растерялась, пусть лают погромче. Если среди затаившихся потёмкинских людей сидит кто-то серьёзный, он увидит эту мнимую слабость и решит, что час пробил. Высунет голову, и тогда мы его выдернем из воды — не шестёрку с заставы, а крупную рыбину.
Коршунов покосился на Крылова и молча кивнул.
— Мои люди на местах, всё фиксируют. Дайте время — картина сложится.
Стремянников дёрнул щекой.
— Хорошо, — произнесла Ярослава. — Ждём. Пускай мыши думают, что кот не вернётся.
Крылов был прав. Она за его правоту ухватилась, как за повод не сорваться, потому что повод этот ей был нужен позарез, хотя за столом об этом не догадывался никто.
Ягужинской и Самойловой нужно сообщить отдельно, решила Ярослава. Не чтобы успокаивали, а чтобы подыгрывали: пусть пресса чувствует неуверенность, пусть молчание власти выглядит растерянностью, а не расчётом. Когда крупная рыба высунется, Ягужинская поможет поджарить её одним заголовком.
Безбородко и Черкасский отключились, Коршунов испарился, Крылов сгрёб папки, Стремянников вышел последним, притворив дверь. Черкасскому надо написать, подумала Ярослава. Вышвырнул боярина при двенадцати свидетелях, защищая честь её мужа и её самой — за такое благодарность объявляют, а не жалобы рассматривают.
Если Прохор вернётся… когда вернётся, одёрнула она себя, он должен застать жизнеспособное княжество, а не его руины.
В соседней комнате захныкал Михаил. Ярослава поднялась, прошла к колыбели и склонилась над сыном. Тот уже затихал, раскинув ручки, с невозмутимой серьёзностью трёхмесячного человека, убеждённого, что мир устроен правильно и надёжно. Она поправила одеяло, положила ладонь ему на грудь и стояла так, чувствуя под пальцами частое ровное биение крохотного сердца.
— Вернётся, — сказала Ярослава шёпотом, и сама не поняла, кому говорит: сыну или себе. — Он вернётся.

Глава 4

Утром второго дня я собрал ближний круг в гостиной резиденции и провёл короткое совещание, а когда все разошлись, остался за столом. Вчерашний разговор с Ярославой не отпускал. Её голос в магофоне, первые минуты ровный, будто выступает перед Боярской думой, а потом дрогнувший и оборвавшийся, когда эмоции вышли наружу. Дыхание в трубке, частое и рваное. И тихое: «Когда же ты вернёшься?..». Две недели без связи, слухи о моей гибели, шесть княжеств на её плечах, грудной ребёнок на руках, и ни единого подтверждения, что муж жив. Ни словом меня не упрекнула. Золотая женщина…
После совещания направился в резиденцию Хранительницы, которая за месяц изменилась до неузнаваемости: трещины по фасаду от ударной волны Абсолюта, заколоченные фанерой окна восточного крыла, запах сырой штукатурки и везде рабочие в перемазанных куртках, волочившие доски и мотки кабеля. Караульные у двери кабинета стояли с зачарованными автоматами детройтского производства, компактными, с рунной гравировкой на стволах, и по их лицам было видно, что десять дней осады не прошли даром.
Мари-Луиз ждала за рабочим столом, заваленным чертежами и донесениями, с боевым браслетом на запястье и медальоном-койотом поверх воротника рабочей рубашки. Непрерывный кризис подобного масштаба перемолол бы кого угодно, и по осунувшемуся лицу Хранительницы, по теням под глазами, которые не мог замаскировать ни ровный загар, ни тушь, было видно, какую цену она заплатила за эти недели, от появления Абсолюта до расчистки завалов.
Поднявшись из-за стола, она приветливо улыбнулась мне.
— Князь Платонов, спасибо, что приехали.
— Мы же собирались закрыть давно назревший вопрос, — усмехнулся я, устраиваясь в кресле напротив.
Текумсе-Дюваль коротко хмыкнула и расстелила передо мной карту Детройта с разноцветной россыпью пометок. Красное, много красного: зоны разрушений, просевшие кварталы, мёртвые секторы. Синие и жёлтые крапины терялись в этом багрянце, и картина складывалась кислая, если не сказать, угрюмая.
— Западная стена, — палец Хранительницы прочертил по карте рваную дугу. — Пролом сто двадцать метров. Рунные контуры выгорели по всей длине периметра, генераторы барьера мертвы. Полгода на восстановление, и это при лучшем раскладе.
Единственный направленный залп Хлада, расколовший барьер во время штурма, покалечил городскую инфраструктуру тяжелее, чем сотня человеческих осад по учебнику.
— Водоснабжение запада и севера, — Мари-Луиз перелистнула рапорт, — стоит. Трубы полопались от аномального холода, распределительные узлы промёрзли до основания, дешевле снести и выстроить с нуля. Два литейных двора из четырёх получили конструктивные повреждения. Генераторы южного сектора тянут на аварийном режиме.
Она выдержала паузу, прежде чем произнести последнюю цифру.
— Двадцать три тысячи человек без крыши над головой. Временные лагеря в промышленных ангарах и на территории государственных складов.
Цифры, мягко говоря, не радовали. Детройт утратил не армию, а значительную долю того, что делало его Бастионом, и на восстановление требовались ресурсы, которых у Хранительницы попросту не хватало.
— У меня есть предложение, — произнёс я, откинувшись в кресле. — Сумеречная сталь. Скажем, двести тонн в течение месяца, для ремонта стен, укреплений, силовых контуров. Вы знаете этот материал: в разы плотнее обычной стали, устойчив к некроэнергии, для защитных конструкций лучше ничего не придумали. Сверх того готов прислать инженерную группу, десять человек с опытом фортификации. Поставки порталом, как только согласуем расписание.
Хранительница скрестила руки на груди и откинулась назад. Тёмные глаза прощупывали моё лицо, и я прекрасно знал, что она видит за щедростью: расчёт. Очень хорошо. Прятать расчёт за велеречивостью я не собирался.
— Вы понимаете, что принять это как подарок я не могу, — проговорила она ровно.
— Это и не подарок, — поправил я. — Детройт, способный защитить себя, ценнее для меня, чем Детройт, латающий дыры десятилетиями. Мне нужен крепкий союзник по эту сторону океана, способный поставлять мне вооружение в промышленных масштабах для войны с Бездушными, а вам нужны ресурсы, которые я в состоянии доставить. Арифметика нехитрая, — я крутанул ладонью в воздухе.
Пальцы Хранительницы побарабанили по столешнице. Потом Мари-Луиз качнулась вперёд, и в её голосе прорезалась лидерская нотка.
— Тогда позвольте ответить прямо, без торга. Сталь и инженеров Детройт примет с благодарностью. Детали обсудим позже. Однако речь не об этом.
Собеседница замолчала, и я уже собрался озвучить следующий вопрос, когда она заговорила снова, другим голосом.
— Вы спасли мой город, Прохор… Десять суток вы командовали обороной, зажгли речью двести пятьдесят тысяч горожан, убедим их сражаться, а не прятаться, и убили Абсолюта. Правитель, который проделал всё это, показав себя человеком чести, заслуживает от Детройта того, что мы до сих пор не продавали никому.
Выдвинув ящик стола, она положила передо мной папку с гербом Совета Двух Огней на переплёте.
— Эксклюзивный контракт на тяжёлое вооружение нашего производства, — Хранительница чуть наклонила голову. — РСЗО, бронетехника, экзоскелеты. Всё, что вы наблюдали в деле, и всё, что мы за пределы Бастиона не отгружали ни разу за всё время существования Бастиона. В обмен на Сумеречную сталь и долгосрочное партнёрство.
Раскрыв папку, я пробежал глазами перечень. РСЗО «Анимики», с боекомплектом, гром на языке оджибве. Средние танки «Каркажу», что в переводе с французского, значит «росомаха». Экзоскелетные комплексы «Вендиго» двух классов, запчасти, инструкторы. Грамотно составлено, каждая строчка со спецификацией и сроком поставки. Кроме уникальных позиций здесь присутствовали и более рядовые, те, что мы обсуждали ещё до штурма Чёрного Вигвама. Нужно будет показать всё это Вахлову, которого и брали для этой цели.
До меня дошёл масштаб жеста. Эти самые РСЗО и танки делали Детройт одной из самых зубастых крепостей континента, и технику от экспорта оберегали так, что посторонний никогда бы не получил к ним доступ, хоть потрать он годовой бюджет на взятки. Поэтому Меровинг и пытался забрать Бастион с потрохами. Монополия на тяжёлое вооружение равнялась монополии на выживание, и вот Мари-Луиз, зная, что я не направлю стволы против неё, сознательно распахивала передо мной свой арсенал.
— Мари-Луиз, — я закрыл папку и посмотрел ей в глаза, — я этого не забуду.
— Помимо заключения контракта, — Хранительница выпрямилась, — я безвозмездно передаю вашей делегации партию тяжёлой техники. Четыре «Анимики» в полном снаряжении, восемь «Каркажу», дюжину экзоскелетов «Вендиго». Погрузка начнётся утром.
Безвозмездная передача боевой техники от главы Бастиона иностранному князю. За минувшие десятилетия подобного не делал никто. Поступок правительницы, который знала цену содеянному и платила соразмерно.
— Принимаю. С благодарностью.
По лицу женщины скользнула короткая усмешка. Мы перешли к бумагам: Хранительница подписывала, я заверял, секретарь штемпелевал. Процедура растянулась на час, за который через кабинет прошли два клерка, военный советник и кто-то из инженерного корпуса с неотложным вопросом по трубопроводу в северном секторе.
Когда папки улеглись в сейф, Мари-Луиз помолчала, изучая меня тем взглядом, который я научился распознавать за время осады: Хранительница прикидывает, стоит ли произносить следующую фразу вслух.
— И последнее, — голос Хранительницы опустился на полтона, словно она прикидывала, насколько далеко можно зайти. — Программа Реликтовых улучшений вашего Бастиона… Я видела ваших гвардейцев в деле, князь. Обычные бойцы им и в подмётки не годятся. Детройт хотел бы провести своих людей через эту процедуру и готов обговорить условия.
Вопрос был неизбежен. Мои ребята, пропущенные через руки Зарецкого, покрошили за время осады столько Бздыхов, что местные ветераны пялились на них с плохо скрытым удивлением, и Мари-Луиз, при её хватке, не могла этого упустить.
— Обговорим. Присылайте перечень людей, согласуем график, я дам вам приоритетное окно.
Текумсе-Дюваль выдохнула, и в этом коротком выдохе уместилось разом облегчение, удовлетворёенность и усталость женщины, которая три недели не спала нормально, а теперь наконец-то решила последнее, что не давало ей расслабиться.
Поднявшись, я позволил себе ухмылку.
— Мари-Луиз, полагаю, это начало прекрасной дружбы.
Бровь Хранительницы поползла вверх. Потом она рассмеялась, негромко и совершенно по-человечески, и протянула ладонь.
— Надеюсь, князь Платонов. Очень на это надеюсь.
С торговой миссией, ради которой я пересёк океан, было покончено.
* * *
Церемонию Хранительница назначила на шесть вечера.
К этому часу центральная площадь Детройта преобразилась: сколоченные трибуны, ряды лавок, фонари со светокамнями, раскачиваемые ветром с Великих Озёр. Брусчатка, ещё неделю назад покрытая инеем от ауры Абсолюта, была вымыта и местами отполирована. Город всё ещё нёс печать осады: выбоины на фасадах, забитые досками витрины, столбы строительной пыли за крышами западного сектора.
Ради церемонии в город вернулись Арбитры, уже успевшие разъехаться кто куда, и Ишикава с двумя целителями из Сан-Франциско. Площадь набивалась народом быстро: солдаты, рабочие с заводов в заляпанных куртках, горожане, тащившие за руки детей поближе к трибунам. На помосте, по правую руку от Хранительницы, стоял я, и тысячи глаз, уставившихся на нас, давили почти физически. Фимбулвинтр привычно оттягивал бедро. Кираса из Сумеречной стали ловила вечерний свет. Слева от Мари-Луиз занял позицию Лавалле с каменной физиономией, а рядом Бижики, которая привычно прощупывала толпу менталистским чутьём, считывая настроения, как другие считывают заголовки газет.
Хранительница шагнула к переднему краю помоста в парадном тёмно-синем платье с серебряной вышивкой, бирюзовыми бусинами в волосах и неизменным медальоном на груди, и площадь стихла разом, будто кто-то выкрутил громкость.
— Два с половиной века назад вождь Обвандияг встал на этом месте, — голос Мари-Луиз разнёсся над площадью, — и произнёс знаменитые слова, которые мы высекли на его памятнике: «Мы победили один раз чудом. Следующий раз мы должны победить без чуда». С тех пор мы готовились ко второму разу. Строили стены, лили орудия, учили детей. И когда стены рухнули, когда лёд пополз по улицам и мертвецы поднялись из-под обломков, мы не стали ждать чуда.
Хранительница обвела площадь взглядом, задержавшись на литейщиках в первых рядах.
— Солдаты гарнизона бились на стенах, пока не кончались патроны, а потом дрались врукопашную. Рабочие литейных дворов трудились день и ночь, создавая оружие. Женщины таскали раненых через половину города, когда лазарет оказался отрезан. Мальчишки, которым полагалось сидеть в подвале, носили боеприпасы на позиции. И к нам пришли союзники, которые могли не приходить, из-за океана, с севера, с юга, и встали рядом, и сражались за город, который не был их домом.
Хранительница выдержала паузу, дав словам осесть, и когда заговорила снова, голос стал тише, жёстче. Назвала число погибших. Назвала число раненых. Перечислила разрушенные кварталы и то, что восстанавливают в первую очередь, не заглядывая в бумажку, потому что всё это, видимо, и без бумажки стояло у неё перед глазами. Поблагодарила союзников и гарнизон и объявила церемонию награждения.
Первое имя, прозвучавшее с помоста, принадлежало мертвецу.
Анатолий Велеславский, награждается посмертно. «Медаль Двух Огней и Крест Обвандияга за боевые заслуги и исключительную доблесть, приведшую к уничтожению Абсолюта». Площадь замерла на минуту, а я вспомнил Железную корону, в которую он влил большую часть резерва. И хотя старик нарушил план, злиться на него я не мог. Шесть десятков лет Велеславский ждал врага, достойного его полной силы, и наконец дождался. Мотыльки не созданы для того, чтобы облетать пламя, они рождены не для этого.
Все остальные Арбитры получили лишь медаль, но не крест. Фон Герсдорф взошла на помост следующей, негнущаяся, с укороченным левым рукавом мундира и свежим маго-техническим протезом, заменившим руку от локтя до кончиков пальцев. Конструкция из Реликтовых шарниров с рунной набивкой, сотворённая в Сан-Франциско, шевелила пальцами так, будто родилась вместе с баронессой. Магическое протезирование в тамошнем Бастионе, по слухам, вытворяло с человеческим телом поразительные вещи, и, глядя на то, как Клара стискивает руку Хранительницы новенькими механическими пальцами, я этим слухам поверил безоговорочно. На физиономии баронессы при этом читалось ровно столько же воодушевления, сколько при получении квитанции за починку сапог.
Висконти сменил её на помосте, и знакомая плутоватая ухмылка, при виде которой хочется пересчитать монеты в кармане, мелькнула даже сейчас, когда итальянец с достоинством кланялся. Де Монтескьё щурился на закатное солнце с оскорблённым видом, но медаль взял молча и с коротким кивком. Токугава, полная ему противоположность, взлетела на помост вприпрыжку, стиснула награду у груди и поклонилась в пояс, и по площади прошёл тёплый смешок. Потом они пошли один за другим, быстрее: аль-Хаттаб тяжело склонил бритую макушку, Бхатт крутанул медаль в пальцах, разглядывая на свет, Уртадо попробовал свою на зуб, вызвав в первых рядах гогот, а Диалло забрала награду и сгинула так бесшумно, что я моргнул и потерял её из виду. Последним доски помоста затрещали под Хауглундом, и норвежец взял руку Хранительницы двумя пальцами, будто тонкостенный стакан.
Потом Мари-Луиз повернулась ко мне.
— Князь Прохор Платонов, — её голос перекрыл ветер с озера. — Медаль Двух Огней за боевые заслуги и выдающийся вклад в безопасность Бастиона. Крест Обвандияга, высшая военная награда Детройта, за исключительную доблесть и уничтожение Абсолюта.
Я шагнул к ней. Она прикрепила медаль к кирасе, следом крест на тёмно-синей ленте, тяжёлый, из незнакомого металла с профилем Обвандияга в военном головном уборе на аверсе. Площадь рявкнула, и рёв четверти миллиона глоток, в котором смешались облегчение и слёзы, ударил в грудную клетку, как отдача от выстрела.
Затем Хранительница вызывала наших: гвардейцев Федота, Сигурда, Василису, рыцарей Дитриха, Лесных Стражей Хольгерссона, стрелков Эстлунда, капитана Аветисяна и его горцев, Строганова и Шуйского. Каждый получил свою медаль, и перечислять формулировки смысла не было, все они сводились к одному: дрались за чужой город, как за свой.
Стефана Пожарского Хранительница вызвала отдельно, и формулировка прозвучала весомо: «За исключительный героизм в рейде против Глашатаев, за многократное спасение союзных бойцов ценой собственного здоровья, за личную доблесть при обороне стен Детройта».
Синеус поднялся на помост, встал перед Хранительницей, как стоят на построении, и принял медаль с лицом человека, которого награждают за то, что он считает обычной работой. Мари-Луиз задержала его ладонь на секунду дольше и заглянула ему в глаза.
Бёрк, почти полностью поправившийся, получил крест за оборону лазарета и бой с Хладом. Ишикава с целителями удостоились Медали Ваавийатаноонг, и когда Мари-Луиз огласила формулировку на оттава, площадь откликнулась одобрительным гулом.
Последним шло поминовение. Хранительница зачитывала имена. Велеславский. Митрофан. Захар. Мои люди, обращённые некроволной в Трухляков и упокоенные моей собственной рукой. Солдаты гарнизона, не вернувшиеся со стен. Рыцари Дитриха, оставшиеся в мёртвой зоне. Мирные жители, ушедшие от голода, холода и Бездушных. Перечень читали три минуты, и площадь молчала так, что слышен был ветер с озера Эри.
* * *
К восьми вечера Мари-Луиз распорядилась накрыть столы в своей резиденции, и тот превратился в нечто среднее между штабной столовой и банкетом: длинные деревянные столы буквой «П», канделябры из запасников, разнокалиберная посуда.
Я занял центр длинного стола. По правую руку Дитрих, по левую Синеус. Впервые брат находился рядом со мной не на отшибе, не в тени, а в ближнем кругу, на виду у всех. Брат сидел прямо, положив кисти на стол, и по его лицу трудно было прочесть что-либо, хотя я замечал, как пальцы то и дело теребят край салфетки.
Василиса с Сигурдом устроились через пару мест от нас. Швед положил руку на спинку стула Голицыной, давая понять всем остальным, что на эту девушку не стоит даже смотреть, не то что флиртовать. Княжна порозовела, в зелёных глазах мелькнул задорный блеск.
Федот сидел с гвардейцами в дальнем конце, и держался он с достоинством, которое одинаково годится и для парадного обеда и для тризны, потому что среди его людей двоих недоставало, и пустые места бросались в глаза громче любых речей. Хольгерссон расположился рядом с Эстлундом. Два северянина уже обменивались фляжками, и судя по запаху, содержимое к детройтскому кофе отношения не имело.
Арбитры заняли отдельную секцию, но граница просуществовала минут десять. Токугава пересела к гвардейцам Федота, и оттуда покатился её звонкий голос, скачущий с темы на тему со скоростью, от которой собеседники не успевали моргать.
— А вот у нас в Хэйан-кё молнию ловят в бамбуковые стержни! — долетело от неё через полстола. — Нет, серьёзно! Бамбук, если его правильно обработать…
— Госпожа Токугава, а правда, что вы можете убить человека рукопожатием? — встрял кто-то из гвардейцев.
— Только если он мне не нравится! — хохотнула она.
Уртадо подсел к шведу и норвежцу, с ходу принявшись задирать второго.
— Торвальд, ты же клялся, что если я переживу этот рейд, научишь меня воздушной магии.
Норвежец гулко хмыкнул.
— Я обещал тебе налить, а ты перепутал. Склероз, наверное.
— Я тебя моложе на лет на пятнадцать.
— Тем хуже для тебя: старческий маразм в таком возрасте.
Аль-Хаттаб, как водится, отсел в сторону. Чашка чая, мелкие глотки, прикрытые веки. Вокруг него могли палить из пушек, а бритая голова не дрогнула бы, покуда чай не допит.
Фон Герсдорф, игнорируя всех, выложила протез на стол, согнула-разогнула пальцы, согнула снова, ковырнула ногтём вилку, подвигала ею и удовлетворённо хмыкнула. Баронессу потеря руки, похоже, занимала скорее технически, чем эмоционально, и глядя, как она гоняет вилку по скатерти механическими пальцами, я проникся к маго-техникам из Сан-Франциско уважением, какое обычно приберегаю для хороших оружейников.
Тосты начались незамедлительно: за мёртвых, за живых, за стены, которые устояли, и за те, что нет. Кто-то поднимал бокал за Детройт, кто-то за дорогу домой, Бьёрн предложил выпить за удачу и немедленно затянул застольную, а Торвальд и Гуннар подхватили таким басищем, что на столе загремела посуда. Через час зал потонул в гвалте: десятки голосов вперемешку, спиртное лилось, и граница между Арбитрами, местными и нашими растаяла окончательно.
Синеус за весь вечер не обронил ни слова. Сидел, крутил кружку, слушал. Хохот Уртадо, звон посуды, чья-то похабщина с дальнего конца стола, которую Токугава перебила задорным возмущением и тут же сама расхохоталась. Я видел, как у брата разгладилась складка между бровей, та самая, которая не исчезала ни в бою, ни во сне.
— Ну? — я толкнул его локтем, негромко.
Синеус скосил глаза.
— Чудно, — и помолчал, оглядывая зал. — Двадцать лет за решёткой. Отвык от того, что вокруг бывают живые люди, которые жрут, пьют и ржут над ерундой.
— Привыкнешь.
— Может, — он покрутил кружку ещё раз и ухмыльнулся, криво, — Хранительница ловко загнула, когда вешала медаль. «Многократное спасение жизни союзных бойцов ценой собственного здоровья». Звучит занятно. А если перевести на человеческий, у меня просто не получается сдохнуть.
Я глотнул из своей кружки, прежде чем ответить.
— Регенерация не заставляла тебя вставать между Бздыхом и соратником. Это ты сам решил.
Синеус дёрнул углом рта, то ли усмешка, то ли гримаса, и ничего не ответил.
Мои же мысли вернулись к дому, потому что завтра утром нам предстояло отправиться обратно за океан.
* * *
Авксентий Мамонтович Шубин трое суток вышагивал по усадьбе из угла в угол, скрипя рассохшимися половицами, прежде чем дозрел.
Идея проклюнулась в тот день, когда купец Зиновьев пересказал слухи о гибели Платонова. Шубин тем же вечером перебрал водки и ляпнул за столом «теперь-то поживём», а наутро, протрезвев, обнаружил, что ляпнутое не кажется ему глупостью, а, напротив, обрастает деталями и приобретает очертания замысла. Три деревни и полтора десятка сочувствующих помещиков — недурно, но для коалиции мало. Требовался вес, сеть и громкое имя.
Имя существовало одно: Потёмкин.
Сидя в продавленном кресле у себя в кабинете, разглядывая на стене потемневший портрет деда, Авксентий Мамонтович рассуждал в меру своих весьма скромных способностей. Потёмкин-старший был единственным, кто по-настоящему противостоял Платонову. Деньги, связи, чиновники на жалованье, люди по всему Содружеству, которые слушались одного щелчка пальцев. Пускай сам князь мёртв, пускай его репутацию измазали так, что не отмоешься, но инфраструктура никуда же не делась. Деньги не испаряются, связи не обрываются щелчком пальцев. Где-то ведь всё это лежит, ожидая того, кто протянет руку и поднимет.
Тот факт, что вся эта инфраструктура не помогла Потёмкину ни одолеть Платонова, ни уцелеть самому, Авксентия Мамонтовича не смущал. Шубин вообще редко задерживался на мыслях, портивших ему настроение. Князь проиграл, потому что действовал в одиночку. Теперь дворянство объединяется, и расклад будет совсем иным.
Простой народ, разумеется, проклинал потёмкинское имя: искусственный Гон, обезлюдевшие деревни, многочисленные жертвы. Мужичьё привыкло судить о вещах, которых не разумеет. Потёмкин использовал подходящие инструменты ради достижения целей, как поступает любой князь. Что несколько деревень обезлюдело — так война есть война. Грязные руки и политика ходят парой во все времена. Мужиков бабы ещё нарожают. А Потёмкин был силой, и его наследие никуда не подевалось.
Авксентий Мамонтович принял решение.
Из сундука был извлечён отцовский камзол. Наименее износившиеся сапоги, купленные ещё при батюшке Тюфякина на ярмарке, начищены до блеска. Конюху Игнату велено готовить припасы в дорогу. Жене, было объявлено, что глава семейства отбывает «по важному делу» в Смоленск. Жена расспрашивать не стала, а только вздохнула с облегчением. Наверное, показалось.
Дорога растянулась на двое суток: порталом в Гавриловом Посаде Шубин принципиально не воспользовался, потому что, как он объяснил жене, «нечего кормить платоновский Бастион нашими деньгами. Правда, денег на билет у него всё равно не имелось, поэтому пришлось садиться на грузовой конвой. По вечерам на постоялых дворах он репетировал перед зеркалом речь, которую намеревался произнести перед Потёмкиными. Речь начиналась словами 'Ваша Светлость» и оканчивалась патетическим призывом к «объединению лучших сил дворянства», а середина менялась от вечера к вечеру, потому что Авксентий Мамонтович к утру забывал, что придумал накануне.
В результате в Смоленск он въехал основательно пропылённый, в помятом камзоле, со стойким убеждением, что вершит историю.
* * *
Приёмная канцелярии молодого князя Кирилла Потёмкина занимала вытянутую залу на первом этаже смоленского Кремля: светлые стены, высокие окна, паркет с неброским ковром, ряд стульев вдоль стены и секретарский стол у входа в коридор. Сам секретарь, молодой человек в безукоризненном костюме с аккуратным пробором, предложил гостю подождать и вернулся к бумагам.
Шубин ждал второй час.
Повторно начищенные сапоги жали, камзол давил в животе, а латунные пуговицы, казавшиеся ему величественными в зеркале постоялого двора, здесь, среди смоленской мебели красного дерева и неброской потёмкинской роскоши, выглядели тем, чем и являлись: побрякушками провинциального помещика, нарядившегося не по чину.
На соседнем стуле скучал чиновник, ожидавший утверждения каких-то бумаг. Шубин, органически неспособный молчать, принялся излагать ему всё подряд: что во Владимире рушится порядок, что Платонов сгинул в «заморщине», что дворяне сплачиваются и скоро покончат с «мужицким правлением», и что он, Авксентий Мамонтович, представляет суздальское дворянство и прибыл по делу государственной важности. Чиновник таращил глаза и не перебивал, то ли от испуга, то ли заподозрив в соседе помешанного.
Боярин уже охрип от рассказов, когда в дверях приёмной возникла женщина в тёмном закрытом платье, при виде которой секретарь вытянулся так, как не вытягивался при иных посетителях. Лицо у неё было спокойное, правильное и совершенно неподвижное.
— Кирилл Илларионович занят государственными делами, — произнесла она негромко. — Мария Романовна Потёмкина, рада знакомству. Я могу выслушать дорогого гостя, если он не возражает.
Шубин не просто не возражал. Шубин расцвёл, как отменно унавоженный куст шиповника. Чувство собственной важности его раздулось до невообразимых масштабов, точно горловой мешок у жабы в брачный сезон: сама княгиня вышла его встретить! Авксентий Мамонтович вскочил, поклонился, едва не боднув опешившую вдову, и засеменил за ней в малую гостиную.
Княгиня провела его в малую гостиную, обставленную скупо: круглый столик у окна, два кресла, фарфоровый сервиз, который горничная наполнила чаем, пока Мария Романовна усаживалась напротив гостя, сложив руки на коленях.
Шубин выложил всё как на духу.
Чтобы хранить секреты, для этого необходимо понимать, что именно является секретом, а Авксентий Мамонтович утратил эту способность давным-давно, если она у него вообще когда-нибудь водилась. Он рассказал про обиды: аудиторы Стремянникова снесли заставу, зятю Аркаше указали на дверь, платоновские чиновники рыщут по деревням, суют нос в каждую бумагу. Назвал имена сочувствующих поимённо: Рябов из Заречного, братья Протасовы из Ильинского, пара людей из Владимира, бывший офицер из Ярославля. Описал планы «движения за возврат старых порядков» с такой подробностью, будто оглашал учредительный протокол. Хулил Платонова без разбора: «мужик на троне», «выскочка», «тиран», «разоритель». Размахивал руками, расплёскивая чай из блюдца.
Когда же княгиня попробовала направить этот несвязный поток в чёткое русло и спросила, чего же он от неё хочет, боярин раздухарился и предложил ей «возглавить» движение, а если не возглавить, то хотя бы «дать имя», ведь память покойного мужа, справедливость его борьбы и наследие рода Потёмкиных обязывают.
Мария Романовна слушала. Кивала в нужных местах. На её лице не изменилось ровным счётом ничего, и попробуй разбери, кивала она из сочувствия или с вежливостью человека, дожидающегося, пока проситель выговорится.
— А кто ещё из суздальских бояр разделяет вашу позицию? — осведомилась она, поднося чашку к губам.
Шубин перечислил всех.
— А во Владимире имеются единомышленники?
Боярин припомнил пару фамилий, назвал и их.
— А с деньгами как?
Шубин замялся. С деньгами было скверно, и он это сознавал, но признаться в бедности перед княгиней означало похоронить тот образ, который он старательно лепил. Промямлил что-то про «собирание средств» и «патриотический порыв дворянства».
Мария Романовна допила чай. Поставила чашку на блюдце с мягким фарфоровым щелчком.
— Благодарю вас, Авксентий Мамонтович. Ваши слова свидетельствуют о неравнодушии к судьбам дворянства. Я передам Кириллу Илларионовичу суть вашего визита.
Шубин уезжал окрылённый. Трясясь в бричке извозчика по смоленской мостовой, он уже не сомневался, что княгиня сочувствует, что за ним стоит дом Потёмкиных и что дело пошло по-настоящему.
* * *
Конец мая. Суздаль. Ресторан «Золотой Карп».
Кульминация глупости, как покажет ближайшее будущее, была обставлена со вкусом. Арендованный целиком зал на втором этаже, столы с белыми скатертями, подсвечники, меню с куриным жульеном и расстегаями с осетриной. Банкет оплатил костромской купец, чей промысел посредничества в продаже должностей пересох при платоновской администрации и который вложился в затею Шубина в тщетной надежде, что возврат прежних порядков воскресит источник дохода. Пятьдесят рублей серебром за вечер, с вином и коньяком.
К шести вечера в зале набралось человек двадцать пять-тридцать: суздальские помещики, пара отставных офицеров из Ярославля, затаивших обиду на Засекину после разгрома под Небылым, чиновник из Владимира, тосковавший по временам, когда за закрытые глаза платили щедро, и горстка мелкого дворянства из Костромы и Мурома, потерявшего при Платонове кто доходы, кто должности. Половина приехала по убеждению, половина ради дармовой выпивки, и отличить одних от других не взялся бы даже отменный сыщик.
Шубин восседал во главе стола и лучился, как начищенный самовар.
Ужин дошёл до середины, когда Авксентий Мамонтович поднялся и разинул рот.
— Господа! — провозгласил он голосом, который, по его разумению, звучал величественно, а на деле срывался в хриплый фальцет. — Князь Платонов погиб в заморщине! Это установленный факт! Его власть более не имеет силы! Суздальское дворянство свободно от присяги, данной под принуждением!
Обведя зал глазами, он нашёл то, что искал: несколько голов кивнули. Один хлопнул ладонью по столу.
— Мы, потомственные дворяне, — Шубин набрал побольше воздуху, — не затем получали земли от предков, чтобы кланяться мужику на троне! Платоновские реформы есть грабёж и надругательство! Мужик станет ровней дворянину, а мы превратимся в приживалов на собственной земле! Равные права для черни? Чтобы мой конюх сидел рядом со мной на одной скамье?
Густой пьяный ропот одобрения прокатился по залу, братья Протасовы захлопали, а Курочкин от избытка чувств стукнул кулаком по столу и расплескал вино на скатерть.
— Нашу борьбу поддерживают люди с именем и весом! — Шубин разбушевался ещё сильнее. — Род Потёмкиных знает о нашем деле и сочувствует! Наследие Иллариона Фаддеевича живо, его борьба не закончена, и мы подхватим это знамя!
Реакция была неоднородной, хотя боярин этого не разглядел. Большинство помещиков хлопало. Мельников, потерявший пол-роты, хмуро кивал с тупым отчаянием человека, которому всё равно куда, лишь бы против. Гущин из Костромы прикидывал, сколько ещё бесплатного коньяка получится влить, прежде чем от него потребуют обязательств. Салтыков молчал, уложив руки на колени, и по его физиономии читалось, что он уже пожалел о приезде. Бобылёв, капитан с тиком, морщился. Он ненавидел Прохора, но присоединяться к ватаге самоуверенных болванов, не отличающих застольную болтовню от военного совета, было ниже его достоинства.
Купец, оплативший банкет, тихо допивал коньяк и подсчитывал убытки.
А Шубин всё говорил. О «возвращении к заветам предков», об «отмене грабительских реформ», о «защите прав потомственного дворянства», о том, что никто не заставит их кланяться мужикам. Говорил долго, сбивался, путал имена и даты, терял начало собственных фраз и договаривал их как придётся. Лицо побагровело от коньяка и от чувства собственной значимости, глаза блестели, и он искренне верил, что творит историю.
Авксентий Мамонтович Шубин, пиромант ранга Ученик первой ступени, способный усилием воли разве что раскурить трубку, не замечал того, что заметил бы любой обладатель минимального чувства самосохранения. Он собрал два десятка свидетелей в одном зале, публично объявил правящего князя погибшим без единого доказательства, призвал дворян к отречению от присяги, что по любому кодексу Содружества тянуло на государственную измену, поимённо назвал сообщников при людях, которых знал от силы неделю, и апеллировал к Потёмкиным, чья фамилия в народе давно сделалась синонимом предательства.
Трактирщик «Золотого Карпа», невысокий мужчина с залысинами и цепкими глазами, запомнил каждое слово.

Глава 5

Портал запустили к девяти. Хранительница выбила нам приоритетное окно, потому что Бастион всеми силами навёрстывал упущенное время, и поток грузов и людей тёк во все стороны сплошной рекой. Площадку у станции накрыло гудением рунных контуров, которое отдавалось в подошвах ботинок, а с Великих Озёр тянуло сыростью. Над западным сектором клубилась строительная пыль рыжего цвета, но уже от возводимых заново построек, а не масштабных разрушений. Детройт вовсю зализывал раны. Лязг и скрежет инструментов, перестук молотков с самого рассвета — великая стройка, на которой непременно озолотятся местные подрядчики.
Арбитры уходили первыми.
У входа в портальный зал меня дожидалась фон Герсдорф с небольшим кофром в правой руке. Механические пальцы протеза левой повторяли каждый мелкий жест живой конечности с такой плавностью, что только тусклый отблеск металла да тончайшая вязь рун вдоль фаланг выдавали подмену. Я протянул ладонь. Баронесса коротко стиснула её правой, живой рукой, ровно на секунду и уставилась мне в переносицу серыми немигающими глазами.
— Если понадобимся, вы знаете, где нас найти, князь.
— Постараюсь, баронесса, в следующий раз обойтись без комы, — я позволил себе усмешку. — Неудобно пропускать собственную победу.
Уголок губ у Герсдорф дрогнул. На лице, которое обычно выражало столько же, сколько кирпичная кладка, это было равноценно хохоту.
— Уж постарайтесь.
Развернулась и зашагала к порталу, не оглядываясь. Кофр покачивался в руке, спина прямая, шаг не сбился ни на долю секунды. Я глядел ей вслед. За всё время осады ни единой жалобы на потерянную конечность, ни полслова, ни гримасы. Утрата руки занимала баронессу примерно так же, как замена приклада на штуцере.
Следом налетела Токугава.
Мелькнула чёрная макушка — и в следующую секунду тонкие руки в диэлектрических перчатках сдавили мне рёбра. Сила сжатия для девчонки в полсотни кило казалась неправдоподобной. Перчатки Томоэ надевала не только из вежливости: рукопожатие Молнии в возбуждённом состоянии останавливало сердце.
— Платонов-сан, вы обязательно должны показать мне эту вашу металломантию ещё раз! — затараторила она, не разжимая захвата. — Знаете, я нарисовала тот момент, когда вы ударили Абсолюта той вспышкой, и хочу показать, потому что получилось потрясающе, там и руины, и сияние, но блокнот в рюкзаке, а рюкзак уже на погрузке, и вообще мне говорят, что я рисую лучше, чем дерусь, но это неправда, я дерусь гораздо лучше…
Существуют два типа гениев: те, что молчат, и те, что не затыкаются. Вторые опаснее, потому что противник тратит время на попытку вычленить смысл из потока слов, а в это время ему уже прилетает молнией в грудину.
Дожидаясь, пока словесный водопад иссякнет, я разглядывал огромные тёмные глаза с прыгающими искорками. За этой трескотнёй и детской непосредственностью скрывалось существо, носившееся по улицам Детройта синей молнией и парализовавшее нервную систему Абсолюта. Двадцать лет и уже Архимагистр…
— Ваша точность в бою впечатлила даже меня, Токугава-сан, — проговорил я, когда она наконец перевела дух. — А я повидал немало электромантов.
Томоэ просияла, будто ей вручили ещё одну медаль, отпрыгнула, поклонилась в пояс и замахала рукой гвардейцам Федота, которые сбились кучкой у стены. Евсей поднял ладонь, Гаврила присвистнул, Ярослав и Михаил изобразили нечто среднее между полупоклоном и реверансом, от чего Токугава хохотнула и унеслась к порталу вприпрыжку. Мои ребята воспринимали её почти как сестру или племянницу, непоседливую и шумную, забывая, что она вообще-то родственница самого сёгуна Полуденных островов.
Юсуф аль-Хаттаб возник рядом бесшумно, словно из-под земли вырос. Крупный, чернобородый, в расшитом халате, с сандаловым посохом и связкой защитных талисманов на запястье. Положил правую ладонь на сердце, склонил бритую голову и озвучил благословение на арабском — негромко, так, как произносят привычную молитву перед долгой дорогой. Я ответил полупоклоном. Десять дней осады, а мы обменялись от силы двумя десятками фраз, и все касались тактики. Хавас из Стамбула предпочитал беседовать с землёй, а не людьми.
Худое нервное лицо Де Монтескьё, как всегда выражало раздражительность. Барон был подданным Меровинга, хотя Арбитры формально стояли выше любых границ, и являл собой человека, откровенно полагавшего большинство окружающих идиотами. Возражал, когда я излагал механизм якоря. Ворчал о «грубой силе без изящности» после поединка с Велеславским. Кривил губы на каждом совещании. Сейчас он кивнул и прошёл мимо без единого слова.
Обижаться тут не на что. Кивок вышел другой: не снисходительный и не раздражённый, а ровный. Признающий чужие заслуги. Для человека, считавшего мир скопищем бездарностей, в пересчёте на обычные человеческие мерки — это примерно объятие с похлопыванием по спине. Я-то видел его в работе. Эфиромант осушил защитный барьер Жнеца и отрезал канал связи якоря с Хладом через эфирный план, и эта ювелирная работа компенсировала любое ворчание.
Следующим подступил Арджун Бхатт, сжавший мою ладонь обеими руками. Жилистый фитомант из Варанаси не отпускал, пока не договорил.
— Молодой человек, — Бхатт лучился такой широкой улыбкой, будто встретил родственника на чужбине, — я пришлю вам специи из моего родного края. Асафетида, чёрный кардамон, длинный перец. Настоящие, не та дрянь, которую впаривают на базарах. А ещё рецепт отвара для магических каналов после перегрузки. Вам пригодится ещё не раз, судя по тому, как вы обходитесь с собственным телом.
Я склонил голову:
— Благодарю, Арджун. Буду признателен.
— И передайте вашему алхимику, — Бхатт наконец разжал пальцы и поправил сумку на плече, — что подсушенный корень шатавари даёт вдвое больший выход при экстракции, если срезать его до первого дождя. Он разберётся.
Фитомант удалился, бормоча себе под нос что-то на хинди. Из всех Арбитров Бхатт производил самое обманчиво безвредное впечатление — рассеянный любитель пряностей с вечно перепачканными пальцами и сумкой склянок на плече, что позвякивала на каждом шагу. А ведь этот тихий человек в бою превращал корни деревьев в удавки для Бездушных, что играючи прорастали шипами сквозь панцирь Жнеца.
Откуда маркиз Висконти раздобыл безупречный костюм посреди разрушенного города, где половина жителей ночевала в промышленных ангарах, я так и не понял. Загадка, которую не стоило разгадывать. Черноволосый миланец протянул руку с длинными пальцами пианиста и обаятельно улыбнулся.
— Князь, если когда-нибудь окажетесь в Милане, — голос Энцо звучал так, будто он приглашал на воскресный обед, а не прощался после осады, — у моей семьи есть погреб, содержимому которого двести лет. Вы заслужили бутылку, которую я берегу для особого случая.
— Я не пью вино, — усмехнулся я.
— Значит, начнёте, — Висконти оскалился шире.
Рукопожатие вышло твёрже, чем ожидаешь от подобных рук. Гемомант из Ломбардской лиги, поднятый на ноги за неделю стараниями целителей Ишикавы, выглядел так, будто провёл последний месяц на курорте. Знакомая плутоватая ухмылка мелькнула и погасла, когда итальянец повернулся к порталу.
Уртадо хлопнул меня по плечу. Федот неодобрительно нахмурился, но я остановил его жестом.
— В следующий раз, когда мир будет рушиться, — оскал Маркоса вышел особенно широким, — пусть это случится где-нибудь потеплее. Я чуть яйца не отморозил.
Против воли я коротко хохотнул. Аргентинский уличный боец с Реликтом в грудине подмигнул и отвалил, тут же прицепившись к де Монтескьё. Француз процедил что-то сквозь зубы, Уртадо заржал, и привычная их перебранка возобновилась, будто осады и не было. Я давно заметил, что люди, которые искренне друг друга терпеть не могут, разлучаются куда неохотнее, чем друзья.
Амара Диалло объявилась бесшумно, как тень. Малийская охотница с ритуальными шрамами на скулах посмотрела мне в глаза и обхватила предплечье — вероятно, жест воинского уважения, более личный, чем любое рукопожатие. Я ответил тем же, и мы простояли так секунду.
— Ваши люди хорошо дерутся, — обронила она ровным голосом; не комплимент: констатация.
— Ваш отряд тоже.
Охотница качнула головой, принимая ответную любезность. Развернулась к порталу. На полпути её окликнул гвардеец Михаил — детина с оттопыренными ушами, которые немедленно налились краской.
— Амара, — выдавил он голосом на полтона выше обычного. — Ну, это… удачи. Буду рад ещё раз подраться. В смысле, вместе с тобой.
Диалло обернулась и смотрела на него достаточно долго, чтобы уши гвардейца стали совершенно пунцовыми, и вдруг она улыбнулась. Улыбка получилась смущённая, непривычная на лице воительницы, которая резала Бездушных ритуальными клинками с совершенным спокойствием. Прежняя сдержанность, оказывается, шла не от равнодушия. Охотница протянула Михаилу сложенную бумажку, и я разглядел ряд цифр, записанных мелким почерком. Магофонный номер. Диалло ушла рядом с Уртадо, который немедленно ляпнул ей что-то вполголоса и тут же получил локтем в бочину.
Михаил глядел ей вслед, прижимая бумажку к нагрудному карману, и мечтательно протянул:
— У нас будут самые сильные дети на свете!
— И самые лопоухие, — немедленно встрял Евсей.
— Миша, ты ей хоть имя своё назвал? — схохмил Гаврила.
— Уши-то спрячь, а то она передумает, — не отстал Ярослав.
Михаил не слышал. Стоял столбом, и по физиономии его расплывалась счастливая ухмылка. Мужчина, не успевший представиться, уже планировал потомство. Впрочем, в моём мире это называлось «династическое мышление» и считалось добродетелью.
Гуннар Хауглунд надвинулся на меня, как двухметровая скала весом под сто двадцать килограммов. Огромная его ладонь проглотила мою. Рукопожатие вышло осторожным, а не сильным: исландец привычно контролировал хватку, как привыкают контролировать шаг люди, способные проломить половицу. Один из немногих, кому мне лишь чуть приходилось задирать голову, чтобы посмотреть в лицо. Бледно-голубые глаза задержались на мне дольше, чем на ком-либо из моих спутников.
— Я знаю, что ты тоже прошёл через круг, — произнёс Хауглунд тихо, по-исландски. Не вопрос — утверждение.
Запомнил, стало быть, что я читаю младший Футарк, и не усомнился, что пойму его, ведь исландский, среди скандинавской группы языков является самым архаичным и наиболее близким к древнескандинавскому. Я промолчал, обозначил тень улыбки и стиснул его ладонь чуть крепче.
— Я так и думал, — сказал Гуннар.
Хауглунд чуял связавший нас схожий ритуал кожей, той древней частью рассудка, которая опознаёт равного не по словам и не по рангу, а по чему-то, чему в современных учебниках названия не придумали. Исландец кивнул, выпустил мою руку и потопал прочь. Металлическая сетка помоста застонали под его весом.
Граф Строганов протянул ухоженную руку. Я посмотрел на неё, секунда, от силы полторы — достаточно, чтобы каждый вокруг заметил паузу, но всё же пожал. Пальцы у Герасима оказались ледяные, как и положено криоманту, а хватка — жёсткая.
— Мой младший сын Феликс хотел бы поступить в вашу академию, — обронил он без предисловий. — Если примете, Ваша Светость.
Я приподнял бровь. Сын человека, шантажировавшего Василису, в моей академии? Попытка навести мосты, причём демонстративная, при свидетелях, чтобы я не смог отмахнуться без ущерба для собственного лица. Слишком умён, чтобы продолжать вражду.
— Академия открыта для всех одарённых, Ваше Сиятельство. Главное, чтобы ваш сын прошёл отбор.
— Пройдёт, — произнёс Герасим.
Не просьба. Заявка. Строганов убил собственного брата ради положения главы рода, и прагматизм у этого человека сидел в каждой косточке. Увидел, куда дует ветер, и хотел встать по правильную сторону. Я принял протянутую мне руку из расчёта, а вовсе не симпатии: Строганов-союзник будет полезнее, чем Строганов-враг. Криомант качнул головой и ступил в портал.
Последним подошёл Шуйский.
Двадцать семь лет, русоволосый смазливый аэромант, которого Василиса однажды описала словами «папенька прислал шантажиста и неудавшегося жениха в одном грузовике». Шуйский несомненно знал, что мне известно про несостоявшееся сватовство к княжне, и видел Сигурда, маячившего в трёх шагах с привычно расслабленным лицом, которое ничего доброго не сулило. И всё же он держался прямо. Привычка, которую репетиторы и наставники вдолбили ему в голову с самого детства.
— Ваша Светлость, — голос его звучал ровно, — для меня было честью сражаться вместе с вами.
Стандартная формула, только произнесённая без подобострастия, искренне. А ведь мог сломаться, мог обидеться, мог просидеть весь штурм за чужими спинами. Вместо этого честно воевал в финальном бою, таскал аэромантией Реми в схватке с Хладом и вынес контуженного француза из-под удара.
— Вы хорошо себя показали, Ярослав Матвеевич, — кивнул я. — Де Монтескьё вам обязан жизнью.
— Барон сказал, что обязан мне головной болью, — Шуйский позволил себе кривую улыбку. — И что в следующий раз предпочтёт потерять сознание в менее унизительной позе.
Хмыкнув, я качнул головой. Собеседник развернулся и ушёл, не оглянувшись на Василису. Умный мальчик, достаточно умный, чтобы не лезть в закрытую дверь. Если хватит мозгов забыть былые обиды, из парня выйдет толк.
Когда посторонние исчезли, в зал завезли дорогие моему сердцу трофеи. Четыре РСЗО «Анимики» стояли на транспортных платформах, восемь зачехлённых «Каркажу» дожидались очереди, рядом громоздилась дюжина контейнеров с экзоскелетами «Вендиго» и запчастями к ним. Вахлов командовал погрузкой, сжимая блокнот побелевшими пальцами, и по озверевшей его физиономии читалось, что инженер не спал вторые сутки. В Гавриловом Посаде за моё отсутствие запустили собственный портал, и весь арсенал шёл туда напрямую, минуя Москву и посторонние глаза.
Мари-Луиз провожала нас лично.
Деловое платье приглушённых цветов, уверенная поза — скрещённые под грудью руки. Круги под глазами у Хранительницы никуда не делись, загар не маскировал тёмные пятна усталости на скулах, и выглядела она лет на десять старше, чем при нашей первой встрече полтора месяца назад.
— Прохор, — Мари-Луиз протянула мне руку, — Ваавийатаноонг помнит.
Я стиснул её ладонь.
— И Ваавийатаноонг знает, где меня найти, — название Бастиона я произнес с неспешной уверенностью, выделяя непривычные уху сочетания гласных.
— Теперь это звучит гораздо лучше, — с улыбкой оценила она мои старания.
Больше говорить было не о чем. Контракты подписаны, техника погружена, дела сделаны.
Портал гудел. У арки выстроились Федот с гвардейцами, Василиса, Сигурд, Дитрих с рыцарями. Синеус стоял чуть в стороне, и я заметил, что он не отрываясь смотрит на массивную арку. Полупрозрачное мерцание рунных контуров подрагивало у него в зрачках.
— Готов? — спросил я, подойдя.
Брат повернул голову. К лицу Синеус накрепко приросла маска Стефана Пожарского, которую он не снимал сорок лет. Потом угол его рта дрогнул.
— Тысячу лет не был дома…
Я хлопнул его по плечу, и мы шагнули в портал.
* * *
Новость разлетелась за сутки.
«Русский князь сразил Абсолюта» — заголовок, который перепечатали все крупнейшие информационные каналы Содружества, Европы и Азии. Как только портальная сеть в Детройте восстановилась целиком, а Эфирнет заработал в полном объёме, и мировая пресса набросилась на столь значимые события с жадностью стервятников, учуявших падаль.
Сам же Эфирнет в Содружестве рванул, как пороховая бочка.
«Русский князь спас заокеанский Бастион».
Заголовок расплодился по информационным каналам, выполз за его границы и забрался в каждую щель — от купеческих контор Москвы, где его обсуждали за чаем с баранками, до трактиров, где по вечерам собирались крестьяне. Простой народ и до этого считал Платонова своим: защита Сергиева Посада от Гона, спасённый Суздаль от Гона искуственного, разгром Потёмкина, школы для детей, снижение податей. А теперь мужик на троне, выражаясь языком помещиков, превращался в легенду, которую не задушишь и не убьёшь.
Кто-то славословил, кто-то орал про показуху. Конспирологи на форумах Эфирнета выворачивали события наизнанку: зачем, дескать, русскому князю понадобилось переться за океан, если не ради того, чтобы наложить лапу на детройтские заводы. Медийная война никуда не делась, но конфигурация её изменилась: человека, вытащившего чужой город из-под Абсолюта, обмазать грязью куда труднее, чем завоевателя.
* * *
Герцог Альбрехт VII Габсбург узнал о награждении за завтраком. Длинные пальцы сжали фарфоровую ручку чашки чуть крепче обычного, и лысеющий лоб прорезала вертикальная складка. Дурные новости за завтраком портят пищеварение, а дурные новости о чужих победах портят его непоправимо.
Герцог отодвинул газету и с кислой миной вспомнил совещание, на котором он сам пытался перехватить управление обороной Детройта и продвинуть фон Герсдорф на оперативное командование. Провалился. Платонов остался координатором, Платонов командовал обороной, Платонов убил Абсолюта лично — чего не удавалось никому за четыреста лет.
Хуже того: фон Герсдорф лишилась руки, а всё тот же проклятый Платонов между тем подписал контракт на тяжёлое вооружение, и, судя по слухам из Детройта, Бастион применил в бою совершенно невиданную технику, которую прежде не выкатывал для посторонних. Бастион, вооружённый детройтскими машинами и возглавляемый Архимагистром, уничтожившим Абсолюта, перестал быть заурядным региональным игроком, и Габсбург расценивал это как прямую угрозу влиянию Прусской Конфедерации. Публично герцог отправит поздравительную телеграмму. Приватно — вызовет начальника разведки и потребует начать прорабатывать комплекс контрмер.
* * *
Герцог Хильдеберт VIII Меровинг услышал новость в кабинете Версальского дворца. Камин потрескивал, бургундское стояло нетронутым. Де Понтиак мёртв. Агентурная сеть в Детройте разгромлена. Многолетняя операция по подчинению Бастиона провалена, и провалил её тот самый «русский варвар с кузницей в подвале», от которого Ренар де Понтиак отмахнулся полтора месяца назад. Платонов занял ровно то место, которое Меровинг готовил для себя: союзник Хранительницы с доступом к детройтскому арсеналу. Рамка Парижа на совещании Бастионов пустовала демонстративно, и решение это с каждым днём выглядело всё глупее. Демонстративный отказ от участия работает ровно до того момента, пока события не обходятся без тебя. После этого он превращается в демонстративный отказ от влияния, а это уже совсем другая демонстрация.
Единственным утешением оставался де Монтескьё: барон являлся частью Арбитров, и Париж мог заявить, что помог отразить мировую угрозу. Утешение, прямо скажем, никудышное. Хильдеберт допил бокал, отставил, хрустнул пальцами. Секретарь явился через минуту. Столкновение с Платоновым из области допущений перекочевало в область неотвратимого, и герцог переваривал эту мысль с кислым привкусом, который не перебивало даже терпкое бургундское.
* * *
Ядвига Ягеллонка из Варшавы дослушала утренний доклад до конца, ни разу не шевельнув бровью. Пятьдесят с лишним лет, причёска башней, лицо как замёрзшее озеро. За её плечами громоздились три десятилетия дворцовых склок и пограничной грызни, и женщину этого калибра удивить было затруднительно, а напугать — вовсе невозможно. Платонов за два с половиной года вскарабкался от безвестного боярина из Пограничья до персоны, которой целый Бастион отпирает свой арсенал. Гений или баловень судьбы?.. В баловней такого калибра Ягеллонка не верила. Поздравлений рассылать не стала, предостережений тоже. Велела аналитикам перетряхнуть досье на Платонова и пересчитать раскладку сил. Пока что — нейтралитет, чуть кренящийся в сторону уважения.
* * *
Нарикацу Токугава принял доклад племянницы в дворцовом саду.
Сёгун сидел на каменной скамье у ручья, худощавый, с лицом, на котором ничего не двигалось. Над водой покачивалось бамбуковое содзу: коромысло набирало тонкую струйку, кренилось, опрокидывалось, щёлкало о камень и возвращалось обратно. Щёлк. Пауза. Струйка. Щёлк. Пауза.
Томоэ говорила быстро, перескакивая с темы на тему, жестикулируя и дважды сбиваясь на восторженное описание металломантии Платонова. Нарикацу ждал терпеливо. Содзу стукнуло о камень четырнадцать раз, прежде чем племянница замолчала.
Первый вопрос сёгуна звучал так:
— Как он вёл себя с Арбитрами?
Томоэ выпрямилась. Когда дядя задавал вопросы, болтовня заканчивалась.
— Фон Герсдорф сразу обозначила, что командует отрядом она. Велеславский проверил Платонова поединком, — голос племянницы стал деловитым и чётким. — Русский князь принял оба вызова без колебания. Не стал спорить о полномочиях с баронессой, но и не прогнулся. Когда Велеславский атаковал, Платонов обездвижил старика за минуту и отпустил. Совещание продолжилось так, словно ничего не произошло. Баронесса приняла его план без спора по существу, а Велеславский сам встал на его сторону.
Содзу стукнуло вновь.
— Расскажи про последний штурм, — потребовал Нарикацу.
Томоэ описала: Платонов спланировал пять боевых связок, в каждой комбинация магов разных школ, работавших как единый механизм. Лично использовал высшую магию, впечатлившую даже фон Герсдорф, хотя баронесса ничем этого не выказала. Томоэ при всей своей кажущейся простоте была весьма проницательна. Когда Велеславский погиб, русский князь нанёс финальный удар техникой, которой нет ни в одном учебнике.
А ведь ему не исполнилось и тридцати…
— Он умудрялся отдавать приказы людям, которые знали его от силы двое суток, — добавила Томоэ, — и они подчинялись. Не из страха. Потому что видели: этот человек идёт первым и понимает, что делает.
Содзу стукнуло в очередной раз.
— Что насчёт слабостей?
Племянница задумалась. Нарикацу отметил, что она не выпалила ответ сразу: значит, вопрос заставил думать, а не воспроизводить заготовку.
— Платонов принимает на себя слишком много, — проговорила она наконец. — Координировал штурм, лично дрался с Абсолютом, лично наносил финальный удар. Если бы его убили на любом из этих этапов, замены бы не нашлось.
Сёгун кивнул.
Отдельный вопрос касался того, чего Томоэ не видела, а слышала от людей Детройта за дни между прибытием и отъездом. Десять суток до появления Арбитров город держался под командованием Платонова. Горожане рассказывали о его публичном обращении, после которого четверть миллиона человек принялись действовать, а не в страхе ждать смерти. Солдаты гарнизона утверждали, что русский князь в разгар штурма Абсолютом дрался рядом с рядовыми. Томоэ передала всё это как слухи, не как достоверные факты, и Нарикацу оценил её сдержанность. Слухи подобного рода, впрочем, на пустом месте не рождаются.
Сёгун поднялся, и содзу стукнуло в последний раз, выплёскивая воду в ручей. Племянница поклонилась и ушла.
Направляясь к выходу из сада по дорожке из белого гравия, Нарикацу перебирал в уме. Нужно подготовить официальное поздравление — весомое, с его личной подписью. Отправить в качестве жеста признательности… Да, катану из Тамахаганэ. Так называли Алмазную сталь — подвид Холодного железа, которое никогда не тупилось, а главное, связывалось с душой владельца и развивалось вместе с ним, приобретая новые качества со временем.
Бастион Хэйан-кё славился клинковым оружием высочайшего качества, и подарок такого рода от сёгуна являлся не дипломатическим жестом, а признанием воина воином.
В подобный жест сёгун не закладывал ни предложения союза, ни намёка на торг. Всего лишь открытая дверь, если Платонов решит в неё войти.
Отдельно он размышлял над распоряжением для аналитиков. Биография, территории, ресурсы, ближний круг, Сумеречная сталь, академия, Бастион. Досье партнёра, а не врага. Нарикацу мыслил поколениями, и человек, который в двадцать с небольшим убивал Абсолютов и объединял княжества, был фигурой, способной определять расстановку сил на десятилетия вперёд.
* * *
Султан Мехмед XI Дамир, правитель Османского Бастиона, расценил произошедшее трезво. Аль-Хаттаб отработал достойно — для Стамбула это плюс. Платонов не затоптал ничьей славы и чужих заслуг себе не приписывал. Мехмед присматривался к русскому князю как к торговому партнёру: человек, державший в руках Сумеречную сталь и получивший доступ к детройтскому вооружению, годился на роль идеального посредника.
Султан видел в любом событии торговую возможность. Если бы завтра солнце погасло, османский правитель первым предложил бы всему миру эксклюзивный контракт на поставку свечей.
На следующий день через канцелярию Бастиона ушло предложение о переговорах «в удобное для обеих сторон время».
* * *
Князья Содружества отреагировали вразнобой. Часть из них восприняла русского правителя, вытащившего заокеанский город из-под Абсолюта, как повод для гордости, возвышавшей всё Содружество в глазах иноземных держав. Другие прикидывали иное: Платонов и без того контролировал шесть княжеств, Бастион и академию, которая разгромила на соревнованиях всех остальных, а детройтская тяжёлая техника и эксклюзивный контракт превращали его армию в силу, с которой ни один сосед не мог тягаться поодиночке. Те, кто привык заглядывать в чужие арсеналы, уже прикидывали, сколько единиц тяжёлой техники в состоянии закупить Платонов. И против кого всё это железо однажды развернётся. Данила Рогволодов, единственный из князей, лично воевавший рядом с Прохором в белорусской кампании, воспринял известие спокойно.
* * *
Голицын был доволен. Ставка на Платонова как на лицо Содружества на международной арене оправдалась с избытком. Убитый Абсолют, медали Детройта, личная благодарность Хранительницы — всё это возвышало не только Прохора, но и Москву. «Мой союзник только что спас заокеанский Бастион» — читалось между строк каждого разговора московского князя. Хватало ему, впрочем, и ума на то, чтобы видеть оборотную сторону: Платонов становился фигурой, которую Содружество уже не в силах контролировать. Пока интересы совпадали, это оставалось преимуществом. Дмитрий Валерьянович начнёт тревожиться в тот день, когда интересы разойдутся.
* * *
Кирилл Потёмкин прочёл новость в кабинете смоленского Кремля. Человек, при котором сработала ментальная закладка, убившая его отца, сделался международным героем. Молодой князь не завидовал и не злорадствовал. Тихо отметил про себя, что человек, которого Илларион Фаддеевич пытался уничтожить, спас четверть миллиона людей на другом континенте, и сделал собственные выводы о том, на чьей стороне стоило быть с самого начала. Потёмкин-младший помнил обещание Платонова: найти кукловода, стоящего за смертью отца. И по последовательности действий русского князя было видно, что обещание пустым не было.
* * *
Начало июня. Гаврилов Посад.
Портальная арка выплюнула меня в знакомый зал. Лица — вот что я увидел первым. Караульные застыли, и на каждой физиономии проступило одно и то же: так глядят на мертвеца, который вдруг отворил дверь и зашёл. Кто-то рявкнул: «Князь вернулся! РАВНЯЙСЬ!»
До Угрюма тащились два часа, и новость за это время обогнала наш конвой трижды. Когда внедорожники вкатились в ворота, на центральной площади уже стояла толпа. Женщины с детьми, солдаты, рабочие с недоконченных строек, мальчишки верхом на крышах, старики у стен. Рёв, крики, какая-то баба завыла в голос. Федот пробурчал сквозь зубы: «Князь-батюшка, говорят. Живой. Не ждали уже».
Я спустился из машины, и меня накрыло. Какая-то баба в заляпанном фартуке, видно из кухни выскочила, запричитала «родненький, живой!» и полезла было целовать меня, но, славу Всеотцу, Федот мягко оттеснял её плечом. Конюх у крыльца стоял столбом, и на небритом лице сияла улыбка. Гвардейцы из дворцовой смены тянулись пожать руку, и рукопожатия получались дольше, крепче, чем по уставу. Мальчишка лет семи продрался сквозь оцепление и уставился на меня снизу вверх, пока его за шиворот не утащила мать. Старик-привратник снял шапку, перекрестился и поклонился в пояс. Две недели эти люди считали меня мертвецом, и теперь глядели так, как глядят на чудо, в которое боялись поверить.
Первой, кого обнял, была Ярослава. Жена стояла в окружении охраны. На неё глазела вся площадь, и ей было на это наплевать. Она обхватила меня за шею, уткнулась лицом в шею и молчала. От волос её пахло цветочным мылом и чуть-чуть молоком. Я прижал её к себе и стоял так, пока она не разжала руки сама.
— Вернулся… — Ярослава отстранилась, заглянула мне в лицо. Зелёные глаза блестели неозвученным укором.
— Вернулся, — подтвердил я.
Трёхмесячный Михаил дрых на руках у кормилицы и не проснулся даже от шума. Я тронул его лоб кончиками пальцев. Нос сморщился, нижняя губа выпятилась, и сын продолжил посапывать с выражением оскорблённого достоинства, будто его заставляли пить рыбий жир. В этом возрасте человек уже обладает полным набором эмоций для управления государством — ему только речи не хватает, и, зная некоторых князей, я не уверен, что это недостаток.
На следующие три дня я утонул в бумагах. Совещания, доклады, накопившаяся за время отсутствия гора документов в локоть высотой. Тело ещё не отошло от комы и Королевского проклятия. Ярослава выложила обстановку целиком. Шесть княжеств работали штатно, администрация тянула, а вот отсутствие оперативной связи с правителем подняло из нор мелкое помещичье самоуправство. Слухи о моей гибели расползлись по подконтрольным землям, и кое-кто вообразил, будто хозяин ушёл навсегда.
Последнюю стопку донесений я разгребал поздним вечером, когда в кабинет вошёл мажордом. Лицо у Саввы Михайлович было, как всегда, бесстрастное.
— Да?.. — бросил я, откинувшись в кресле.
— Её Светлость Княгиня Потёмкина Мария Романовна просит аудиенции, — мажордом переложил записку из руки в руку. — Лично. По делу, которое, цитирую, «не терпит отлагательств».
Занятно.

Глава 6

— Она сейчас в приёмной? — уточнил я, отложив ручку.
Савва Михайлович покачал головой.
— Никак нет, Ваша Светлость. Княгиня просит организовать встречу завтра в три часа пополудни, в Гавриловом Посаде. Прибудет порталом. Сообщает, что для обеих сторон так удобнее с точки зрения логистики и времени.
Портал действительно позволял обоим добраться за считаные минуты. Подозревать ловушку в подобном предложении мог бы разве что параноик, а я предпочитал числить себя просто осторожным.
— Подтвердите княгине встречу на три часа дня, — распорядился я. — И передайте Веремееву, чтобы подготовил свой дом для приёма. Пусть уберёт ружья со стен и раздобудет где-нибудь приличный чайный сервиз.
Мажордом склонил голову и вышел.
Я ещё минуту глядел на закрывшуюся дверь. Вдова Потёмкина… Что именно она мне несла, оливковую ветвь или отравленный кинжал, предстояло выяснить завтра.
* * *
Дом воеводы Гаврилова Посада принадлежал майору Веремееву, получившему временную должность после гибели Молчанова, и неплохо показавшему себя на ней. Верно говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Приземистый каменный дом на два этажа, служивший одновременно штабом и жильём. Формально в городе имелся и княжеский дворец — белокаменная громадина с башнями и куполами храмов, но до его расчистки ещё никто даже близко не добрался: внутри громоздились обломки перекрытий, битый камень и трёхсотлетняя пыль, а в подвалах до сих пор фонило остаточной некроэнергией. Так что дом Веремеева оставался единственным местом в Бастионе, куда можно было привести гостя, не извиняясь за обстановку, хотя слово «роскошь» к нему прилипало разве что на фоне окружающих бараков и недостроев.
Каменные административные здания вокруг центральной площади ещё латали: где-то вставляли свежие рамы, где-то перекрывали крыши досками. Гаврилов Посад оставался промышленным нутром моих владений, а не парадной витриной — подземные цеха, портальная станция, казармы, складские навесы вдоль улиц, замаскированные вентиляционные шахты, и постоянный муравьиный поток караванов со стройматериалами, которым до усадеб и мраморных лестниц было примерно как от Владимира до Луны.
Воевода моё напутствие воспринял правильно и расстарался. В кабинете на втором этаже обнаружился стол, укрытый белой скатертью, чайный сервиз с голубой каймой и ваза с полевыми цветами. Вазу явно притащила жена воеводы, потому что самому Веремееву скорее пришло бы в голову водрузить на стол бутылку коньяка и три гранёных стакана. Два стула с прямыми спинками, графин с водой, а на краю столешницы белела стопка чистой бумаги. За окнами достраивали корпус литейного двора, и сквозь стекло пробивался неровный перестук кувалд, то замирая, то учащаясь.
Княгиня Потёмкина прибыла минута в минуту.
Федот сунул голову в дверь, доложив: охрана княгини осталась у крыльца. Для вдовы правящего князя — жидковато. Она либо доверяла мне, либо людей у неё было в обрез, а скорее всего разом и то, и другое.
Когда дверь кабинета отворилась, я поднялся навстречу. Первым, что бросилось в глаза, были руки — тонкие запястья, ни одного кольца. Потом лицо: пепельные волосы затянуты в узел на затылке, бледная кожа обтягивает скулы, морщины вокруг рта мелкие и чёткие, как резьба по кости. Ростом Мария Романовна доставала мне до подбородка, изящное тёмно-синее платье без драгоценных камней и без вышивки. По тому, как вдова пересекла кабинет, было ясно, что эта женщина привыкла к помещениям посолиднее. Она двигалась с экономной уверенностью, не оглядываясь.
— Благодарю за то, что нашли время, Ваша Светлость, — Мария Романовна остановилась у стола.
В голосе ни дрожи, ни давления. На лице ни тени того, чего я ожидал: упрёков, торга, слёз. Я отодвинул для неё стул и, дождавшись, пока княгиня сядет, занял место напротив. Княгиня кивком обозначила благодарность, сложила руки на коленях, и серые глаза упёрлись мне в переносицу.
— Я не стану отнимать у вас много времени, Прохор Игнатьевич, — продолжила она и, расстегнув небольшую дорожную сумку, извлекла кожаную папку. — Здесь полный список людей, которые за последний месяц пришли ко мне с предложениями, направленными против вас.
Я не притронулся к папке, продолжая глядеть на собеседницу.
— Имена, — Мария Романовна кончиками пальцев подвинула папку ко мне. — Роли каждого. Кто к кому приходил, что говорил, что обещал. Всякий, кто явился от некоего боярина Шубина или по собственному почину, фактически вписал себя в этот перечень сам.
Откинувшись на спинку стула, я скрестил руки на груди.
— Поясните.
Мария Романовна сложила руки на колене перед собой, переплетя пальцы.
— Боярин Шубин явился ко мне в Смоленск с просьбой стать знаменем его «движения», — княгиня выговорила это слово так, будто брезгливо брала его двумя пальцами за самый край. — Смешной, мелкий помещик, который возомнил себя предводителем, потому что выгнал учителя из школы и собрал три десятка хмельных дворян в трактире. Сам по себе он ничтожество, и вы это понимаете не хуже меня.
Я кивнул. Шубин занимал мои мысли примерно так же, как блоха на дворовой собаке: раздражает, однако угрозы не представляет.
— Я его выслушала, — продолжила вдова. — Задавала вопросы. Дала понять, что сочувствую, и это запустило процесс. Шубин вернулся к своим и разнёс по округе весть, будто вдова Потёмкина «принимает» и «сочувствует». Мелкие помещики, отставные офицеры, обиженные чиновники потянулись к нему сами, как мошкара на пламя свечи. Я дала кое-какие деньги, оказала знаки внимания. Этого хватило.
За окном ударили по наковальне. Княгиня выждала, пока звон не угаснет.
— Шубин и его компания — шум, — она чуть склонила голову. — На этот шум потянулись совсем другие люди. Те, кто при моём муже был завербован или повязан с его сетью: влиятельные купцы, промышленники, чиновники среднего звена, дворяне из Владимира, Ярославля, Мурома и Костромы. Они явились не от Шубина. Они явились, потому что прослышали, будто княгиня привичает тех, кто противостоит Платонову, и решили, что пора выползать из нор. Безнаказанность вашего боярина и ему подобных сработала для них как сигнал, что можно выходить из тени.
Вот оно что…
Раскрыв папку, я обнаружил, что Мария Романовна разделила материал на две части. Первая — мелкая шушера. Три десятка фамилий, исписанных убористым почерком: имена, даты, содержание бесед. Судя по пометкам, семеро воображали себя идейными, четверо пришли за деньгами, а остальные — за бесплатнй выпивкой на банкете Шубина. Во все эпохи пропорция оставалась примерно одинаковой. Эта часть интересовала меня постольку-поскольку: имена здесь Коршунов добыл бы и сам, дай ему неделю. Если уже не добыл…
Вторая часть представляла куда больший интерес. Люди, которые пришли, привлечённые слухом о том, что вдова готова возглавить их движение. Записи здесь были подробнее: через кого вышел на контакт, что предложил, какие ресурсы за ним стоят. Перевернув несколько страниц, я зацепился взглядом за три фамилии, которые Коршунов безуспешно выслеживал полгода. Сидели тихо, как клещи в складке одежды, и ни одна проверка их не выявила. А вдова покойного врага подала мне их на блюдечке с голубой каёмочкой…
— Зачем вы это сделали? — я поднял глаза.
Собеседница глядела в окно, на бесконечную стройку, поглотившую мой Бастион.
— Мой муж сотворил много зла, — произнесла она без всякой интонации, как констатируют факт скверной погоды. — Искусственный Гон, гибель людей, агентурная сеть, разъедавшая чужие княжества изнутри. Отменить это мне не по силам. Выкорчевать то, что проросло после его смерти, я могу.
Она не пыталась смягчить формулировку и не прикрывала покойного мужа обтекаемым «заблуждался» или «совершил ошибку». Мария Романовна называла вещи своими именами.
— Я хочу, чтобы между Смоленском и вашими землями воцарился мир, — продолжала она. — Нормальные добрососедские отношения. Кирилл молод, и у него хватит ума строить, а не мстить. Он не его отец. Мирное соседство немыслимо, покуда в почве зреют отравленные семена, посеянные Илларионом. Я их нашла и принесла вам карту, чтобы вы смогли их выкорчевать.
Закрыв папку, я накрыл обложку ладонью и смотрел на женщину, которая тридцать лет существовала рядом с Потёмкиным. Наблюдала его двойную жизнь, его обтекаемые эвфемизмы, его «силовые урегулирования». Угасала год за годом, когда прекратились общие ужины, потом завтраки, потом обеды. А когда мужа не стало, трезво решила выжечь гниль собственноручно, потому что понимала: если не она, за это возьмётся кто-нибудь менее разборчивый.
— Благодарю вас, Мария Романовна, — проговорил я. — Ценный подарок. Я это запомню. Со своей стороны хочу, чтобы вы знали: я заинтересован в дружественных отношениях с вашим сыном и вижу серьёзные перспективы в таком союзе. Кирилл показал себя порядочным человеком на совещании в Новгороде, и я это ценю.
Потёмкина склонила голову.
— Я передам ваши слова сыну.
Поднявшись, она застегнула сумку и двинулась к двери, но на полпути обернулась.
— Ваша Светлость, — вдова задержалась у двери. — Когда Кирилл заканчивал академию, я подарила ему боевой жезл. Объехала три магазина в Смоленске, прежде чем выбрала. Он спросил, зачем. Я сказала: чтобы защищал тех, кто слабее. Глупость, наверное… Однако он запомнил. Думаю, вы с ним поладите.
Она кивнула, скорее себе, чем мне, и вышла.
Дверь затворилась за ней, а я сидел, забыв про папку. Потёмкина ведь не про подарок мне рассказывала. Она хотела, чтобы я знал, что её сын не похож на отца. И что непохожим его сделала именно она. Не гены, не учителя — мать, которая годами жила в тени беспринципного мужа-кукловода и вложила в ребёнка лучшее, то, чего в отце не было.
Порода — штука упрямая, но воспитание пересилило кровь. Я знал это лучше большинства живущих, потому что тысячу лет наблюдал, как наследники великих родов вырождаются в ничтожества, а из захолустных семей поднимаются люди, идущие наперекор своей наследственности. Потёмкин сеял отравленные ростки. Его жена тридцать лет молча растила в том же доме противоядие. Воля против крови. И воля победила.
* * *
В Суздаль я приехал в конце первой недели июня с гвардией Федота: два бронированных внедорожника, восемь бойцов в полной выкладке. Достаточно, чтобы послать сигнал, недостаточно для карательного рейда. Операций намечалось две — громкая и тихая, и начинали мы с громкой.
Шубина взяли в его поместье на рассвете. Блюстители закона вошли через парадную дверь и чёрный ход одновременно, и помещик не успел даже натянуть сапоги: утром проснулся «лидером движения», к полудню сидел в кандалах, босой, в исподнем, с выражением человека, на голову которому рухнули небеса.
Суд состоялся в Суздале, и зал оказался набит под завязку. Местные дворяне, чиновники, десяток купцов, даже местный командир Стрельцов, а также Крылов от Сыскного приказа. Заседание было публичным, поэтому двери открылись для всех желающих.
Судья зачитывал обвинения, и голос его гулко разносился под сводами: восстановление незаконных поборов с крестьян, закрытие школы наперекор княжескому указу, подстрекательство к мятежу, публичный отказ от присяги действующему князю, попытка создания заговора с привлечением иностранного княжества. Перечень грехов Шубина оказался длиннее его послужного списка, что, впрочем, было несложно, учитывая, что послужной список помещика состоял из единственной строчки: «унаследовал поместье».
Боярина вывели под конвоем. Серое и мокрое лицо бросалось в глаза, а руки, скованные кандалами, ходили ходуном. Помещик крутил головой — искал в зале хоть кого-нибудь, кто посмотрит на него с сочувствием. Зал отводил глаза.
Найдя меня среди широкой публики, Авксентий Мамонтович обратился ко мне напрямую. Видимо счёл, что это хоть как-то может повысить его шансы.
— Ваша Светлость, — голос у Шубина сорвался, взлетел вверх, задребезжал, — все говорили, что вы погибли… Я думал… Я не хотел… Я просто защищал интересы дворянства…
Неделю назад этот человек колотил кулаком по трактирному столу и требовал отречения от присяги. Сейчас он скулил и заикался, вперив в меня снизу вверх мокрые глаза, в которых не осталось ничего, кроме животной просьбы о пощаде. Я знавал таких. В моём прежнем мире их называли «соломенными командирами» — грозных с дворовыми слугами и трусливых перед одним вооружённым человеком. С каждым новым словом оправдания Шубин зарывался глубже, и по лицам зала я видел, что это понимают все, кроме него самого.
Я сидел, скрестив руки, и молчал. Тишина работала лучше любого обвинения.
Судья зачитал приговор: лишение дворянства, каторга. Когда Шубин это услышал, из него словно выдернули позвоночник. Колени подогнулись, и конвоиры подхватили его под локти, поволокли к выходу; ноги помещика скребли по каменному полу, как у деревянной куклы.
Крылов, который отдельно копал по семье, выяснил, что жена и дочь помещика мужа не поддерживали, жили под его пятой и возражать не решались, поэтому имущество останется за ними, и никто не покусится на их дворянский статус.
Остальным смутьянам раздавали по заслугам, и каждый получил ровно столько, сколько заслужил. Помещикам, подпевавшим Шубину, присудили штрафы и конфискацию всего, что они успели незаконно содрать с крестьян. Братья Протасовы из Ильинского, воскресившие помольный сбор, лишились доходов за три месяца и обратили на себя самое пристальное внимание Аудиторского приказа. Уверен, ребята Артёма Стремянникова найдут там немало интересного.
С чиновниками-саботажниками обошлись жёстче: конфискация, увольнение и волчий билет до конца жизни, ни одна государственная контора в шести княжествах их на порог не пустит. Действующих офицеров, отметившихся в деле, уволили без выходного пособия, бывшим влепили штрафы и «настоятельную рекомендацию» убраться за пределы княжества — формулировку, которая от прямого приказа отличалась только количеством вежливых оборотов. Купцам, скинувшимся на шубинский банкет в «Золотом Карпе», устроили проверки и взыскания, от которых у самых жадных наверняка прихватило сердце. На каторгу больше никого не отправили: Шубин оставался единственным, кому хватило ума публично перешагнуть черту между наглостью и государственной изменой.
В третьем ряду, вжавшись в спинку скамьи, сидел Тюфякин. Лицо у суздальского князя было цвета скисшего молока, пиджак топорщился в плечах, и весь он производил впечатление человека, которого ошибкой занесло на чужие похороны. Шубина он не поддержал. Он просто дал ему разгуляться, хотя мог и обязан был пресечь. Я нашёл его взглядом и задержал на нём чуть дольше, чем требовалось. Яков Никонорович уставился в пол.
Учитель Лапин, выгнанный Шубиным из школы в Горюхино, был возвращён на место в тот же день. Я лично распорядился выделить пятьсот рублей на постройку полноценного школьного здания, которое станет центром притяжения для детей со всех окрестных деревень. Горюхино заслужило что-нибудь получше избы с дырявой крышей, в которой Лапин до сих пор учил ребятишек.
Тихая, но куда более важная операция прошла той же ночью.
Коршунов работал по списку Марии Романовны. Один Всеотец знает, когда этот человек спит. Я подозревал, что он и вовсе не спит, а просто моргает чуть медленнее обычного, и это сходит ему за отдых. Аресты прошли по адресам, в час ночи, одновременно в четырёх городах. Бывшие потёмкинские агенты, завербованные чиновники, годами гнавшие информацию в Смоленск, дворяне, вылезшие из нор в уверенности, что их час пробил. Часть взяли и увезли в следственные изоляторы. Остальных поставили под плотное наблюдение: Коршунов считал, что кого-то из них выгоднее перевербовать, чем арестовывать, и я не стал ему возражать. Решения такого уровня я оставлял за ним.
Стратегия Крылова сработала целиком. Червяки выманили рыб покрупнее. Суд над Шубиным был показательной поркой для публики. Зачистка потёмкинской сети была настоящей работой и прошла, как ей положено, в полной тишине.
* * *
Вечером я вернулся в Угрюм. Обнял Ярославу, ткнулся носом ей в висок и долго стоял так, вдыхая запах её волос. Она прижалась и молчала, потому что за последнюю неделю мы оба наговорились с избытком, и иногда молчание стоило дороже любых слов.
Потом я сидел в кресле у камина и прокручивал в голове итоги месяца. Спас чужой город на другом конце мира. Убил Абсолюта, которого четыреста лет не мог одолеть никто. Потерял двух отличных гвардейцев. Обрёл брата. Неделю провалялся в коме, едва не спалив душу Королевским проклятием. Подписал контракт на детройтское тяжёлое вооружение. А дома за время отсутствия мелкая шваль полезла из всех щелей, как тараканы, дождавшиеся, пока хозяин щёлкнет выключателем и выйдет. Помещики восстанавливали незаконные поборы, чиновники саботировали, дворяне шептались по углам, и половина подконтрольных земель искренне считала меня покойником.
Горечь в этом была привычная. Ни в этой жизни, ни в прошлой я не обманывался на человеческий счёт. Сильного боятся, отсутствующего — нет. Так устроена природа, и злиться на неё примерно так же полезно, как грозить кулаком ветру.
Система, которую я строил два с половиной года, пока ещё слишком завязана на мне. Уехал на месяц, она затрещала. Не рухнула, нет, но швы разошлись достаточно, чтобы полезла всякая дрянь. Слабым местом оставалось другое: само моё отсутствие снимало с мелкой сволочи узду. Пока князь на месте — боятся. Уехал — полезли. Не потому что некому командовать, а потому что страх привязан к моей физиономии, а не к должности. Пока порядок держится на моём авторитете, а не на институтах власти, каждый мой отъезд — приглашение для любого мерзавца проверить границы дозволенного.
Суздальского воеводу, который всё это время строчил доклады вместо того, чтобы самому ухватить Шубина за шиворот, с должности сняли. Человек наблюдал, как помещик восстанавливает незаконные заставы, закрывает школу и собирает мятежные сходки у него под носом, и единственное, на что хватило духу — написать рапорт и отправить по инстанции. Рапорт, к слову, до Коршунова полз неделю. Вот это и есть та самая слабость: воевода знал, что творится, имел полномочия пресечь, но ждал указаний сверху, потому что взять ответственность на себя было страшнее, чем смотреть, как вокруг тебя расползается пожар.
Зато была и другая сторона, и я заставил себя на ней сосредоточиться. Ярослава не дала системе рухнуть. Провела совещания, удержала администрацию в узде, не поддалась соблазну обрушить репрессии, хотя наверняка аж зубы сводило от этого желания. Коршунов фиксировал каждый шаг тех, кто высунулся. Крылов готовил дела и предложил стратегию ожидания, оказавшуюся верной. Черкасский вышвырнул за шиворот боярина, посмевшего обозвать мою жену вдовой. Стрельцы выполняли приказы. А Мария Потёмкина, не обязанная мне ровным счётом ничем и имевшая все основания ненавидеть, пришла с готовой картой заговора просто потому, что сочла это правильным.
Система трещит без хозяина, она ещё молода и хрупка, как растущая берёзка. До бесперебойной работы далеко, до устойчивости к любым кризисам — ещё дальше. И всё же она не сломалась, потому что внутри появились люди, разделяющие не только мои цели, но и мои методы.
Михаил сладко сопел в колыбели у стены с выражением человека, решившего разом все свои жизненные проблемы. Ярослава заснула, положив лицо на мою грудь. Я глядел на них и думал обо всём, с чем завтра надо разбираться.
* * *
Наутро Василиса притащила чертежи третьего горизонта шахты Сумеречной стали и раскатала их по столу, придавив углы пресс-папье и чернильницей. Палец княжны упёрся в участок, заляпанный красными штрихами.
Четверть часа спустя мы ковырялись в цифрах добычи за прошлый месяц — расход тиглей оказался выше расчётного, график поставок Терновскому опять сдвигался, и я собирался перейти к набору горняков, когда в дверь постучали.
Савва материализовался на пороге.
— Ваша Светлость, в приёмной ожидает господин Пожарский.
— Пусть подождёт пару минут, — я повернулся к Василисе. — Мы закончили?
Княжна свернула чертежи и подхватила со стола стопку бумаг, но на полпути к двери притормозила, перекинув рулон из руки в руку.
— Прохор, — она обернулась, и в зелёных глазах вспыхнуло знакомое любопытство, от которого княжна при всём старании избавиться не могла. — Пожарский этот… Да, он себя показал в деле в подвалах Чёрного Вигвама. Убил Жнеца и Кощея в одиночку, такое не каждый день увидишь, но с чего ты его так приблизил? Кто он вообще такой?..
Вопрос закономерный. Стефан Пожарский объявился в моей жизни фантомом: бывший пленник Гильдии Целителей, бродяга без документов, без образования, без внятного прошлого. И вдруг я принимаю его в ближний круг. Вопросы неизбежны, и лучше дать на них ответ сейчас, чем дожидаться, пока люди сами додумают какую-нибудь чушь.
— Пожарский — последний из своего рода, — сказал я. — Дальний родственник по линии Рюриковичей. Пожарские восходят к Ивану Всеволодовичу, Платоновы — к Ростиславу Всеволодовичу. Оба сыновья Всеволода Большое Гнездо. Кровное родство — достаточное основание для покровительства.
Василиса приподняла бровь.
— Ты вытащил его из плена Гильдии, и теперь чувствуешь ответственность?
— И это тоже. Однако свой долг он передо мной уже погасил, — я откинулся в кресле, — когда закрыл меня собой в бою с Абсолютом. Долг жизни, оплаченный кровью. Поэтому я и предложил ему место рядом. Ты ведь знаешь, что я оцениваю людей по делам, а не по родословным.
Княжна помолчала, покрутив рулон чертежей в пальцах.
— Ладно, — она дёрнула плечом. — Надеюсь, он умеет не только шашкой махать, но и что-то полезное делать.
— Он тебя ещё удивит, — хмыкнул я.
Василиса закатила глаза с видом «ну-ну» и вышла, притянув за собой дверь. Через полминуты в кабинет вошёл Синеус.
Синеус прошёл в кабинет в армейских штанах и куртке без знаков различия, в которых, кажется, и спал. Приличный гардероб у него имелся, Савва позаботился, но брат упорно выбирал то, в чём удобнее драться, а не то, в чём прилично выглядеть. Привычно обшарил взглядом кабинет и опустился на стул. Древняя привычка, вбитая в кости.
— Что-то хотел? — уточнил он, вытаскивая из внутреннего кармана мятую пачку сигарет. — Или просто соскучился по моему обществу?
— Аж кушать не могу, — хмыкнул я и кивнул на пепельницу, которую Савва предусмотрительно выставил на подоконник.
Синеус чиркнул спичкой, затянулся и выпустил дым через ноздри, щурясь от солнца, бившего в окно.
— У меня для тебя работа, — сказал я без предисловий. — Мне нужен человек, который возьмёт всех Стрельцов из шести княжеств под единое командование и выстроит оборону от Бездушных так, чтобы она работала, даже когда меня нет. Я хочу, чтобы этим человеком был ты.
Брат затянулся, стряхнул пепел и ничем не выдал, что предложение его удивило. Может, и не удивило.
— Интересно девки пляшут… Но хотелось бы подробнее.
Я подался вперёд, уперев локти в колени.
— За последний год полковник Огнев перелопатил Стрельцов до неузнаваемости. Повыгонял бездарных офицеров, перетряс местные полки, выстроил секторальную систему с гарнизонами и патрульными отрядами. Панкратов тем временем мотался по княжествам, ставил тренировочные лагеря, натаскивал людей на мобильную тактику. Численность довели до девяти тысяч, деревни обеспечили магофонами, вооружение привели к единому стандарту. Костромским Стрельцам перестали навешивать конвойные обязанности, ярославских спасли из боярских поместий, где они сидели вместо дворни, муромских подняли с колен после войны. Сдвиг ощутимый.
— В чём загвоздка?
— В масштабе, — я встал и подошёл к карте на стене: шесть княжеств залиты синим, красные точки гарнизонов россыпью, чёрные штрихи обозначают известные гнёзда Бездушных. — Огнев и Панкратов решают тактическую задачу: обучить людей, вооружить, расставить по секторам, наладить связь, из деморализованных полков склеить боеспособные части. И справляются они отлично. Загвоздка в том, что дальше тактики они не заходят, да и не должны — это попросту не их уровень.
Палец мой прочертил дугу по карте от Вологды до Клязьмы.
— Стратегического планирования обороны как единой системы на шести территориях нет. Вообще. Никто не собирает общую картину: где именно расположены гнёзда, какие порталы за Грань сейчас активны, куда мигрируют орды, и, самое дерьмовое, откуда ждать следующий Гон.
Я ткнул пальцем на карту.
— Вот тебе пример. На Волге появился вид Алчущих, которых при нас с тобой не было, — водяные. Бездушные, приспособившиеся к речному дну: обросли илом и ракушками, охотятся из глубины, ночью облепляют суда и утаскивают экипажи. По информации на прошлое лето за год пропали люди с девяти кораблей на двух участках реки. С тех пор, количество, несомненно возросло. Мы столкнулись с ними случайно, во время похода в Белую Русь. Я передал сведения Разумовской, она оповестила соседей, но дальше что? Кто отслеживает, расползается ли зараза на другие реки? Кто координирует патрулирование? Правильно. Никто!
— Водяные, значит… Тысячу лет назад эти твари воды боялись, как огня. Течение сбивало им координацию, они тонули и бестолково ворочались на дне, пока не рассыпались. А теперь, выходит, приспособились, мрази.
Он затянулся и выпустил дым через ноздри.
— Скверно. Если они научились одному, научатся и другому.
— Верно. Не будем пока зацикливаться на этой проблеме и давай вернёмся к ситуации в целом.
Синеус затянулся и выпустил дым, прищурившись на карту.
— Каждый полк варится в собственном секторе и дальше носа не смотрит?
— Именно. Разведгруппы Огнева худо-бедно закрывают владимирское направление. На остальных сидят местные егеря, и данные от них приходят клочками, когда вздумается, и никто их не сводит воедино. А с координацией ещё паршивее: если гарнизону нужна артиллерия или маг, запрос идёт через меня лично, потому что другого канала нет. Когда Стрельцам требуется вооружение, Огнев шлёт заявку Белозёрову, и она тонет в десятке других приоритетов. Местные власти узнают о приближении тварей, когда те уже скребут когтями по воротам, потому что предупредительной системы не существует в природе.
Вернувшись к столу, я сел. Сигарета брата тлела между пальцами, столбик пепла рос, грозя осыпаться на колено.
— Огнев — превосходный строевой командир. Панкратов — лучший инструктор, какого я мог отыскать. Мыслить масштабом шести княжеств одновременно ни тот, ни другой не способен. Василий Евгеньевич, при всех его заслугах, остаётся командиром среднего звена, прекрасным, замечу, командиром, но на главу всех Стрельцов он пока не тянет.
Синеус же годами водил одну из моих армий, и водил грамотно. При всей его любви к доброй драке, людей попусту он не клал, а осторожности в нём было больше, чем казалось по замашкам. Осечка случилась один раз — в катакомбах под Псковом, и то потому, что Тот-кто-за-Гранью выстроил ловушку персонально под него. Три сотни бойцов шли на фанатиков из культа Возрождённых, а нарвались на Кощея в окружении Жнецов. Масштаб угрозы был несопоставим с тем, на что готовились. Синеуса сломала не его ошибка, а чужой замысел, рассчитанный на десять ходов вперёд.
— Над ними нужен человек, который возьмёт то, что уже работает, и выстроит на этом фундаменте общую оборону. Свяжет Стрельцов, армию, оружейные производства и гражданские структуры в единый механизм.
Синеус затушил сигарету, вдавив окурок в дно пепельницы.
— Расскажи, как ты это видишь.
— Единое командование Стрельцами шести княжеств и всех, что добавятся позже. Огнев остаётся на Владимирском полку, Панкратов продолжает натаскивать личный состав, а ты превращаешь шесть полков в один корпус. Сам решаешь, где усилить границу, откуда перекинуть роту, какой резерв попридержать до лучших времён. Тактика и протоколы — единые, чтобы владимирский Стрелец мог встать плечом к плечу с костромским без суточной притирки.
Синеус провёл большим пальцем по подбородку.
— Пока звучит как строевая координация. Для этого не нужен я. Дальше?
— Дальше начинается то, чего сейчас нет вообще.
Я сел обратно, и голос мой ожесточился, потому что следующая часть была главной.
— Знаешь, что происходит, когда я уезжаю? Всё замыкается. Полковнику нужна артиллерия — он ждёт, пока я возьму магофон. Стрельцам нужны патроны — заявка гниёт у Белозёрова, потому что я не расставил приоритеты. Ярославские Стрельцы обнаруживают гнездо на границе с Костромой и запрашивают подкрепление. Костромской полковник отвечает, что это не его сектор. Запрос уходит наверх, ко мне, а я за океаном. Гнездо тем временем живёт и плодится. Людей жрут, пока депеша ползёт по цепочке. Мне нужен кто-то, на ком это замкнётся вместо меня. Полковники мотают нервы ему. Заявки оружейникам поступают от него. Армейский резерв выступает по его запросу, без ожидания, пока я вернусь из Детройта или ещё откуда-нибудь. Предупреждение местным властям — за сутки, а не за четверть часа до того, как тварьё полезет через частокол. Этот «кто-то» — ты.
Синеус кивнул, пальцы левой руки едва заметно побарабанили по колену.
— И последнее, — я ткнул пальцем в карту за его спиной. — Аналитика. Каждое княжество граничит со своим куском Пограничья, и в каждом княжестве тварьё ведёт себя чуть-чуть по-разному. Сейчас данные лежат разрозненными пластами у местных егерей, и никто не складывает из этих кусков общую картину. Ты — сложишь. И, что важнее, ты прочтёшь то, что ни один штабной аналитик прочесть не в состоянии, потому что не соприкасался с той стороной. «Течение», «тихие периоды», инерцию орды после гибели Кощея, манеру Того-кто-за-Гранью переключать фокус с одного участка на другой. Этот язык знаешь только ты.
Брат молчал.
— Помимо прочего, — продолжил я, — нам нужно создать единый тренировочный центр для новобранцев. Его возглавит Панкратов. Сейчас тренировки идут на местах, и Ефрему Кузьмичу приходится мотаться из княжества в княжество, прививая новые методики, выгоняя хапуг-интендантов, чиня дырявые казармы и добывая инвентарь.
Этим он напоминал отца многодетного семейства, обнаружившего у одного отпрыска понос, у другого золотуху, а у третьего режущиеся зубы.
— Проще собрать всё в одном месте, нанять лучших инструкторов и пропускать через центр всех новобранцев и всех проходящих переподготовку Стрельцов из присоединяемых территорий.
— Бумажную работу кто потянет? — Синеус щёлкнул пальцами. — При таком масштабе хозяйственная нагрузка утроится.
— Для этого создаётся Стрелецкий приказ. Глава приказа заберёт себе бумагу и хозяйственную возню, чтобы ты не захлебнулся в накладных и сметах. Мне нужен туда человек, который и стрелецкую кухню знает, и с чиновничьим племенем умеет разговаривать. Подберём вместе.
Брат поскрёб щетину и уточнил:
— Кому подчиняюсь?
— Мне напрямую, — я загнул палец. — Все шесть Стрелецких полков в твоём оперативном подчинении по вопросам Бездушных. Если тебе понадобится армейский батальон, дёргаешь сам, не ждёшь, пока я освобожусь. Оружейники отрабатывают твои заявки на снабжение Стрельцов в первую очередь. Местные власти, бояре, ландграфы, князья, обязаны передать тебе всё, что знают о тварях в округе, и если ты скажешь «эвакуируйте деревню», они эвакуируют.
Помолчав, я дал ему секунд пять на то, чтобы уложить услышанное.
— Короче говоря, я сгружаю на тебя целый пласт, который до сих пор волок сам. Ты — второй после меня в военной вертикали, но только по части Бездушных. Армия, политика, княжеские дрязги — мимо тебя. Твоя забота, чтобы тварьё не жрало людей, и чтобы к тому дню, когда Тот-кто-за-Гранью ударит всерьёз, у нас была готовая к бою оборона от Волги до Оки, а не шесть гарнизонов, которые понятия не имеют, что творится за ближайшей рекой.
Синеус повертел пустую пачку в пальцах, смял и швырнул на стол.
— Девять тысяч Стрельцов, шесть полков, тренировочный центр и собственный Приказ, — перечислил он, загибая пальцы. — А я-то думал, ты попросишь что-нибудь сложное. Вроде бросить курить.
Я глядел на брата и думал о том, чего не произносил вслух. Эта должность давала Синеусу задачу, соразмерную его опыту и нраву. Он становился командиром с автономией и ответственностью, а не тенью при старшем брате, не безымянным приживалом без дела и смысла. Он увидит собственными глазами землю, которую не видел тысячу лет. Будет работать с живыми людьми вместо того, чтобы гнить в особянке. И у него появится цель, совпадающая с личной мотивацией: Бездушные сломали ему жизнь, превратили в Химеру, убили его руками старшего брата. Теперь он возглавит войну против них. Для человека с характером Синеуса ответственность такого калибра значила больше любой награды.
— Одна загвоздка, — он наконец заговорил, упёршись в меня взглядом. — Для всех прочих я никто. Человек без послужного списка. Бродяга, которого ты вытащил из ямы и усадил на свежевыдуманную должность. Ни репутации, ни звания, ни единого подчинённого, который видел бы меня в деле. Со стороны это выглядит как чистой воды кумовство, и попробуй докажи обратное. Прожжённые полковники и чиновники пошлют меня к чёрту, и правильно сделают.
Я усмехнулся.
— Рад, что ты это понимаешь.
— Значит, заранее знал, что спрошу?
— Заранее знал, что проблема есть. Как её решить, пусть у тебя голова болит. Ты командовал одной из моих армий тысячу лет назад и тогда тоже начинал с нуля, потому что тебе было семнадцать и единственным твоим достижением было умение осушить кувшин эля, не свалившись под лавку.
Синеус хмыкнул.
— Два кувшина. И у меня хотя бы была лошадь. Знаешь, лошадь внушает уважение. Может, начнём с лошади?
— Да хоть медведя ездового из цирка себе бери. Мне-то что.
— Медведь — это мощь… — мечтательно протянул брат.
— Сейчас у тебя хотя бы есть опыт, пусть и невидимый для посторонних. Тебе нужно доказать, что ты профессионал, а не бестолковый дилетант, и как именно ты это провернёшь, решать тебе. Со своей стороны я дарую тебе личное дворянство и титул барона за спасение моей жизни от Абсолюта под Детройтом. Чтобы местные дворяне хотя бы не кривили носы при знакомстве.
Я оскалился.
— А дальше греби сам.
Синеус откинулся на стуле, уставился в потолок. И расхохотался. Негромко, глухо, но от души.
— Прямо как в старые недобрые времена, — он мотнул головой. — Ты и я, и против всего мира?
— О да, — ухмыльнулся я.
Он поднялся. Расправил плечи, и на мгновение сквозь оболочку тридцатилетнего мужчины с небритыми скулами проступил младший брат, которого я помнил: мускулистый, упрямый, с горящими глазами, готовый ввязаться в драку прежде, чем ему объяснят, с кем и зачем.
— Не подведу, — обронил он коротко.
— Знаю.
Синеус кивнул и вышел. Я ещё несколько секунд глядел на закрывшуюся дверь, чувствуя в груди тепло. Встряхнулся и приоткрыл дверь.
— Савва, позовите ко мне Ягужинскую.
Мажордом возник мгновенно, будто караулил за порогом.
— Будет исполнено, Ваша Светлость.
Аглая Геннадьевна наверняка уже знала, зачем я её вызываю, потому что глава Информационного приказа, не знающая, о чём думает её начальник — это оксюморон размером с Бастион.
Дождавшись, пока шаги Саввы стихнут в коридоре, я пробормотал себе под нос:
— Пускай-ка она объяснит мне, как глава Информационного приказа допустила, что половина моих дворян за месяц обгадилась от слухов, будто у них отберут землю и с голым задом отправят рубить соль на подземных шахтах.

Глава 7

Боярыня Ягужинская переступила порог, и я приготовился к обтекаемым оправданиям, отшлифованным по дороге до зеркального блеска, какими она привыкла орудовать на совещаниях. Заговорила она иначе. Опустилась на стул, пристроила на колени неизменную кожаную папку и начала первой.
— Я подвела вас, Ваша Светлость. Начнём с этого, чтобы не растрачивать ваше время на расшаркивания.
Откровенность сбила меня с настроя распекать её. Ручка, которуб я вертел в пальцах, легла на сукно, и я откинулся в кресле.
— Занятный заход. Обыкновенно мои чиновники тратят первые десять минут, доказывая, что виноват кто угодно, кроме них самих.
— Машину не починишь, пока врёшь, какая деталь сломалась, — обронила она ровно, без заискивания и без вызова. — Я пришла назвать сломанную.
Седины в её тёмных кудрях будто прибавилось за минувшие месяцы. Черты остались прежними: резкая лепка скул, родинка на щеке. Зато усталость залегла глубже, чем при первом нашем знакомстве, а спину Аглая держала с той же несгибаемостью, словно к лопаткам ей прикрутили доску.
— Тогда называйте, — кивнул я. — Внимательно слушаю. Отчего половина моих дворян за месяц вбила себе в голову, что я вознамерился отнять у них землю? Причём без гроша компенсации.
Расстегнув папку, Аглая вытянула несколько листков, испещрённых убористым почерком.
— Оттого, что я сеяла вдолгую, а всходов потребовали назавтра. Я готовила людей к реформе исподволь, по зёрнышку, — проговорила она. — Информационный приказ заточен под, назовём это так, неспешную вспашку почвы. Газеты, подмостки Градского, крикуны в Пульсе. Капля за каплей нужная картина просачивается в головы, и к часу указа люди встречают его, как старого знакомого. Дело это долгое, на месяцы, и держится оно на одном условии — на покое. А покой испарился за сутки.
— Конкретнее.
— Три удара разом. — Аглая чуть вздёрнула подбородок, и в голосе прорезалась лекторская выверенность. — Заокеанский импульс обрушил Эфирнет. «Содружество-24» онемело на четверо суток, Пульс затих, блогеры словно языки проглотили. Моя работа завязана во многом на цифровые жилы. Перережьте их, и она рассыплется. А слухам, Ваша Светлость, ни портал, ни передатчик без надобности.
Я слушал, не перебивая. Возражать было нечем. Слух и впрямь оказался единственным изобретением, которое за тысячу лет ни разу не пришлось чинить. Ни сети ему не надо, ни грамоты, ни дорогого электричества — знай перебегает из уст в уста, как перебегал ещё при моём деде.
— Суворин, — добавила она тем же ровным голосом, — мог бы развернуть антикризисное вещание, едва порталы зашевелились. Кабы не корпел над своими рейтингами.
Шпилька была лишней. Эфирнет рухнул у Суворина наравне со всеми, и пенять ему за нерасторопность в первые сутки после обвала значило кривить душой. Поправлять я не стал. Лишь зарубил на памяти: стоит разговору свернуть на Суворина, и голос Аглаи на краткий миг наливается чем-то, что скверно мирится с её хладнокровным разбором. Этот человек свёл в могилу её мужа по велению Потёмкина, а нынче греется при моём дворе, сохранив и кошелёк, и положение. Желание мести, утрамбованное под безупречной осанкой, никуда не делось. Начни она однажды разворачивать Информационный приказ на сведение личных счётов, вернёмся к беседе. Покуда пусть трудится.
— Второй, — продолжила Ягужинская, не заметив паузы или притворившись. — Вас не стало рядом. Помещиков держал в чувстве не указ и не моя передовица. Их контролировал страх перед вами лично. Арифметика простейшая: покуда князь на месте, никто не щупает границу дозволенного, потому как князь имеет обыкновение казнить своих врагов. Исчезли вы, и страх выветрился. Статью я сочиню хоть самую зажигательную. Подменить собою человека, который сворачивает набок челюсти, никакой статье не под силу.
Выходило, что вся моя держава покуда держится на одной физиономии — моей. Стоит ей отлучиться за океан, и подданные принимаются вести себя так, словно учитель вышел из класса, а мел остался без присмотра.
— Третий. — Она опустила первый листок на стол лицевой стороной вниз. — Молва о вашей гибели обратила отсутствие в безвластие. К слову, ваша гибель собрала такой охват, какого я вам при жизни ни разу не выбивала. Дурная весть разносится сама и бюджета не просит.
Уголок её губ дрогнул едва уловимо. За боярыней водилась манера ронять шутки с непроницаемым лицом, и я почти не усомнился, что услышал одну из них.
— Помещичий ум прост, как полено. Князь мёртв, стало быть, и реформа издохла вместе с ним. И тут же изнанка той же монеты: князь мёртв, платить за отъятую землю некому, а землемеры в пилотных деревнях знай себе кромсают наделы на доли. Для дворянина складывается печальная картинка. Землю под носом уже метят вешками, рассчитываться за неё некому, и вывод сам просится на язык: попросту отберут.
Она примолкла на удар сердца, проверяя, поспеваю ли я за нитью рассуждения. Я поспевал.
— И четвёртый, самый горький, потому что тут уже не стечение обстоятельств, а сугубо моя вина, — Аглая впервые за разговор отвела глаза, и пальцы левой руки на миг стиснули кромку листа. — Трещина у нас заложена в самом чертеже. Я бью по двум мишеням. Крестьянину твержу про волю и достаток. Дворянину — про службу державе и про казённые деньги за изъятый надел. Расчёт верный. Загвоздка в том, что компенсации и продналог суть статьи второго да третьего этапов, и широко о них я пока не трубила, рано пока по плану. Дворянство разглядело лишь первый шаг. Крестьян в пилотных деревнях переводят на аренду. Дальше воображение каждого помещика само дописало худшее, а я не дошла до этапа, где им растолковывают про деньги. Эта правда по расписанию приберегалась на следующую фазу.
Замолчав, Аглая уложила листки обратно в папку с аккуратностью человека, не позволяющего себе суетиться даже в минуту покаяния.
— Вот вам разбор, Ваша Светлость. Без перевода стрелок на иных людей. Механизм не был рассчитан на то, чтобы разом сгинули и сеть, и князь, и сама уверенность в том, что князь жив. Давайте лучше обсудим, как эту ситуацию теперь выправить.
Несколько секунд я разглядывал женщину напротив. Пришла она не каяться и не выпрашивать снисхождения. Пришла с готовым решением, и сейчас оно прозвучит.
— Что предлагаете?
— Огласить всю схему. Сегодня же, — Аглая вновь распрямилась. — Все четыре этапа, продналог, обе формы хозяйствования, выкуп дворянам с цифрами до рубля. Вывалить разом и придавить слухи правдой. Паника процветает в тумане войны. Дайте людям ясность, и подкармливать её станет нечем. Заголовок я слеплю прежде, чем его измыслят наши «доброхоты», и тогда передовицы по всему Содружеству выйдут с нашей формулировкой, а не с их.
Логика была ладной, и в безмятежные времена я, пожалуй, кивнул бы, но сейчас мои мысли неслись вскачь.
Огласить всё теперь означало приковать себя к числам, которых пилот ещё не подтвердил. Эксперимент тянулся от силы два месяца. Три модели арендной ставки покуда мерились силами на грядках, и какая выживет, не ведал никто, включая Стремянникова с его выкладками. А ну как через три месяца цифры покажут, что ставку продналога пора двигать, а обе формы хозяйствования уживаются вовсе не так, как чертили на бумаге? Любая поправка к оглашённой схеме обернётся отказом от собственного слова, слабиной и надувательством. Дворянин-сутяга первым заорёт: посулили одно, подсунули другое. А пока схема в общих чертах, любую поправку по итогам пилота примут как нормальную доводку.
Имелось и второе соображение, для меня едва ли не главное. Покуда конкретики нет, целиться противнику не во что. Ему остаётся паниковать на пустом месте, а пустоту глушить легко: никто ничего не отымает, идёт опыт, ждите итогов. Стоит вывалить точные числа, и всякий пункт обратится в мишень. Враги получат руду, которую можно молоть месяцами, задолго до того, как мне на ладонь лягут подтверждённые результаты. К чему дарить им оружие, которое я волен попридержать?..
Вдобавок большой выход к народу хорош, когда он единственный и бьёт наотмашь. Завершится пилот, цифры подтвердятся, и я выйду с полной схемой, подпёртой полугодом наблюдений. Такой удар несравним с тем, чтобы огласить параметры теперь, на двух месяцах, и потом ещё доказывать, что они не придуманы.
Популистом я отродясь не был. Бросать в толпу цифры, не подтверждённые делом, всё равно что докладывать о победе до конца боя. В прошлой жизни я знал любителей этого. Долго они не живут.
— Нет, — выговорил я наконец, — полную схему пока придержим.
Собеседница не дрогнула, только плечи её чуть подобрались.
— Позволите узнать причину, Ваша Светлость?
Я озвучил собственные мысли.
— Тогда позвольте вопрос навстречу, — она глядела прямо, без капли почтительной мягкости. — Чем вы намерены гасить панику прямо сейчас, если не правдой? Неопределённость пугливому человеку страшнее дурной вести. «Мы ещё не решили» параноик слышит как «решили, да помалкиваем». Слух мутирует дальше: «сказал, что ничего не решено, а наделы уже метят, значит, врёт».
— Гасить будем затычкой. Временной, — я подался вперёд, упирая локоть в стол. — Право собственности нерушимо. Никаких резких движений. Все решения — после разбора итогов опыта. Этого достанет, чтобы унять колеблющуюся середину, а она-то и есть большинство. И ни одного слова, которое потом припомнят дословно.
Ягужинская помолчала, перекатывая услышанное. Соглашаться не торопилась.
— Основную массу затычка уймёт, спору нет, — признала она. — Только крикунов вроде вашего Шубина горючего не лишит. Они вашу осторожность обернут против вас же: 'Глядите, он и сказать-то не может, что планирует. Стало быть, готовит каверзу. Недосказанность — это незажившая рана. Вы её прикрыли, но не зашили, и она будет гноить дальше. Да и крестьяне в нетронутых деревнях подвисают в неведении. Кого пилот не задел, те не знают своей участи, и надежда снизу, на которую вы уповаете как на противовес дворянскому ропоту, тает.
Доводы били в цель. Помещик, которому втемяшилось, что у него отнимут землю, существо на редкость изобретательное: поднесёшь ему ясность, заподозрит подвох; напустишь туману, разглядит заговор; выложишь чистую правду, решит, что это особо коварная ложь. С таким народом любой мой ход рискует обернуться ударом против меня же. Изъяны моего решения Аглая видела отчётливее, чем иной разглядел бы его достоинства. И всё же изъяны временной затычки я снести готов, а лишиться свободы манёвра до конца пилота — нет.
— Всё так, — согласился я. — Минусы есть, и перечислили вы их безошибочно. Доводы ваши я услышал и взвесил. Решение прежнее. Дальше работаем по нему.
В глазах её мелькнуло нечто сродни профессиональному несогласию и тут же спряталось под ровную маску. Вероятно, считала меня чрезмерно осторожным, с чем не согласились бы люди, знающие меня хорошо. Переубеждать её я не собирался. Спор этот между нами не угас, он попросту отложился до того дня, когда цифры пилота расставят фигуры по местам и кто-то из нас окажется прав.
— Как будет угодно, Ваша Светлость, — произнесла Аглая, и в покорности этой не нашлось ни грана согласия. — Тогда вручите мне хоть инструмент, которым я залатаю прореху так, чтобы её не разнесло обратно.
— Вручаю, — я принялся загибать пальцы. — Первое: Самойлова нынче же выпускает официальное заявление от моего имени. Сухо, коротко, ровно те три тезиса, что я назвал. Второе: следом выхожу я сам. Интервью газете либо живой эфир на канале Суворина, площадку выберете по охвату. Пусть видят живого князя, который без надрыва толкует про неприкосновенность собственности. Живой князь нагляднее любой передовицы, тем более теперь, когда полстраны схоронило меня заочно.
Имя Суворина я обронил с умыслом. Хотел уловить, ёкнет ли что-нибудь в её глазах. Не ёкнуло. Аглая лишь коротко кивнула, как кивает мастеровой, принявший заказ.
— Эфир бьёт сильнее, — сказала она. — Газету пролистнут, а лицо врежется в память. Тезисы подготовлю и передам Самойловой к вечеру. Дайте мне трое суток на разгон, и колеблющаяся середина выдохнется.
— Трое суток, — подтвердил я.
Поднявшись и прижав папку к груди, у двери она замешкалась на полшага.
— Ваша Светлость, затычка даст вам два месяца тишины, ну три. Потом всё вернётся, и говорить за вас будут уже не мои газеты. Я не спорю. Просто хочу, чтобы потом вы не сказали, будто я молчала.
— Я вас услышал, Аглая Геннадьевна, — ответил я. — И запомнил.
* * *
Во владимирский лагерь Стрельцов Синеус вошёл в армейских штанах и куртке без знаков различия — в тех самых, в которых накануне встречался с братом. Поутру Савва совал ему роскошный пиджак с рубашкой, выглаженной и пахнущей крахмалом, и нарвался на сухое «нет». Пусть сразу разглядят, с кем свела их судьба. Приехал работать, а не протирать скамью задом, дожидаясь, когда уважение поднесут на блюде.
Полковник Огнев встретил его на крыльце штаба. Седой, разменявший шестой десяток, с льдистыми утомлёнными глазами. Рукопожатие вышло крепким, без поддавков, а взгляд — оценивающим, каким мерят новобранца, будет ли из него толк. Полковник провёл гостя по штабу: канцелярия, узел связи, оперативная карта, рассечённая на сектора. На всякий вопрос отвечал обстоятельно, по делу, ни словом не выдавая слабины. Ни одного «а вот тут у нас прореха», ни лишнего слога, ни щёлки, куда втиснулся бы рычаг. Гладкая стена крепости, не давшая ни единого выступа.
Эту стену Синеус опознал с первого взгляда. Сам городил подобные тысячу лет назад, когда не желал пускать чужака в хозяйство, не разузнав прежде, чего тот стоит. Давить он не стал. Скользнул глазами по карте и заметил, будто между делом:
— Хозяйство показываете отменно, Василий Евгеньевич. Ни единой щели. Так водят по дому покупателя, которого надеются выпроводить прежде, чем он сунется в подвал.
Огнев не улыбнулся.
— Я ничего не продаю. Я служу. Есть разница.
Синеус усмехнулся уголком рта, кивнул и попросил собрать командиров Стрельцов со всех шести княжеств.
— Разумеется, Стефан… — Огнев запнулся, выдерживая паузу.
— Викторович, — подсказал Синеус.
— Когда прикажете собирать, Стефан Викторович?
— Через три дня. Пусть успеют доехать те, кто подальше.
В коридор за ними выскользнул адъютант полковника и усмехнулся, не пряча гримасы. Молодой, с гладким лицом и смешливыми глазами, он считывал командира, как пёс считывает хозяина, и открыто показывал то, о чём командир предпочитал помалкивать. Синеус мазнул по нему взглядом и смолчал. Огнев в нового командующего явно не верил и верить не собирался.
Уже в машине, провожая глазами проплывающие за стеклом склады и казармы, Синеус покрутил в голове короткую, начисто лишённую героики мысль. Его уже раз назначали туда, где не ждали. Молодым он принял под руку целую ватагу, и принял не за выслугу лет, которой за ним не имелось, а по крови — по родству с братом-конунгом. Первые полгода он расплачивался за то назначение кровью, своей и чужой. Умения тут были ни при чём. Назначение приказом сверху уважения не покупает, его выгрызают месяцами верных решений, и за каждую ошибку платят жизнями.
Урок дался тяжко, через две стычки, едва не стоившие ему головы. Здесь предстояло начать с нуля, теперь уже без права на прежние промахи. Тогда за спиной маячили молодая безрассудная храбрость и имя брата-конунга. Ныне — прореха вместо послужного списка да чужая фамилия.
Через три дня состоялось совещание.
За долгим столом расселись шестеро офицеров, подполковник Панкратов и сам Синеус во главе. Представился скупо: послужного списка, который можно предъявить, за ним не числилось, а громких слов он избегал.
— Барон Стефан Пожарский. Поставлен князем Платоновым во главе будущего Стрелецкого корпуса для обороны всех его княжеств от Бездушных.
— Пожарский? — протянул ярославский полковник, грузноватый, с румяным самодовольным лицом завсегдатая, привыкшего острить безнаказанно. — Пробовал я ваши котлеты в трактире под Костромой. Не впечатлили, если честно.
Смешок прокатился вдоль столешницы. Кто прятал его в кулак, кто и не трудился. Синеус не повёл и бровью.
— Котлеты были не мои, полковник Дьяков, — выговорил он ровно, успев сопоставить известную ему из рапортов информацию с лицом. — А вот стряпню мою вам придётся проглотить целиком. Нравится вам это или нет.
Смешок оборвался, словно его подрезали ножом.
Синеус расправил перед собой карту, прижатую по углам пресс-папье, и озвучил задачу, обозначенную братом.
Стол откликнулся пёстро — от прямой враждебности до сдержанного любопытства.
Первым, по старшинству, голос подал Огнев — учтиво, без шероховатостей и без малейшей охоты играть в поддавки.
— Вопрос по существу, Стефан Викторович. Какими соединениями вам доводилось командовать? От полка и выше.
Вопрос был с подвохом. Честно ответить Синеус не мог: вся его выслуга осталась в прошлой жизни, под именем, за которое здесь сочли бы сумасшедшим. Спешить он не стал — выдержал паузу ровно настолько, чтобы за столом поняли: он молчит с умыслом, а не потому, что нечего сказать.
— Послужной список свой я перед вами раскладывать не стану, Василий Евгеньевич. Скажу одно: водил я поболее, чем кое-кто за этим столом. Остальное проверите в деле, а не на допросе. Что у вас дальше?
Бровь полковника дрогнула и поползла вверх. Обращение по имени-отчеству, мимо звания полковника, было рассчитанным щелчком. За столом его считали мгновенно: новый командующий ставит себя вровень, а не в положение проверяемого. Огнев смолчал, но мысленно добавил к портрету барона ещё один штрих.
Костромской офицер оказался жилистым и длиннолицым мужчиной, обладающим говорящей фамилией Златоусов. Неясно было, отрастил ли он пышные усы, чтобы не противоречить своей фамилии, или вселенная окрестила его так, зная, что тот решит носить обильную растительность на лице. При появлении нового командующего он даже не привстал, а теперь и вовсе развалился на стуле, роняя слова с показной ленью.
— У нас в Костроме, господин барон… — на слове «барон» он скривился, словно выплюнул вишнёвую косточку, — в ходу одна присказка. Чтобы вести корабль, изволь хоть единожды выйти в море. А нам сосватали капитана, который солёной воды и не нюхал.
Тишина встала плотная. Возражать никто не стал. Огнев с задумчивым видом изучал собственные ногти.
— Доброе присловье, — отозвался Синеус с ленивой усмешкой, не отрываясь от карты. — У меня для вас тоже одно припасено. Кто на совещаниях много мелет, тот в поле обыкновенно мало воюет. Найдутся ещё частушки, полковник, или перейдём к делу?
На дальнем конце стола кто-то поперхнулся смешком. Златоусов побагровел, но не от стыда, а от ярости: новый начальник мимоходом поставил его рядом с балаболом, и проделал это при шестерых офицерах. Синеус на него уже не глядел, водя пальцем по алым крапинам гарнизонов на карте. Огнев едва приметно поджал губы. Жест означал не одобрение, а зарубку про себя: зубаст, огрызается, надо приглядеться.
Муромский полковник, сухопарый Терентьев, повёл себя на иной лад. Муромские Стрельцы пережили войну, куда их бросил прошлый князь Терехов, и поднялись лишь стараниями Огнева да Панкратова, перетряхнувших их с ног до головы. К переменам в Муроме притерпелись. Терентьев осведомился по-деловому, о сроках развёртывания единого снабжения и о том, чья рука будет визировать приоритеты заявок. Спросил без шпильки, по-рабочему. И всё-таки в его сдержанности сквозило ожидание: слова он выслушал, теперь жаждал увидеть дело.
Суздальский капитан, под чьим началом не набиралось и роты, оказался из бывших тюфякинских офицеров, приученных к власти необременительной и беспамятной. Он кивал где положено, поддакивал, заносил что-то в блокнот опрятным почерком и явно не намеревался после совещания шевельнуть ни единым пальцем. Мягкий саботаж бездействием, самый неприятный из всех. Породу эту Синеус знавал. Такого за слово не ухватишь, не прижёмешь к стенке, а проку с него ни на грош.
Майор Веремеев из Гаврилова Посада совмещал воеводство с началом над своими Стрельцами и держался ближе прочих к Панкратову: два практика опознают друг друга через стол без всякого представления. Скуп на слова, профессионально сдержан. Работать готов, да только хочет прежде поглядеть, как новый командующий поведёт себя в первом живом деле, а не на бумаге.
Подполковник Панкратов оказался единственным, кто поддержал в открытую. Поддержал не из преданности: Синеуса он видел впервые в жизни и доверия к нему не питал ни на каплю. У ветерана с седыми усами подковой полыхнули выцветшие голубые глаза в тот самый миг, когда прозвучало «централизованная подготовка в новом тренировочном комплексе». Единый учебный центр был его застарелой мечтой, годами разбивавшейся о чужое равнодушие, и вот наконец-то кто-то выговорил это вслух как приказ, а не как пустое благое пожелание.
— Давно пора, — буркнул Ефрем Кузьмич в стол, ни к кому в отдельности не обращаясь, и хватило этого, чтобы Синеус занёс его в список тех, с кем можно работать.
Совещание завершилось протокольным кивком и шарканьем разбредающихся по коридору людей.
За эти полчаса шестеро офицеров выказали против него больше слаженности, чем, если верить сводкам, выказывали против Бездушных за весь минувший квартал. Умей твари гибнуть от косых взглядов и едких подначек, граница давно лежала бы где-нибудь за Баренцевым морем.
Вечером Синеус сидел в одиночестве в отведённом ему кабинете — тесном, с одним окном, пропитанном табачным духом, въевшимся в стены задолго до появления здесь нового командира.
От Панкратова он и узнал то, чего в лицо ему не сказали бы. После совещания ярославский Дьяков набрал Огнева, уточнить, насколько всё это всерьёз. Синеус повертел новость в уме и раскусил механику расклада. Дьяков ждёт отмашки старшего товарища. Скажет Огнев «работаем» — впряжётся. Скажет «выжидаем» — станет тянуть, прятаться за рапортами и в отписках. Всё упиралось во Владимир, в седого полковника с льдистым взглядом, который покуда не решил, как быть с пришлым бароном.
На столе лежало то немногое, что удалось выудить за три дня. Общие сводки, поквартальная статистика потерь, оперативная карта одного только Владимирского полка. Пять остальных зияли белыми пятнами, о которых здесь предпочитали помалкивать. В его времена белое пятно на карте сулило одно из двух: либо туда ещё никто не добрался, либо добрался, да поделиться впечатлениями уже не сумел.
Синеус закурил, придвинул чистый лист и взялся чертить план объезда. Шестеро, которые его не знают и знать не желают. Ни единой битвы, в которую можно ринуться очертя голову и показать себя за один день. Стало быть, всё будет долго, муторно и без зрителей — месяц за месяцем, решение за решением, рапорт за рапортом. Он уже проходил через это однажды, молодым и злым. Пройдёт и теперь, постаревший душою на тысячу лет.
* * *
Я ковырялся в бумагах по шахте, когда Савва возник на пороге с той бесшумностью, отучить от которой его мне так и не удалось.
— Ваша Светлость, в приёмной дожидается некий господин Алексей Дорохов. Просит аудиенции. Говорит, что по личному делу. Велите пустить его или развернуть?..
Фамилия выдернула из памяти жизнь не мою, а чужую. Дорохов был обломком прежнего Платонова — из той ватаги молодых владимирских дворян, что когда-то вместе кутили по трактирам, до хрипоты спорили о справедливости за дешёвым вином и сговаривались переделать мир, не имея для того ни власти, ни хребта. Тело, в котором я обитаю, относилось к этому имени теплее, чем к прочим. Даже не память — тень привязанности, которую новый хозяин этого тела так и не выскреб до дна. После моего преображения в пограничного воеводу Дорохов не отшатнулся, как отшатнулись прочие бывшие товарищи Платонова. Алексей ничего у меня не клянчил и не просил пристроить его на тёплую должность. Изредка слал письма, поздравлял с праздниками, следил за вестями издали, а гордость не пускала его в просители.
— Пусть войдёт.
Дорохов ступил в кабинет, и я увидел человека раздавленного. Не спал он, судя по красным векам, не первые сутки. Рубаха измята вусмерть. Пальцы подрагивали, и он прятал их, сцепив в замок. От прежнего пылкого спорщика, какого хранила в себе чужая память, не осталось, почитай, ничего.
— Здравствуй, Прохор, — выговорил он тихо и осёкся, спохватившись. — Ваша Светлость.
— Садись. — Я указал на стул. — И давай без титулов, коли пришёл по личному делу. Что стряслось?
Опустившись на краешек стула, он помолчал несколько секунд, собираясь с духом.
— Мать умерла. Три дня тому назад, ночью. — Голос держался ровно, держался из последних жил. — Одна она у меня была. Других родственников не осталось.
Я молчал, давая ему выговориться.
— А поутру, едва рассвело, постучали, — Дорохов уставился в пол. — На пороге человек в опрятном костюме протягивает мне визитку похоронной конторы «Вечный покой». Соболезнует, участие, сука, изображает, «мы всё берём на себя». Я даже спросить не успел, откуда он прознал про покойника, — мать в соседней комнате лежит ещё не остывшая, какие тут вопросы… А он уже разворачивает прейскурант: гроб, катафалк, обряжение, венки, место на погосте. «Полный пакет», говорит. Сто двадцать рублей.
Сумма складывалась в полугодовое жалованье мелкого писаря, и расценки собственных Приказов я знал назубок.
— Я было сунулся торговаться, — продолжал он. — Откуда у писаря такие деньги?.. А тот вздохнул эдак… участливо, со сноровкой. «Конечно, можно и подешевле. Только вы же не пожелаете, чтобы вашу матушку…» И расписал, что бывает с дешёвыми похоронами. В подробностях. Я заплатил, занял по знакомым…
Пальцы его сцепились плотнее.
— В морге заломили ещё тридцатку. За «срочное омовение». Хотя по закону это даром положено — уж я-то знаю. Упёрся. Санитар лишь плечом повёл да зевнул в кулак: «Воля ваша. Только очередь у нас, сами видите, а на дворе пекло несусветное. Пролежит покойница необряженной дней пять, а то и шесть, покуда руки дойдут, — и прощаться вам, мил человек, будет уже, считай, не с чем». Заплатил я и это.
Дорохов поднял на меня взгляд. Просьбы в нём не осталось — одна выжженная дотла пустота.
— А на погосте всё по тем же нотам. Бесплатное место сыщется, как не сыскаться: в дальнем углу, за оврагом, который по весне раскисает и держит воду чуть ли не до Троицы, и гроб туда опускать — всё одно что в трясину. За сухой да приличный клочок смотритель запросил две сотни и бровью не повёл, заладил, что такса для всех едина, а торг тут не заведён. Вот и опустел я вконец. Под триста пятьдесят вышло, Прохор. Я столько и за двенадцать месяцев не наскребаю. Назанимал отовсюду, докуда руки дотянулись, у соседей, у сослуживцев, у кого совесть позволила попросить. Теперь два года горб гнуть, чтоб расплатиться.
Он перевёл дух и заговорил совсем тихо. Чем глуше становился его голос, тем весомее падало каждое слово, и Дорохов будто выкладывал их передо мной по одному, как роняют на сукно тяжёлые медяки.
— Я не милостыню клянчить пришёл, Прохор. И не о своей беде хлопочу. Дел у тебя по горло, понимаю: война, реформы, шесть княжеств на плечах, а кто я против всего этого? Писаришка из управы, мелкая сошка, каких на свете тьма. Прошу одного — выслушай и запомни. То, что вытворили со мной, вытворяют со всяким, кто остался у гроба наедине с бедой. Каждые сутки в княжествах кого-нибудь опускают в землю, будь то мать, отец или младенец, и осиротевших тут же обирают дочиста, потому что в такой час человеку всё равно, сколько с него сдерут, лишь бы поскорее отмучиться. А они… — голос сорвался, качнулся и кое-как выровнялся, — они это наперёд знают и кормятся чужим горем, как вороньё падалью. А заступиться некому.
Дорохов осёкся, тяжело сглотнул.
— У соседки по двору месяц назад мужа схоронили. Осталась баба с тремя ребятишками мал мала меньше, свела со двора единственную корову и продала, чтобы наскрести на похороны. Корову, Прохор. Последнюю кормилицу.
В кабинете сделалось тихо. Откуда-то со стройки долетал бодрый перестук кувалд, и в этой тишине он отдавал почти кощунством.
Передо мной сидел не подданный с челобитной к князю. Передо мной сидел человек, пришедший к давнему другу — к тому Прохору, которого Дорохов помнил по юношеским хмельным вечерам, когда они до хрипоты пытались дознаться, что же такое справедливость, и не сомневались, что однажды её добьются. Того Прохора давно нет. Я занял его место, и всё же тело, в котором я сижу, отозвалось на этот голос, и тень чужой привязанности шевельнулась во мне, не дозволяя отмахнуться казённым «разберёмся в установленном порядке».
В моём прежнем мире мёртвых провожали без торговли. Погребальный костёр, молитва Всеотцу, курган с валуном в изголовье. Воин уносил с собою клинок, крестьянину клали горсть зерна да краюху на дорогу к предкам. Смерть была общей бедой рода, и нажиться на ней не пришло бы в голову даже распоследнему мародёру, потому что за такое его вздёрнули бы на ближайшем суку, не вникая в обстоятельства. А тут над чужим горем возвели целое ремесло, с прейскурантами да «полными пакетами», и цвело оно махровым цветом ровно оттого, что дела до него не было никому. Где-то под рёбрами поднималась знакомая ярость — тяжёлая, обжигающая, которая всегда предваряла у меня решение причинить кому-то крупные неприятности.
Дорохов пришёл не за деньгами. Сунуть бы ему триста пятьдесят рублей, и он бы, поломавшись, взял, и совесть моя осталась бы чиста. Да только дело было не в трёхстах пятидесяти рублях для одного писаря. Дело было в соседке с тремя ребятишками и проданной коровой, в тысячах таких соседок по шести моим княжествам, с которых стервятники в опрятных костюмах драли последнее в тот единственный час, когда человеку не до сопротивления.
— Спасибо, что пришёл, — сказал я, и Дорохов вскинул удивлённый взгляд, благодарности не ждавший. — Не за подачкой, а с этим. Большинство проглотило бы и смолчало. Я разберусь. Обещаю.
Я поднялся из-за стола, шагнул к двери и приоткрыл её.
— Савва, кликни-ка Крылова. Если он не в отъезде.

Глава 8

Маговизор в углу кабинета ожил к полудню, минута в минуту, как мы и условились с Самойловой накануне. Я отодвинул бумаги по новому бюджету и развернул кресло к экрану. Дарья Олеговна появилась в кадре собранной и ровной — серый строгий жакет, убранные в косу волосы без единой лишней прядки. Глава моей пресс-службы умела взаимодействовать с камерой так, словно по ту сторону объектива сидел не миллион зрителей, а один-единственный человек, которому она терпеливо растолковывает очевидное.
— Прежде всего о том, что у всех на устах, — начала Самойлова, чуть склонив голову. До Его Светлости дошли слухи, будто князь собирается отнять у дворянства землю без всякого возмещения. Эти нелепые слухи ходят не первую неделю, и оставлять их без ответа было бы неправильно. Потому скажу прямо и от его имени. Сильное государство держится на равновесии интересов всех сословий, и любое будущее решение будет приниматься с оглядкой и на дворянство, и на крестьянство, и на купечество. Цель пилотного проекта по переводу крестьян с барщины и оброка на аренду — отыскать модель, выгодную всем. Именно поэтому он и ограничен горсткой деревень, а не идёт по всему княжеству, — она выдержала короткую паузу, давая словам осесть. — Его Светлость опирается на факты, а не на пересуды, и того же ждёт от своих подданных. К слову, пилот уже показал рост доходов и у крестьян, и у помещиков, которые в нём участвуют. Прежде чем делать выводы из пустых домыслов, дворянам стоило бы взглянуть на эти цифры.
Экран сменился заставкой «Содружества-24», и почти сразу те же слова поползли строкой в Пульсе, а к вечеру «Голос Пограничья» подхватил их в формулировке попроще. Машина Ягужинской в этот раз отработала ровно, как хорошо смазанный затвор.
За тысячу лет власть научилась внушать целому народу нужную мысль, не покидая тёплой студии. В моё время для этого требовались глашатай, площадь и виселица на заднем плане, чтобы текст звучал убедительнее.
Я прокрутил услышанное ещё раз, уже на холодную голову. Сработано было чисто, ровно в тех рамках, что я обозначил Аглае три дня назад. Слух заявление называло в лоб и тут же придавливало встречным доводом, не давая страху расползтись дальше. Заявление обходило стороной самое важное: ни слова о продналоге, ни звука о двух формах хозяйствования, ни единой цифры компенсаций, в которую мог бы вцепиться враг.
Расчёт был выстроен на совесть. Колеблющуюся середину заявление должно убаюкать, нерешительных — приманить намёком на выгоду для самих помещиков, а паникёров поддеть так бережно, что вскинуться в ответ значило бы во всеуслышание расписаться в трусости. Сработает ли расчёт, покажут ближайшие дни. К самой работе Самойловой претензий не имелось.
Однако в любом таком заявлении по умолчанию присутствует изъян, которого не избежать. Чиновник, объясняющий народу, что бояться нечего, добивается обратного: люди пугаются уже того, что им зачем-то это объясняют. Дарья выстроила формулировки так, чтобы свести влияние этого изъяна к минимуму. Устранить его целиком не смог бы никто.
Назавтра в живой эфир на канале Суворина вышел уже я сам и без бумажки, ровным голосом, повторил те же три тезиса о неприкосновенности частной собственности в иной обёртке и ответил на пару вопросов ведущей, чтобы мои и соседние княжества своими глазами увидели живого князя вместо заочно схороненного.
Ответ на наши выступления пришёл на следующий день сразу с двух направлений.
Тонкая папка от Коршунова дожидалась меня на углу стола — сводка о том, что творилось в княжестве. Я придвинул её, пробежал глазами и не нашёл ничего, чего бы не предвидел. По моим землям, из трактира в трактир, от рыночных рядов до церковных папертей ползла заботливо раздуваемая молва. Суть её умещалась в две строки. Раз Платонов твердит, что решения примут после анализа, значит, решения будут. И вопрос не в том, отберут ли землю, а лишь в том, когда.
Следом, в вечернем эфире «Содружества-24» возник князь Белгородский, Николай Борисович Юсупов. Имя это я знал по докладам Коршунова, а потому отложил дела, чтобы внимательнее рассмотреть этого человека. Грузный мужчина под пятьдесят, с тяжёлыми веками и неторопливой речью — такая бывает у людей, привыкших, что их обязательно выслушивают до конца, боясь перебить.
Говорить он начал с умом. В лоб спорить с неозвученным тезисом о том, что крестьяне заслуживают свободы, он не стал, хотя, многие дворяне несомненно разделяли подобные взгляды, и потому зашёл с другого бока.
— Я искренне аплодирую заботе князя Платонова о крепостных, — Юсупов развёл широкие ладони, словно и впрямь собрался захлопать. — И заботу эту поддержу первым. Нам объясняют, что речь о малом: опыт в считаных деревнях, перевод крестьян с барщины и оброка на простую аренду земли. Звучит безобидно. Вот только я в хозяйстве не первый десяток лет и приучен смотреть дальше первого хода. Аренда сегодня — это завтрашняя воля. Дайте человеку арендовать надел, и через год он спросит, отчего бы не владеть им вовсе, а через два припомнит, что к барину его больше ничто не держит. Куда ведёт эта дорога, видно всякому, кто умеет считать.
Ловко, мысленно признал я. То, что я сам старательно обходил молчанием, Юсупов вытащил на свет божий и назвал прямо, причём вскользь, как нечто само собой разумеющееся. Слово «воля» гуляло теперь по эфиру, и пустил его в оборот не я.
— Сама по себе воля — вещь прекрасная, спорить не стану, — продолжил он, и голос отяжелел. — Однако позвольте старому хозяйственнику сказать то, чего вам не скажут придворные — про цену такой бездумной свободы. Землю кормит не доброта, а труд и порядок. Разрежьте большое хозяйство на лоскуты, и через три года Содружество станет покупать хлеб у чужаков втридорога, — Юсупов подался к камере, сбавив голос до отеческого. — Я не против свободы. Я против голода, который придёт за ней по пятам.
Произнесено было неспешно, без единой визгливой нотки. Так говорит либо человек, искренне болеющий за общее дело, либо тот, кто выучился это безупречно изображать. Я уже видел запись чужими глазами: как её гоняют по всему Содружеству, растаскивают на цитаты, как согласно кивают ей прочие князья, у которых под боком такие же латифундии и такой же подспудный страх перед моим примером. Калибр у противника оказался не чета уличным горлопанам.
Славный, однако, хозяйственник. Так трогательно боялся голода для всего Содружества, что я едва не забыл: голодать пришлось бы вовсе не ему.
Досмотрев эфир, я оценил насколько вовремя выступил Николай Борисович. Пока страх настаивается сам, на сплетнях и домыслах, точно брага на дрожжах, противнику и шевелиться незачем: пожар разгорается без посторонней помощи. Стоит затоптать его фактами, и сразу понадобится свежий голос взамен: внушительный, не крикливый, способный вернуть толпе испуг и переодеть вчерашний слух в спокойную речь всеми уважаемого человека. Вот он и появился… Этот уважаемый, чтоб его Стриги драли, человек.
Следом я оценил фигуру самого Юсупова, как генерал оценивает будущего противника на поле боя. По всему Содружеству за ним держалась слава одного из крупнейших хозяйственников, да ещё и прогрессивных. Латифундист и промышленник, чьё хозяйство выстроено в единую вертикаль: сахарная свёкла шла на его собственные мельницы, мельницы кормили завод, к заводу была подведена крепкая охраняемая Стрельцами дорога, а сама дорога позволяла отвозить готовый сахар прямо на рынки Воронежа, Брянска и Москвы. Разнять такую цепь на крестьянские наделы, не угробив её целиком, попросту нельзя. Юсупов не относился к категории паразитов-рантье. Он бережно вёл своё хозяйство и производил реальный продукт. Отсюда и шла его сила.
К тому же подо мной этот человек не стоял. Белгород в шестёрку моих княжеств не входил, и лично мне Юсупов ничего не задолжал. Зато от самой идеи раскрепощения крестьян терял многое. Удайся реформа, и его собственные крестьяне рано или поздно тоже захотят воли. Защищал он не свой карман даже, а ту самую модель, на которой держалось всё крупное дворянство Содружества, от края до края.
Первое соображение относительно личности Юсупова лежало на поверхности. Человек этот умён, и красивыми лозунгами про волю да справедливость его с места не сдвинешь: фасад экономиста у него не бутафорский, за ним настоящие мельницы и заводские трубы. Швыряться в такого словами — то же, что метать горох в кирпич. Понадобятся реальные цифры.
Второе возникло подспудно. Белгородский князь вступил чересчур проворно, чересчур гладко. Самойлова выступила позавчера, а сегодня этот человек уже сидит в студии, на чужом для себя канале, с отточенными формулировками и выверенной до полутона интонацией, будто держал всё это наготове и поджидал только повода. Что прячется за гладким фасадом, я пока не знал. Зато ещё с прошлой жизни у меня выработалась простая привычка чуять засаду по тому, как ровно ложится первый удар. За идею так не выступают. За неё бьются сбивчиво, с жаром в груди и яркими эмоциями. Так, спокойно и по нотам, выступают за свой интерес, который надо спрятать поглубже. Юсупов прятал. Что именно — мне ещё предстояло выяснить.
* * *
Двумя днями позже я стоял за односторонним стеклом в недрах Сыскного приказа и смотрел, как Крылов колет человека.
Комната по ту сторону стекла была голой и тесной: стол, два привинченных к полу стула, лампа со светокамнем под сетчатым плафоном. Григорий Мартынович сидел спиной ко мне и неторопливо раскладывал перед задержанным бумаги, лист за листом, ровными стопками, с обстоятельностью человека, которому совершенно некуда спешить. Напротив него находился подследственный, и тот развалился на стуле с удивительной для здешних стен вольготностью.
Задержанного звали Сивцов. Пока Крылов перебирал бумаги, я заново гонял в голове всё, что Григорий Мартынович собрал за прошедшие дни, а собрал он, по совести, немало. Вскрыл почти всю сеть целиком. Эти люди почти и не прятались — в том и заключалась причина, по которой их столько времени не трогали. Похоронное дело выпало из всякого учёта разом: не облагается налогом, не требует лицензии, не заинтересовало аудиторов Стремянникова. Наши реформы перетряхнули землю, торговлю, суды, чиновные палаты, дотянулась до последнего писаря, что брал полтинник за справку, а смерть так и осталась слепым пятном, серой зоной, куда не ступала нога ни одного моего ревизора.
Государственная махина устроена так, что ловит заметное и громкое, а мелкое да адресное утекает у неё сквозь пальцы. Большой огонь хорошо освещает целую комнату. Зато под половицами, куда его свет не достаёт, преспокойно заводится всякая дрянь и кормится ровно потому, что её не видно.
Крылов весьма чётко пояснил мне, как работала эта сеть.
В самом низу копошились чёрные агенты, десятка два проворных ребят на Владимир, Муром, Ярославль и Кострому. Кормила их чужая беда. Фельдшер скорой или же возница, отвозящий доктора на личный адрес, сбывал адрес погибшего за пятёрку, и агент срывался по нему прежде, чем семья успевала толком поверить в потерю, и подсовывал ошарашенной родне «полный пакет»: гроб, катафалк, омовение, венки, клочок земли на погосте — всё скопом, по цене, вздутой втрое. Действовали они не сами по себе. За их спинами стояли похоронные бюро, зажавшие рынок четырёх городов в один кулак, и крупнейшим из трёх во Владимире заправлял человек, что сидел сейчас по ту сторону стекла.
Дальше тело попадало в морг, и там его встречали свои люди. Санитары привычно вытягивали деньги за «ускоренную подготовку», а с несговорчивыми поступали проще: придерживали выдачу, и пускай покойник ждёт своей очереди, на жаре или холоде, пока родня не одумается и не заплатит. Начальники морга про этот промысел знали доподлинно, закрывали глаза и взамен получали свою долю.
Замыкало порочный круг кладбище. Директор приберегал сухие, пристойные участки для тех, кто готов доплатить, а бесплатную землю нарочно гноил, превращая в заболоченный овраг, куда совестно опускать родного человека. С похоронными бюро он давно поделил этот пирог по-братски.
Сквозь эту машину за год проходило несколько сотен тысяч рублей, и это лишь по четырём крупнейшим княжествам. За сухой цифрой стояли тысячи семей, обобранных дочиста в самый чёрный день, какой только выпадает человеку.
Сеть Крылов ловил не вразнобой, а всю разом. На рассвете, в один и тот же час, в четырёх городах под арест отправились чёрные агенты, владельцы всех трёх бюро, включая Сивцова, санитары морга и кладбищенские директора. Фельдшеров, торговавших адресами покойников, вышвырнули со службы и оштрафовали. Облава вышла чистой: к полудню вся видимая часть сети сидела по камерам, не успев даже предупредить друг друга.
Сам Сивцов оказался не головой, как почудилось сперва, а лишь распорядителем. Он сводил агентов, морги, кладбища и фельдшеров в единый работающий механизм: собирал выручку, делил доли, гасил мелкие свары. Бывший интендант, которого вышибли со службы аудиторы того же Стремянникова. В этой биографии и крылся настоящий мотив. Обиженный интендант — зверь предсказуемый: выгони его за воровство, и он отыщет угол, где воровать ещё не запретили, и обчистит его с прилежанием отличника.
Досье я прочёл ночью и понял Сивцова насквозь. Наполовину им двигала жадность, наполовину — месть. Новая система выкинула его за борт, та самая, что объявила войну воровству, и он высмотрел единственный закоулок, куда эта система не заглядывала, и принялся обирать ровно тех людей, ради благополучия которых всё и затевалось.
За каждым его прейскурантом проступало одно и то же послание. «Строите справедливое княжество? Вот и стройте, а я тем временем буду доить ваших честных подданных в тот самый день, когда они хоронят родных и сопротивляться не в силах. И хрен вы меня достанете».
«Как видишь, достали», — мысленно парировал я ему.
Беда в том, что сам Сивцов приходился не головой змеи, а одним из её позвонков. Сеть, раскинутую на четыре города, в одиночку не удержишь: кто-то должен топить жалобы в Городовом приказе, кто-то — глядеть мимо в правоохранительных органах, а сверху всю конструкцию обязано прикрывать родовитое имя, броня, сквозь которую к исполнителям и не подобраться. До этого имени Крылов пока не докопался. Зато его держал в памяти Сивцов, и через минуту-другую он им с нами поделится. Непременно поделится…
По ту сторону стекла задержанный не поддавался. Григорий Мартынович наседал размеренно, ни разу не повысив тона, и я отлично понимал, что Талант его сейчас раскручен на полный оборот: он слышал ложь, как фальшивую ноту в музыке, и вёл допрос так, чтобы каждая фальшь подсвечивала следующую. Вдобавок Крылов умел молчать так, что подследственные сами достраивали себе обвинение пострашнее любого, какое я успел бы выдумать. Сивцову всё это было нипочём. Он сидел развалясь и ронял слова через губу, с той сытой гнильцой, что заводится в человеке, уверенном в собственной неприкасаемости.
— Всё по закону, начальник, — он поскрёб ногтем столешницу. — Люди сами несут деньги, я их за горло не беру. Бумаги в порядке, чеки в наличии. Что вы из меня вытянуть хотите — что я нехороший человек? Смешно. Я коммерсант, и таких по городу дюжина на каждом углу.
Крылов негромко обронил что-то в ответ. Сивцов в ответ хмыкнул и развёл руками. Рычага давления у Григория Мартыновича он не чуял и потому наглел всё откровеннее. Прикрытие казалось ему крепче любого протокола, ведь за спиной у него стояло чьё-то имя, перед которым, по его расчётам, притормозит и сам Сыскной приказ.
Желание стереть с него эту ухмылку поднималось во мне всё сильнее с каждой минутой. Крылов дожал бы его и без меня, тут вопросов нет. Только сидеть за стеклом и слушать, как мразь толкует про чеки да честный промысел, оказалось мне не по нутру.
Я толкнул дверь и вошёл внутрь.
Крылов поднялся, коротко склонил голову и подвинулся, уступая мне место. Сивцов мазнул по мне взглядом, узнал, и поверх удивления у него тут же проступило веселье. Сам государь пожаловал. Значит, он зацепил кого-то наверху, значит, сам он — птица важная, и эта мысль сквозила в его прищуре и явно его тешила.
Тешила ровно до той секунды, пока я не открыл рот.
— Твоя правда, — я упёрся ладонями в стол, поймал его взгляд. — По старому закону ты мог выкрутиться. Поэтому старый закон я отменяю. С сегодняшнего дня за то, чем ты кормился, положена статья. А ты — первый, на ком её обкатают.
Ухмылка дрогнула. Сивцов привык мерить мир по правилам, которые знал назубок, и теперь до него медленно доходило, что правила я переписываю на ходу. Он мстил системе, убеждённый, что она его в упор не видит. А система явилась к нему в лице конкретного живого человека и села напротив.
Я положил перед ним лист, ещё липкий от типографской краски.
— Читай. Торговля адресами покойников, навязывание платных услуг, продажа бесплатной государственной земли. Каждое из этого тянет на уголовную статью. Как тебе такой коленкор?..
Сивцов уткнулся в бумагу, кадык скакнул вверх-вниз. Свою спасительную соломинку он отыскал на удивление быстро.
— Закон обратной силы не имеет, — выдавил он и вцепился в эту фразу, как утопающий в корягу.
— А тут нет никакой обратной силы, — я позволил себе усмешку, — всё что вы делали, преступно. Разглашение личных данных, в особенности медицинских, введение в заблуждение, мошенничество, организация преступного сообщества с целью наживы. Я просто свёл это в один закон, чтобы вас, гадов судам было легче отлавливать и давить. А дальше выбирай. Либо в одиночку отвечаешь за всю сеть как её организатор, либо называешь тех, кто над тобой, и идёшь по делу рядовым исполнителем.
Сивцов провёл языком по губам, и видно было, как лихорадочно он перебирает варианты. А следом вцепился в последнее, что ещё держало его на плаву, — в имя своего покровителя.
— За мной стоят люди, до которых вам не дотянуться, — голос подсел. — Вы не представляете, кто…
Я оборвал его негромко, и это равнодушие подействовало вернее любого окрика.
— Представляю, и отлично. Имена, на которые ты молишься, для меня не броня, а список будущих арестантов.
И тогда я надавил, устав беседовать с этим выродком. Императорская воля поднялась из глубины, разворачивалась тяжело и медленно, и человек напротив уловил её не ушами, а кожей. Так лошадь за минуту до грозы перестаёт щипать траву и задирает морду к небу, ещё ясному. Сивцова скрутило. Кровь схлынула с лица, лоб покрылся испариной, и наглость слетела с него вся разом, а под ней обнаружился самый заурядный делец, перепуганный до икоты.
Крышу он сдал мгновенно. Три имени, произнесённые севшим голосом.
Я выслушал их с каменным лицом, кивнул Крылову и вышел в коридор. Сивцов своё отыграл, отработанная и отброшенная в сторону мелочь. А вот имена, что он выдохнул напоследок, мелочью не являлись. Я повторил три имени про себя и понял, что настоящая работа только теперь и начинается.
* * *
Через неделю приехал князь Ковров, чьи предки, мои дальние потомки, когда-то основали небольшой город на востоке от Владимира и бессменно правили им с тех пор. Явился он с небольшой свитой, но без заготовленных любезностей, как человек, приехавший по делам, а из праздного интереса. Соседи помельче возили ко мне свои обиды друг на друга, претензии и благодарности. Этот, как выяснилось, привёз собственное княжество.
Иосиф Андреевич оказался сухощав и собран, с трезвым, ничего не упускающим взглядом, какой вырабатывается у того, кто за всё в своей земле отвечает лично. Барственной обрюзглости, родовой хвори здешней знати, в нём не нашлось ни на грош. Напротив меня сидел не выродок славного дома, проедающий наследство, а князь, который сам держит своё княжество в руках, а не любуется им из окна.
— Я приехал по делу, Прохор Игнатьевич, и говорить намерен начистоту, — он расстегнул папку и тронул верхний лист. — Жаловаться не стану и просить не стану. Зато расскажу вам о Коврове, а там, думаю, цифры скажут убедительнее меня.
Голос звучал твёрдо, без просительной дрожи. Я уж навидался князей, которые приползали ко мне на полусогнутых; этот говорил и вёл себя иначе
— Слушаю, — кивнул я.
— Начну с того, чем Ковров силён, — он раскрыл папку и развернул ко мне первый лист, тесно забитый колонками. — Оружейное дело. Мои мастера куют клинки, в том чилсе из вашей Сумеречной стали, и расходятся они по всему Содружеству быстрее, чем мы успеваем ковать. Спрос растёт третий год подряд. Вот выработка, вот заказы, вот прибыль. Ничего не приукрашено, сверьте с любой накладной.
Он отложил лист и взялся за следующий, не дав мне вставить слова.
— Ремеслу нашему больше восьми сотен лет. Мастеров такой выучки не сыскать ни в Муроме, ни в Ярославле, ни за всей Волгой: их растят с малолетства, поколение за поколением. Купить это нельзя. Только унаследовать.
Лист лёг поверх первого.
— Казна моя в порядке, а нынче в Содружестве этим похвастает не всякий. Ни рубля долга, расходы сходятся с доходами третий год, остаётся ещё и на профицит. Княжество у меня работающее, не из тех, что доедают наследство дедов.
Он коснулся карты, лежавшей под бумагами.
— И вот ещё что. Ковров сидит на тракте от Нижнего к Москве, в самом горле. Чужие караваны идут моей землёй, и с каждого воза я беру своё. Это не доходная мелочь. Это узел, а кто держит узел, тот держит торговлю на всём плече.
Он чуть помолчал, и в паузе слышалось то, чего он не договорил.
— Поглядывают на это добро, к слову, не вы одни. Мне есть с кем сесть за стол, помимо Владимира, и сесть на хороших условиях.
По мере того, как он продолжал расхвалить собственную вотчину, я уже понял, к чему всё идёт, и ради чего была затеяна поездка.
Последний лист он опустил поверх стопки и поднял на меня глаза.
— Вот моё княжество, без прикрас. Теперь позвольте без экивоков. Я готов пойти вместе со своим княжеством под вашу руку. Я предлагаю вам выгоду, и выгоду обоюдную. Вы получаете оружейное дело, потомственных мастеров, узел на тракте и сытое княжество в придачу. Я — вашу защиту и ваши дороги. Условий за это прошу не хуже суздальских, а по совести — лучше.
За годы я вывел закономерность: чем горячее проситель клянётся, что дело не в деньгах, тем вернее под конец называет сумму. Ковров и не думал прикидываться, будто речь не о цене, и оттого говорить с ним было просто.
Несколько секунд я разглядывал его. Здешние владетели цеплялись за свои короны до последнего, пока вода не смыкалась над головой. Тюфякин и тот дотянул ровнёхонько до дня, когда твари встали у ворот его города, и приполз уже на коленях. Этот явился сам, на своих двоих, с холодной головой и за добрый год до всякой беды. Такой трезвый подход нельзя не уважать. И уважение это я выказал единственным внятным мне способом: выложил на стол вторую половину счёта.
— Дело у вас и впрямь работящее, спорить не стану, — я скользнул взглядом по его горделивым колонкам. — Только торговаться будем не на основе одной вашей папки. Кое-что в неё всё-таки не легло.
Бровь его дрогнула.

— Начну с узла, которым вы хвалитесь. На своей земле вы и впрямь держите чужой транзит за горло: чужие караваны идут вашими дорогами, и пошлину с них берёте вы. Тут не поспоришь. Вот только ваш собственный товар идёт в обратную сторону — к Москве, через мои земли, и на моих заставах пошлину платите уже вы. Двенадцать процентов с каждого воза, а едет так куда как больше половины ваших товаров. На чужом транзите наживаетесь, на своём сбыте теряете, и пока Ковров сам по себе, иначе и не будет. Войди вы под мою руку, граница между нами пропадает, и эти двенадцать процентов оборачиваются нулём. Это раз.
Он хотел что-то вставить, я не дал.
— Рубежи с Пограничьем, особенно северный, держатся на одном честном слове. За минувший год, если память мне не изменяет, Бездушные опустошили три ваши деревни и забрали полтораста душ. На похороны вы, к вашей чести, ездили сами. Мне докладывали. Своё войско вы поднять можете, кто же спорит, да только оснастить его, обучить и год за годом держать в узде — ноша, которую вы не потянете в одиночку и надорвётесь. У меня эти девять тысяч Стрельцов уже имеются, обученные и снаряжённые, которые дают настоящую защиту, а не её видимость. Войди вы под мою руку, северный рубеж закрываю я, и те полторы сотни были бы живы. Это два.
Лицо собеседника смурнело всё сильнее и сильнее.
— Магической академии в Коврове нет и в ближайшие годы будет: тут мало одной лишь казны, нужны учителя, артефакты, годы. Оттого одарённые дети и утекают в Нижний, в Муром, в Ярославль и в Рязань, у кого хватает на дорогу и само обучение. У остальных дар прорастает в землю заодно с картошкой, и так вы год за годом теряете собственных будущих магов. В моём Угрюме отбирают по силе дара, а не по толщине кошелька. Откройте туда дорогу детям Коврова, и через десять лет они вернутся к вам обученными, а не сгинут безвестно по дворам. Это три.

Спокойствие на лице Коврова держалось всё с большим трудом. Он рассчитывал показать товар с лучшей стороны, а а я разложил перед ним изъяны — те самые, о которых, по его расчётам, за стенами Коврова знать было некому.
— Вы недурно осведомлены о чужом хозяйстве, — буркнул он наконец.
— Я осведомлён о хозяйстве, которое граничит с моим собственным. Это разные вещи, — я подался к столу. — И не поймите превратно. Оружейное дело ваше — настоящая ценность, оттого и условия вам готов дать лучше суздальских. Суздаль был обузой: дырявые стены, пустая казна, подданные, которых до меня не считали за людей. Вы приносите работающие мастерские и князя, что сам хоронит своих крестьян. За это титул, дворец и доходы остаются за вами, сверх того — ваш голос в делах Коврова и место за столом, где они решаются. Управляющих пришлю, но советоваться они станут с вами, а не править вместо вас. Плачу я, правда, за то, что вижу целиком, а не за то, что вы мне расписали.
Князь выслушал это, не дрогнув лицом, только пальцы на краю папки чуть отпустили хватку. Он приехал готовым к тому, что у него станут отнимать. Услышал, что кое-что, напротив, дают.
В одном, впрочем, он упёрся сразу, не дав себе обрадоваться раньше времени.
— Одно условие, Прохор Игнатьевич, прошу прописать особо. Оружейные мастерские остаются за мной, — голос его снова отвердел. — Это не строка дохода. Это становой хребет Коврова, всё, на чём мы стоим больше восьми сотен лет. Лишите меня их, и я не князь, а владелец дворца при титуле.
— Мастерские останутся за вами, — я уже видел, как он готовился спорить. — Хозяин по-прежнему вы. А вот работать они будут в общей системе, не на отшибе.
— Поясните.
— Они войдут в единую систему снабжения моих Стрельцов и армии. Заказы пойдут через графа Белозёрова, нашего казначея, в общий план. Образцы и допуски задаёт Угрюм, выделку проверяют мои мастера. Распоряжаетесь по-прежнему вы. Что и сколько ковать, отныне решаю я.
Ковров помолчал, постукивая пальцем по папке. Я видел, где сидит заноза. Не в деньгах. В том, что хозяин, привыкший быть полным и единственным господином своему делу, впервые ощутил на нём чужую ладонь — мягкую, однако твёрдую.
— Под вашим планом, под вашими допусками, — выговорил он медленно, — мастерские перестают быть только моими.
— Перестают, — лукавить я не стал. — Зато ваши мастера получат столько заказов, сколько в вольном Коврове им и не снилось, и без ограничений Сумеречной стали для клинков, которые расхватывают по всему Содружеству. Больше дела, больше денег, больше веса вашему имени, только по общим правилам. Выбирайте, что дороже: быть единоличным хозяином над хиреющим производством или совладельцем процветающего.
Иосиф Андреевич смотрел на разложенные листы, на собственные столбцы цифр, и я почти физически чувствовал, как у него внутри щёлкают костяшки абака.

Глава 9

Иосиф Андреевич молчал. Секунд десять, может, и дольше — подгонять я не стал. Пусть прикинет незнакомый вес чужой власти над собой, к которому ему ещё притираться годами. На весах у князя лежала не сделка, а весь его род, поколения правителей, создавших достаточно процветающее, хоть и крошечное княжество. Кресло подо мной скрипнуло, когда я позволил себе откинуться назад.
— Совладельцем процветающего… — повторил он мои же слова, и броня в голосе наконец дала трещину. — Что ж. Иной человек на моём месте упёрся бы рогом и выторговал себе право подыхать в одиночку, зато полноправным господином. Я, похоже, до такого упрямства не дорос.
— Значит, вы достаточно умны, — поправил его я, — а это в наши дни куда дороже.
Ковров собрал свои горделивые страницы со столбцами в стопку, выровнял края о столешницу и захлопнул папку. Усмешка тронула уголок рта. Поднявшись, он перегнулся через стол и подал руку. Ладонь оказалась жёсткой, в мозолях у основания пальцев — рука человека, что и сам был привычен делу, а не только любовался чужой работой из окна.
— Принимаю ваше предложение, Прохор Игнатьевич. По рукам.
Клятву он принёс тут же, не сходя с места и не дожидаясь никакого торжественного зала. Воздух между нами загустел. Слова осели и схватились намертво — обычным печатям такого не дано, бумаге тем более.
О публичной церемонии договорились на следующую неделю. Пусть соберутся свидетели, пусть приедут журналисты, пусть соседние князья своими глазами увидят, как ещё одно княжество по доброй воле идёт под мою руку. Дальше пошли частности. Час с лишним мы перебирали сроки прибытия управляющих, порядок заказов через Белозёрова, графики поставок дополнительных объёмов Сумеречной стали, и Иосиф Андреевич вгрызался в каждую мелочь по-хозяйски, до последней цифры. Это мне нравилось. Уехал он затемно, а после себя оставил редкое чувство: я выторговал не обузу, а исправный механизм с толковым человеком у рычага.
Проводив гостя, я вернулся за стол, плеснул остывшего чаю и наконец повернулся к тому, что держал в дальней части мозга с самого утра.
Три имени.
Сивцов выдохнул их позавчера в допросной Сыскного приказа. С тех пор они перекатывались во мне, как проглоченные камни. На два из них мне было плевать, третье же…
Первое носил чиновник Городового приказа — некий Кубарев. Сошка из мелких. Сквозь сито операции «крысы в банке» он проскользнул ровно по этой причине: Крылов тогда косил глав приказов да их замов, а на писаришку, что заверяет свидетельства о смерти и режет погост на участки, глаз попросту не хватило — слишком крупная да непуганая вокруг ходила дичь. Вот он и придавал всей афере фасад законности.
Должность у Кубарева была из тех, мимо которых проходишь не глядя: человек, что ставит печать на твою смерть. Без этой печати ты, по бумагам, исправно платишь налоги дальше — единственный известный мне способ остаться полезным подданным и после смерти. По его росчерку бесплатная земля числилась «занятой», ею затем приторговывали из-под полы, а навязанные семьям услуги текли через его стол в отчёты как добровольные траты убитых горем людей. Опухоль наросла в слепом пятне — там, куда многочисленные аудиты так и не нырнули.
Второй, младший лейтенант Бровкин из городской полиции, в отличие от многих своих коллег по цеху, под чистку не попал вовсе. Аудит шерстил верхи да Сыскной приказ, уличный же правопорядок проверяли иначе — через переаттестацию, и Бровкин её пересидел тихо: топил чужие жалобы, отводил глаза, когда было велено. Уцелел он не по ловкости, а по ничтожности — чином не вышел, стоял не на том направлении, и руки до него не дотянулись.
Первые две фамилии мне ничего не говорили. Третью я знал. Это и было хуже всего.
Граф Воронцов Арсений Климентьевич.
Младший из трёх братьев Воронцовых. После гибели сыновей-близнецов и старшего брата Харитона он пришёл ко мне на коронации сломленным потерями, осунувшимся, и при всей думе отрёкся от мести, выбрав, по собственным словам, будущее рода над пролитой кровью. Я тогда принял его предложение о мире.
Теперь выходило, что «сломленный» Арсений всё это время держал в кулаке ритуальную мафию в нескольких городах, и Владимир был жемчужиной в этой грязной короне. Его «я устал хоронить родных» оказалось не голосом проснувшейся совести, а трезвым ходом дельца: отступить в тень, прикинуться павшим, показать хищнику горло в надежде на пощаду и тем сберечь жизнь.
Интересно и примечательно его дальнейшее поведение. Затворничество вызвало бы подозрения, и потому Арсений поступил умнее: во время войны с Муромом он сам, добровольно, встал в строй боярского ополчения. Репутацию искупившего вину рода он купил малой кровью на поле боя, и под её прикрытием спокойно доил похоронный рынок. Меня, воина по природе своей, такой жест должен был убедить вернее любой клятвы. И убедил.
Даже свою долю он брал чистыми наличными, чтобы ни единого банковского перевода не связало его с подельниками. Кубарев с Бровкиным крышевали потому, что за их спинами маячил граф, а Сивцов посредничал потому, что прикрывал его древний род.
И сыновья Арсения, когда-то пытавшиеся убить меня по заказу Лидии Белозёровой, выходило, не были чёрными овцами в белом стаде. Влад и Георгий просто пошли по отцовской тропе, выбрав на ней дорожку покровавее. Отец вёл тихий непыльный рэкет на чужом горе, мальчишки подались в наёмные убийцы. Ремесло фамильное, «почётное».
Анализируя всю эту ситуацию я пришёл к неутешительному выводу, что поверил Арсению не оттого, что разглядел в нём искреннее желание покончить с враждой. Я поверил, потому что хотел поверить. В прошлой жизни у меня вышел разлад с Трувором, а Синеус стал Химерой, которого я не уберёг и которого вынужден был встретить клинком, спасая дочь. Эта незажившая вина и тянула меня помогать чужим, незнакомым людям: у меня не сложилось с моими братьями, так пусть сложится хоть у этих.
В этой троице Воронцовых мне почудилось кривое отражение меня и моих братьях, и пройти мимо я не сумел. Более того, своей рукой свёл Арсения с отколовшимся Германном, который сменил фамилию на Белозёрова и годами не разговаривал с роднёй. Я попросту принял слова Арсения за чистую монету — за усталость человека, которому и впрямь надоело враждовать, что со мной, что с роднёй.
Тогда я ещё не ведал, что Синеус вернётся живым. Теперь, когда брат вернулся ко мне и примирение из несбыточной мечты обернулось делом нескольких разговоров, разоблачение Арсения било вдвойне. Моя тяга верить, что человек и вправду способен измениться, однажды уже сделала меня слепым. С другой стороны, без неё со мной сейчас бы не было Черкасского, Ракитина, Дитриха…
Так или иначе, никаких хитрых расчётов Арсений не строил. Такие, как он нюхом чуют, куда надавить. Холодный делец разыграл надлом, потому что в открытую пытаться мстить, как это делал дурак-Харитон, было невыгодно и смертельно опасно, а отойти, прикинуться павшим и пересидеть — единственный разумный ход.
Злость внутри понемногу трансформировалась в иное, более полезное чувство. Я прикинул масштаб: почти сотня тысяч рублей в год, и это только по Владимиру. Дело у этих мерзавцев поставлено было с той самой любовью к порядку, с какой иные ведут хозяйство: у каждого своя доля, свой участок, своя отчётность. Не хватало разве что годового собрания да грамоты «лучшему вымогателю года».
Итак, Сивцова можно казнить хоть сегодня, но через месяц Воронцов посадит на его место нового распорядителя, и всё завертится по новой. Бить надо не по рукам, а по голове. С этой мыслью я начал думать о том, как буду ломать графа.
* * *
Мы с Крыловым просидели над планом полдня, и к концу совещания всё было расчерчено до мелочей: брать сеть в одно утро, на рассвете, чтобы никто никого не успел предупредить, и каждое звено подвести под три независимых свидетеля. Тогда ни один адвокат не выдерет из дела ни единой нитки.
Крылов сложил листы в ровную стопку и подбил их о столешницу.
— Двое мелких сдадут всех и каждого, едва покажешь им камеру, — обронил он. — А граф станет божиться, что чист. Убедительно станет, с чувством, со слезой. Только сфальшивит он, Прохор Игнатьевич, к лысой бабке не ходи.
Он поднялся и уже у самой двери задержался, будто кое-что вспомнил.
— Вы ведь его тогда пощадили, Ваша Светлость, — проговорил он не то вопросом, не то осторожным напоминанием.
Можно было сесть и долго посыпать голову пеплом, но в этом не было смысла. Моя милость к Воронцову была не наивностью желторотого юнца, а расчётом, и отчасти расчёт окупился.
— Я не его щадил, Григорий Мартынович, — голоса я не повысил. — На выборах в Боярскую думу я заключал мир с осколком древнего рода ради вещей вполне осязаемых: спокойствия Владимира, лояльности боярства, погашения кровной вражды, превращения вероятного врага в управляемого подданного.
И всё это я получил. Арсений склонил голову при свидетелях, род не взбунтовался, город выдохнул. Милость дала ровно то, на что я рассчитывал. Перевоспитывать злодея я не собирался, я его тогда и злодеем-то не считал, не было никаких оснований. То, что Арсений втихаря грел руки на похоронах, той сделки не отменяло. Это всплыло лишь два года спустя.
— Преступлений за ним тогда не имелось, судить было не за что. Так что ошибся не я, а он, когда решил, что мир даёт ему право тихо обирать моих подданных в час их горя. За всю свою грязь он мне теперь заплатит сполна.
Вдобавок, вина за сам факт рэкета лежала в первую очередь на бреши в самой системе. Похоронное дело не проверялось как отрасль, в него не ступала нога ни одного ревизора, и зараза завелась именно там. Крылов в первую волну шёл по самым кровавым: по убийцам, отравителям, казнокрадам, чьи подписи стоили людям жизней. До тихого мошенника на чужом горе очередь попросту не дошла. Охватить всё разом не под силу никому. Есть предел того, сколько способна перелопатить любая облава за один заход.
Чистка — не разовый удар, а долгая работа. Верхний слой я срезал, а нижний за это время разросся, и это не промах, а попросту незавершённое дело, которого за один присест не закончить.
Фальши в моих словах Крылов не уловил и, кажется, чуть отпустил плечи. Едва приметно кивнул и вышел.
Взяли сеть в одно утро, как и условились, без шума. Кубарева накрыли на подложном участке: Родион подсунул ему фиктивного покойника, тот за деньги оформил его на «хорошее» место, и всё легло на запись — голос к голосу, купюра к купюре. Бровкина прихватили на той самой жалобе-приманке. Неделю он прилежно прятал бумагу в нижнем ящике стола, под ворохом старых протоколов, пока его не повязали. Как только запахло каторгой, обоих тут же прорвало. Воронцова сдавали взахлёб, перебивая друг друга, выторговывая себе послабление и наперегонки выкладывая суммы с датами, которых у них пока никто и не спрашивал.
С Арсением так просто не вышло. Древний род за спиной, паутина налаженных связей, и репутация праведника, которую я ему два года назад своими руками и выправил. Удивительная закономерность: чем древнее род, тем твёрже человек убеждён, что предки накопили ему не долги и не врагов, а персональное освобождение от голоса совести. Совесть на этот счёт обычно имеет особое мнение.
Иронично, что явился он, сам, без вызова или повестки. Хотел опередить правосудие и попытаться отвести от себя подозрение. Та же опущенная голова, та же ровно отмеренная скорбь, почти праведное негодование. Опустился на стул, сложил руки на колене и повёл речь — тихо, без единой запинки, как и подобает оскорблённой невинности.
— Ваша Светлость, мне больно, — начал он, и голос его дрогнул. — Больно, что после всего, через что мы прошли, после крови, в которой захлебнулся мой род, и которую мы вместе с вами проливали на полях сражений, вы верите каким-то проходимцам. Они валяют моё имя в грязи, выгораживая свои шкуры, а вы… вы готовы встать на их сторону!..
Здесь он и оступился. Полез за тем же ключом, что отпер дверь в прошлый раз. Я слушал его и видел весь механизм насквозь, до последнего зубца. Не хотелось даже кричать на него, этот порыв давно отгорел. Я выдвинул ящик, достал папку Крылова и начал метать перед ним лист за листом, неторопливо, будто сдавал карты тому, кого заведомо обыграл.
Первым лёг лист со схемой денег. Поверх — банковские выписки: поступления на подставные счета, куда он вносил полученную наличность. Надо ведь получать процент на сберегательном счёте, деньги должны работать, ага.
Следом — показания, одно на другое: Кубарев, Бровкин, Сивцов. Реестр ограбленных семей я приберёг напоследок и развернул к нему лицом. Пусть водит глазами по строчкам: имя, сумма, дата похорон, и так раз за разом.
Арсений осёкся. Глаза заметались, а с лица сползла, как непросохшая краска, вся его заготовленная скорбь.
— Я ведь поверил, что ты и впрямь устал хоронить родных, — проговорил я; голос вышел сухой и слишком ровный. — Сам свёл тебя с Германном. Думал, у двух братьев из трёх хоть что-то срастётся по-человечески…
Фразу я не закончил.
— А ты в это самое время втридорога продавал родне покойников места на погосте.
Он приоткрыл рот. Ничего сказать я ему не дал.
— Звенигородский тоже мнил свою фамилию бронёй, — я говорил без нажима, будничным тоном. — А фамилия его оказалась всего лишь строкой в приговоре, чуть длиннее прочих. Твоя будет длиннее многих, но это тебе не поможет.
И тут до него дошло: во второй раз тот же трюк не сработает. Перед ним сидел не тот, кто рад был обмануться.
Маска поехала вниз, и под ней проступило мелкое, перепуганное до немоты насекомое.
Я надавил Императорской волей. Древняя сила тяжело развернулась во мне и вылилась наружу, и человек напротив воспринял её не слухом, а, нутром. Граф разом сбледнул. Мне осталось задать лишь один вопрос, и признания посыпались из него сами.
Выложил он всё. Как втянул своих сыновей в тёмные дела, а те, молодые и злые, ушли по этой колее дальше родителя, став убийцами. Как после их смерти затаил на меня зуб и втихую подговаривал Харитона и помогал ему в его желании отомстить, держась у брата за спиной. А под конец, когда Харитон уже пал от моего клинка, Арсений обмер от ужаса и нацепил личину смирения, лишь бы уберечь собственную голову.
Я глядел на него сверху и не испытывать ни торжества, ни злости. Одно холодное понимание. От большой крови этого человека удерживала не совесть, а страх расплаты. Вдов он обчищал, потому что вдова не пошлёт к тебе секунданта и не наймёт убийцу. К Харитону пристроился, потому что так не достанут. Смирение разыгрывал, потому что оно спасает шкуру.
— Знаешь, в чём твоя беда, Арсений? — я отпустил Императорскую волю, и граф осел в кресле, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. — Даже негодяй из тебя, как из дерьма пуля. Трус ты и ничтожество, выбравший тьму единственно затем, чтобы в ней прятаться.
Его увели. Конвой щёлкнул аркалиевыми наручниками, гасящими магию, и граф Воронцов Арсений Климентьевич вышел из моего кабинета уже не графом. Впереди его ждали суд, конфискация всего нажитого неправедным путём имущества, лишение дворянского титула и каторга.
На этом я не успокоился. Посадки были половиной дела, и далеко не главной.
— Всё, что отняли у людей, людям и вернуть, — сказал я Крылову, когда дверь за конвоем закрылась. — До копейки. Деньги Сивцова, долю Воронцова, кубышки похоронных бюро. По реестру, семья за семьёй. Если в живых тех уже не осталось, их родне.
Так оно и вышло. Репортёр Суворина позже заснял, как вдове, продавшей единственную корову на похороны мужа, отсчитывают её деньги. Женщина стояла, прижав ладони ко рту, и не знала, плакать ей или нет: той коровы по имени Зорька уже не вернуть, зато дети будут сыты. Дорохову вернули его триста пятьдесят рублей. Я особо настоял, чтобы в эфир шёл не только арест, но и возврат. Не «князь покарал», а «украденное вернулось к людям». Разница тут огромная, и эффект стоил дороже сотни казней.
Следом я взялся за корень проблемы, чтобы слепое пятно не заросло снова. Пётр Павлович и Артём Стремянниковы просидели у меня полдня, и к вечеру лёг на бумагу указ.
Цены на простые похоронные услуги отныне фиксировала казна: подготовка тела, перевозка, погребение. Прейскурант делался публичным, висел в каждом морге и на каждом кладбище и был доступен для ознакомления через Эфирнет любым желающим. Государственную землю приводили в порядок за казённый счёт, и участки больше не делились на «хорошие» и «паршивые» — все содержались наравне. При Казённом приказе учреждалась городская похоронная служба. Частных контор не прикрывали. Хочешь хоронить за деньги — работай по твёрдой цене и с лицензией на руках; круговая порука четырёх городов на том и треснула, в один день. Отдельной строкой прошёл запрет торговать информацией о чужой смерти. Фельдшер, городовой, санитар из морга — любой, кто продал адрес осиротевшей семьи, крепко о том пожалеет.
Огласку этому дал Суворин, сняв не дежурный сюжет про коррупцию вообще, а про живых людей поимённо: камера держала чьи-то стиснутые руки, чью-то оторопь, чьи-то слёзы, и зритель не мог отвести глаз. Из любой беды он умел смастерить историю, а из истории — рейтинг; как именно, я давно бросил допытываться, потому что у фокусника тоже не спрашиваешь, куда девался кролик. Листьев в «Голосе Пограничья» вывалил всё расследование разом — схемы, фамилии, цифры до копейки. Веденеева кинула в Пульс ролик на минуту, и к утру его пересмотрели сотни тысяч раз — больше, чем читало любой мой указ за месяц. Иногда мне всерьёз думалось: зря я учился держать речь перед войском. Надо было — перед магофоном.
А лучшее я приберёг напоследок. Похоронный промысел вписали в аудиторский реестр Артёма, и серая зона, что годами кормилась впотьмах, оказалась под лампой — видать каждую мокрицу. Я-то полагал Владимир вычищенным до самого дна. Однако систему мало возвести, её надо планомерно достраивать, иначе преступник отыщет в ней щель раньше тебя.
Алексея Дорохова я вызвал под вечер, когда суета улеглась.
Давний приятель прежнего Платонова, человек из той жизни, которой я не жил, но память о которой досталась мне в наследство вошёл бочком, мял в руках шляпу и долго не знал, куда деть глаза.
— Прохор, я ведь поблагодарить, — начал он. — За деньги, за всё… Я и не верил уже, что накажут их…
— Не за что благодарить, Лёша, — остановил я его. — Ты показал нам дыру, которую мы проглядели. Это ты нам услугу оказал, а не я тебе.
Он замолчал. Постоял, разглядывая меня так, как разглядывали уже многие из старой жизни Платонова: искал в моём лице прежнего Прохора, того недалёкого, но обаятельного юношу, с которым пили вино и обсуждали мироздание. Не находил. Зато нашёл что-то иное, и этого ему, похоже, хватало.
— Ты изменился, Прохор, — сказал он наконец, тихо.
Ты даже не представляешь насколько.
— Все меняются, Лёша, — ответил я вслух.
* * *
Две недели в дороге, и каждое княжество оборачивалось для барона Пожарского отдельным миром, со своим норовом и своими болячками.
Кострома встретила его сносными казармами и новеньким, ещё пахнущим оружейным маслом вооружением. Полковник Златоусов держался подчёркнуто холодно, цедил слова сквозь зубы и всем видом давал понять, что заезжему барону тут не рады. Костромских Стрельцов до реформ гоняли конвоем при купеческих караванах, и привычка въелась в людей: сытые, исправные и насквозь невоинственные, точно сторожевые псы, которых годами кормят, а с цепи не спускают ни разу.
Смотр Синеус устраивать не стал и отчётность ворошить не полез. Пройдясь по плацу первого же полка, он первым делом подошёл к облезлому караульному псу, на которого шикнул пробегавший мимо офицер, потрепал зверя за ухом и склонился к ближайшему рядовому.
— Как звать? — спросил он, кивнув на собаку.
— Дымок, вашбродие, — растерялся боец.
Кличку пса Синеус запомнил сразу. Имена офицеров выучит после, если они того стоят. Так повелось ещё в той жизни: полк, где пинают собаку и кормят солдата гнилью, побежит первым, и правило это, выведенное кровью, надёжнее любого устава. Он обошёл двор, поскрёб пальцем котлы, заглянул в миски, перекинулся парой слов с рядовыми. Те разговорились охотно, к концу первой минуты уже перейдя на «ты». Когда молодой сержант принял эту простоту за разрешение фамильярничать и брякнул что-то лишнее, Синеус, не повышая голоса и не меняясь в лице, обронил одну короткую фразу. Сержант смолк на полуслове, подобрался, расправил плечи. Дистанция вернулась на место без окрика и без обиды.
Ярославль оказался другим. Казармы там стояли в аварийном состоянии, зато ремонт уже кипел вовсю и не первую неделю, а полковник Дьяков лучился обходительностью, под которой угадывалась пустота, как под свежей штукатуркой угадывается гнилое бревно. Ярославских Стрельцов прежняя власть превратила в личную охрану бояр, окраинные деревни побросали, и крестьяне там гибли десятками от тварей. Сейчас этого уже не водилось, и всё же память о позоре висела в воздухе, и люди отводили глаза.
Один пожилой сержант, прознав, что барон самолично объезжает все полки до единого, хмыкнул в седые усы:
— Первый начальник, что до нас доехал, а не по магофону спросил, как служба.
Муром Синеуса порадовал. Следы войны с Владимиром там уже зарубцевались, ведь недоумок князь Терехов додумался кинуть своих Стрельцов против армии Владимира. Вдобавок боевого духа у людей было побольше, чем у соседей. Эти дрались всерьёз и знали цену порядку. Полковник Терентьев встретил барона по-деловому, без расшаркиваний и без холода, и оказался единственным из всех, с кем разговор сразу пошёл о тварях, маршрутах и потерях.
Суздаль обдал привычной расхлябанностью: запущенность, бумаги трёхмесячной давности, наследие дряблой тюфякинской руки, которую только-только взялись выправлять. Капитан Вафин, командир суздальской роты Стрельцов, лишь мямлил и отводил глаза, когда речь заходила о найденных нареканиях.
Зато Гаврилов Посад, притиснутый к самому Пограничью, оказался компактным и злым, как и положено месту, где Стрельцам каждый день напоминают, зачем они вообще существуют на свете. Стычки с Бездушными шли там еженощно, и забыть своё ремесло никто не успевал. Майор Веремеев держался сдержанно, но по взгляду читалось ясно: ждёт не разговоров, а конкретики.
Синеус нигде не командовал, не требовал и не закатывал разносов. Смотрел, слушал, записывал, вертя в свободной руке потёртую медную копейку. С рядовыми выходило куда теплее, чем с офицерами, и про тварей, про тропы, про снаряжение солдаты выкладывали ему то, чего полковники предпочитали не выносить из штабов. А командиры, глядя на это, успокаивались. «Ездит, записывает, ну и пусть себе, — читалось на их лицах. — Бумажный генерал, блатной выскочка при княжеской милости».
Тем временем перед бароном разворачивалась настоящая беда, ради которой Платонов его и поставил. Сведения от егерей и дозоров приходили в шести разных форматах, никто их между собой не сводил, и каждое княжество глядело только в собственный огород. Три гнезда на стыке Костромы и Ярославля не значились вообще нигде: оба полка дружно числили этот клочок леса чужим сектором и спихивали друг на друга. Твари там плодились в тишине и покое, не отмеченные ни единой бумагой.
Чтобы залатать прореху, Синеус разослал командирам запросы: патрульные данные, карты гнёзд, сводки потерь. Запросы ушли. Ответы поползли обратно по капле.
Владимирский полк прислал всё, но с задержкой в несколько дней; Гаврилов Посад тоже всё, однако через неделю. Муром завалил уточняющими вопросами, оттягивая выдачу, а Ярославль отдал половину и «запамятовал» вторую. Кострома сослалась на секретность и потребовала личного запроса от князя. Суздаль откопал бумаги трёхмесячной давности и гордился уже тем, что вообще что-то нашёл.
На бюрократическую неразбериху это не походило. Синеус навидался такого в той жизни и узнавал почерк с лёту. Эту войну он уже разгадал: тут не стреляют, тут побеждают тоньше — пришлют запрошенные бумаги, но не все, и не сегодня, и желательно с ошибкой в третьей графе. От приказа полковники не отказывались — исполняли его так медленно и так бестолково, что приказ терял всякий смысл, оставаясь при этом формально исполненным. Согласованное сопротивление, тихое, без единого открытого выпада.
Первым делом захотелось пожаловаться Платонову. Эту мысль Синеус отмёл, едва она поднялась. Побеги он сейчас к брату за подмогой, и подтвердит ровно то, что о нём шепчутся по штабам: ставленник на синекуре, который при первой же проблеме мчит под крыло покровителя. Так доверия не заработать вовек.
Тысячу лет назад, будучи семнадцати лет от роду, он принял под начало таких же упрямых бородатых десятников и сотников, что смотрели на брата конунга, как сопливого щенка. Тогда он начал с того, что сам, первым, повёл передовой отряд в ночную свалку. К исходу третьей битвы они перестали видеть в нём помеху. Здесь творилось то же самое, разве что битвы пока не подвернулось. Битву Синеус добудет позже. А покамест стоило обойтись малой кровью.
Он сел и набросал Огневу короткую депешу, обдумывая каждое слово:
«Полковник, полки делятся сведениями неохотно. От старшего товарища просьба прозвучит весомее моей. Поможете — буду должен. С уважением, барон Пожарский».
Ход был тонкий. Вместо того чтобы давить сверху отсутствующим авторитетом, Синеус обращался к Огневу как к профессионалу и неформальному вожаку всей этой своры. Василий Евгеньевич мог и пропустить просьбу мимо ушей. Только тогда он сам взваливал на себя ответственность за дыры в обороне шести земель, а уж этого старый служака позволить себе не мог.
Через три дня документы пошли. Не все и не разом, но для работы хватило. Синеус разложил перед собой первые сведённые карты, отыскал взглядом тот самый ничейный клин на стыке Костромы и Ярославля и придавил его монетой к столу.
— С тебя и начнём, — проговорил он вслух, обращаясь к трём незримым гнёздам.
* * *
Артём пришёл ко мне под вечер, и по тому, как он переступил порог, я понял: новости скверные. Стремянников-младший умел держать лицо, когда речь шла о деньгах, но сейчас финансовая невозмутимость ему отказывала.
— В одной из муромских пилотных деревень всплыла мерзость, Прохор Игнатьевич, — сказал он, опускаясь на стул. — Член межевой комиссии, казённый чиновник, занизил оценку земли в пользу помещика. За взятку, разумеется. Крестьяне получили наделы хуже тех, что обрабатывали на деле. Ровно те отрезки, о которых нас предупреждали ландграфиня Безбородко и ландграф Черкасский на совещании. Типовой договор дяди выписан безупречно, к букве не подкопаешься. Только против злокозненных рук исполнителя бумага бессильна.
Удар бил не по карману отдельной деревни, а по самому хребту реформы. Стоит одной комиссии оказаться продажной, и вся деревня решит, что барин с чиновником — одна шайка, а раз так, незачем менять шило на мыло. Крестьяне разуверятся в системе, а дворяне, и без того косящиеся на пилотные проекты, получат повод тыкать пальцем: вот вам ваша справедливость, вот ваши хвалёные цифры. Один продажный землемер способен отравить колодец, из которого предстоит пить всем княжествам.
— Где он? — спросил я.
— Уже под арестом. Взяли утром.
— Межевание в той деревне начать заново, с нуля, новой комиссией, и состав мне покажешь лично, — я прошёлся по кабинету, осаживая злость, чтобы говорить дело, а не рубить сплеча. — И этого мало. Аудиторский приказ с сегодняшнего дня перепроверяет межевание выборочно, по всем пилотным деревням. Договор договором, а за руку землемера пусть держит ревизор.
Артём поморщился. Я будто разом удвоил ему ворох работы, не подкинув ни единой пары рук.
— Людей не хватает, Прохор Игнатьевич. Аудиторы и так разрываются.
— Найми, — отрезал я. — Доверие потеряем — это похуже, чем недосчитаться людей. Назад его потом ни за какие деньги не выкупишь.
Он кивнул, черкнул что-то в своей вечной книжице. Найдёт. Важность происходящего он понимал не хуже моего.
— И вот ещё что, — добавил я, когда финансист уже поднимался. — Дай знать Суворину. Пусть снимет репортаж про арест. Только подаёт не как «князь помог покарать негодяя», а как «система сработала: вор пойман, землю крестьянам вернули, межуют заново и честно». Чиновники, что сидят сейчас по комиссиям и прикидывают, сколько можно отщипнуть, пусть поглядят этот сюжет за ужином. И подавятся.
Артём впервые за весь разговор позволил себе короткую усмешку и вышел. Я снова опустился в кресло. То, что утром улеглось в голове простой мыслью, к вечеру подтвердилось живым делом: вычистить — это полбеды, вычищенное надо ещё и стеречь, иначе труха набьётся в первую же трещину.

Глава 10

Германн Белозёров вошёл без доклада. Одного этого хватило, чтобы я всё понял раньше, чем он разинул рот. За все месяцы во главе моего казначейства граф ни разу не сунулся за порог, пока Савва не объявит о нём по форме. Аккуратность в этикете была ему настолько же присуща, как привычка сводить любой столбец к копейке, где единственная лишняя единица валит весь расчёт. Сейчас казначей стоял посреди кабинета и выглядел, мягко говоря, потрёпанным ударами судьбы. Плечи его несли ту тяжесть, какую я помнил по первым неделям, когда мы вдвоём вытаскивали казну княжества из долговой ямы.
Гадать о причинах такого вида не пришлось. Арсения арестовали утром, а молва в таком городе обгоняет любого курьера.
Я отложил ручку и кивнул на кресло. Германн остался стоять.
— Я пришёл не оправдывать его, Ваша Светлость, — проговорил он, и ровность тона давалась ему явным усилием. — Раз брата взяли, значит, улик собрали с избытком. Выгораживать вора бессмысленно, да я бы и не взялся.
Он замолк. Слова шли всё тяжелее, будто он выдавливал их по одному.
— Я вышел из рода Воронцовых давно, ещё до знакомства с вами. Ничем я Арсению не обязан, и всё-таки он мне брат, — пальцы графа сами легли на перстень безымянного, привычка человека, который в трудную минуту ищет, на что опереться. — Когда вы посоветовали нам помириться, я мог отказаться. Вместо этого протянул ему руку. Сам… Поверил, что у нас выйдет то, что не выходило, пока был жив отец. Выходит, своей верой я поручился за него перед вами.
Подняв голову, он заставил себя смотреть мне в лицо.
— И теперь мне нужно понять одно. Не запятнала ли меня в ваших глазах его кровь. Сохраняю ли я ваше доверие?..
Вот зачем он пришёл на самом деле. Страх за брата стоял у Германна не на первом месте. Куда сильнее он боялся за себя, за место подле меня, заработанное делом, а не родством, которое теперь, чудилось ему, могла замарать мразь с той самой фамилией, что он когда-то с себя стряхнул. Человек, доказавший мне свою верность словом и делом, приготовился услышать, что отныне эта верность под сомнением.
— И последнее, прежде чем замолчу, — добавил граф, опередив меня. — Суд будет, я понимаю и не прошу закрывать глаза на воровство. Прошу о другом. Не казните его.
Голос не дрогнул, хотя каких усилий ему это стоило, читалось по лицу.
— Арсений вор, а не душегуб. Он не травил людей, как Харитон, не подсылал наёмных убийц. Наживался на чужом горе, и за это его ждёт заслуженное наказание, тут я не спорю, — он перевёл дыхание. — И прошу я даже не за него. Я схоронил отца, схоронил старшего брата, схоронил племянников. Из кровной родни остался один Арсений, мерзавец он или нет, и хоронить ещё и его мне бы не хотелось.
Он не сказал, от чьей руки полегла большая часть этой родни. Отца я свалил в магическом поединке под Угрюмом, Харитона зарубил на дуэли, близнецов положил в Сергиевом Посаде, когда они пришли по мою душу. Германн знал это лучше всех в городе и всё-таки стоял передо мной, выпрашивая жизнь последнему брату, а не предъявляя счёт за остальных. Достоинства в этом было больше, чем во всех речах Боярской думы разом.
Сочувствие разыгрывать я не стал, ни к чему оно ему. Он пришёл за правдой, и правду я ему дал.
— Сядь, Германн.
На этот раз он сел. Я подался вперёд, упёршись локтями в стол.
— С тобой просто, потому с тебя и начну. Ты порвал с Воронцовыми, когда я ещё ходил безвестным воеводой. В этой грязи ты не замаран и не будешь. Ни одна строчка приговора Арсения тебе на плечи не ляжет. А если кто в городе осмелится попрекнуть тебя братом, пусть идёт ко мне, и я растолкую ему разницу между человеком и фамилией.
Морщинки у глаз казначея разгладились, будто с него сняли невидимый хомут.
— Теперь о твоём, как ты выразился, поручительстве, — я выждал, подбирая слова поточнее. — Обманулся не ты один. Я и сам видел перед собой сломленного потерями человека, наступившего на горло собственной гордости ради будущего рода. Я тоже принял его желание мира за чистую монету. Ошиблись мы оба, и стыдиться нечего: играл он мастерски, настолько, что провёл двух неглупых людей разом.
Германн слушал, не перебивая, и я видел, как с каждым словом к нему возвращается осанка, которую обстоятельства время от времени из него выбивали.
— Я должен был его раскусить, — глухо выговорил граф, и в голосе прозвенела злость на себя самого. — Я ведь знал Сеню мальчишкой. Видел, каким он рос под отцовской рукой, как тот вытравливал из него, да и Харитона, всё человеческое.
— Ты знал ребёнка, — парировал я, — а судить выпало взрослого, который сорок лет учился прятать свою натуру. Это разные люди, и спрашивать с тебя за за того, кем он стал, несправедливо. Мерзавцев я на своём веку перевидал достаточно, так что поверь: распознать подлеца, который скалится тебе в лицо, способен и слепой. А вот того, кто годами приветливо улыбается и гнёт спину, раскусить почти нельзя.
— Теперь о том, ради чего ты пришёл, — я откинулся в кресле. — Казни не будет.
Он вскинул голову, и в серых глазах зажглось что-то живое.
— Иллюзий не строй, это не милость. Будь Арсений душегубом, как твой старший брат, простился бы с головой, и ни одно твоё слово его бы не спасло. Только интересовали его не жизни, а чужие кошельки, и потому жизнь он сохранит. Каторга, конфискация всего нажитого, лишение титула и дворянства — этого хватит, и это по справедливости, — я выдержал паузу. — Родню его не трону. Ты глава собственного рода, твоя дочь замужем за ландграфом Костромы, твоё имя стоит под бюджетом, что вытащил княжество из банкротства. За брата ты не ответчик. Иди работай.
Германн встал. Поклонился от души и, не прибавив ни слова, вышел.
Оставшись один, я долго разглядывал ручку, брошенную поперёк недописанного листа. Странная штука — чужая преданность, проросшая на пепелище собственной семьи. Германн потерял родных, павших от моей руки, и всё равно служил мне честнее иных, кому я худа не сделал вовсе. Мысль зацепила другую, незваную. Странно было раздавать чужим людям милость, которой не досталось мне самому. Своих братьев в прошлой жизни я не сохранил, а просить за них в тот час оказалось не у кого.
* * *
Роскошная спортивная машина графа Кантемира Ферзена сошла с шоссе на тёмный просёлок около одиннадцати вечера, и молодой граф Феликс Строганов впервые усомнился, стоила ли затея потраченного вечера. Подъездная аллея тянулась между старых лип. По обе стороны, через равные промежутки, горели светокамни в кованых держателях и бросали на гравий ровный отсвет. За поворотом особняк открылся целиком: трёхэтажный, позапрошлого века, с белыми колоннами и широкой парадной лестницей, на ступенях которой выстроилась прислуга. Лица скрывали гладкие белые маски без единой черты, оставляя на виду только глаза и прорезь для рта.
— Ну как? — Кантемир, старше спутника лет на десять и куда увереннее в себе, разглядывал юношу с ленивой усмешкой человека, заранее знающего ответ. — Я ведь обещал показать тебе, ради чего вообще стоит рождаться в хорошей семье…
Роскошью Феликса было не удивить. Строгановы держали в Москве дом не беднее, а отец, граф Герасим, был не из тех, кто считает деньги. Зацепило другое: изысканность самой обстановки, бесшумные поклоны прислуги, ни разу не разомкнувшей губ.
В бальном зале набралось человек шестьдесят, все до единого в масках, белых, с золотой спиралью на лбу. Женщины щеголяли откровенными нарядами, выгодно подчёркивающими их красоту, мужчины придерживались строгих костюмов с янтарными запонками, ловившими огонь десятков свечей, что придавало обстановке флёр таинственного очарования. За расписной ширмой работал живой камерный оркестр, и струнная музыка стелилась под потолок, мешаясь с шёпотом, смехом, шорохом тканей. К запаху дорогих духов примешивалось что-то ещё, сладковатое и тяжёлое, похожее на дух увядающих в вазе цветов. Сразу аромат не бросался в нос, а проступал исподволь, пока привыкаешь к залу. Феликс отметил про себя, что тайное братство, способное держать живой оркестр за ширмой, вряд ли так уж изнывает под гнётом непонимающего мира.
Кантемир повёл его через толпу, роняя по сторонам короткие кивки, на которые отвечали такими же. Имён не называл никто. Маски стирали лица и оставляли одну роскошь, и в этой ровной безымянности крылось своё притяжение, которое Феликс ощутил уже к концу первой четверти часа.
В полночь музыка оборвалась, и гости, повинуясь общему течению, потянулись к лестнице вниз. Ферзен, поравнявшись со Строгановым, шепнул:
— Запомни: в Орден не вступают, в Орден приглашают. Я поручился за тебя, так что не подведи.
Подвальный зал встретил их голым камнем и факелами, чьё пламя горело ровным янтарём, на обычный огонь не похожим. В дальнем конце темнел алтарь из чёрного дерева, и в столешнице была вырезана глубокая спираль, тот же знак, что и на масках. К алтарю поднялась фигура в жёлтой маске, единственной во всём зале не белой, и заговорила.
Слова текли на незнакомом Феликсу языке, гладкие и тягучие, складывавшиеся в подобие напева. Новички, и он среди них, повторяли их за ведущим, спотыкаясь о чужие звуки. Смысл ускользал начисто. Звучание всё равно затягивало, обволакивало, будило что-то на самой кромке памяти.
— Через Врата Каркозы мы шагнём в вечность и в вечности возродимся, — произнёс наконец человек в жёлтой маске уже по-русски, и зал отозвался слитным гулом.
Феликс едва удержал усмешку. Со стороны затея смахивала на сходку состоятельных бездельников, заигравшихся в тайное братство, на клуб любителей старины, у которых хватало денег обставить забаву с размахом. Тайные братства во все века стоят на одном обещании: будто за этой дверью жизнь интереснее, чем за любой другой. За дверью, впрочем, обычно обнаруживается та же скука, только в дешёвых масках. Красиво, театрально, с привкусом запретного, ровно настолько, чтобы пощекотать нервы тому, кого давно пресытился.
После церемонии все поднялись наверх. Напряжение схлынуло само собой. Маски остались, зато голоса осмелели и охмелели, поскольку слуги уже разносили бокалы между танцующими, а смех собравшихся сделался развязнее. Кантемир пригубил бокал и качнул головой к боковой двери, из-за которой долетали звуки иного свойства.
— Самое занятное начинается после полуночи, — обронил он со снисхождением посвящённого к новичку. — Маски не снимаем, таково правило. Что происходит под этой крышей, под ней и остаётся.
Пояснений не требовалось. Человеку, которого уже ничем не удивить, можно продать что угодно, стоит назвать это запретным и взять вдвое. За той дверью с лиц не снимали разве что маски; в полумраке, под чужими личинами, гости сходились телами и не спрашивали имён, и это плотское действо считалось такой же частью обряда, как спираль, вырезанная в алтаре. Уклониться значило выказать недоверие, а недоверия здесь, как Феликс уже смутно догадывался, не прощали. Он шагнул за порог. Ничто не вяжет людей прочнее общего стыда. Что творилось за той дверью, наутро обходили молчанием, и донести на такое братство значило бы донести на самого себя: каждый под маской уносил с собой чужие тайны, оставляя там свою
Часом позже, выжатый и хмельной, юноша выбрался искать уборную и свернул не в тот коридор. Проход уводил не в гостевое крыло, а куда-то вглубь здания, и стены тут пошли голые, нежилые. У одной из дверей стоял человек без маски. Открытое лицо посреди здешнего маскарада само по себе резало глаз.
Охранник был крупный, плечистый, и кожа его в янтарном свете отдавала мраморной белизной. Глаза глядели мимо, в пустоту. Левая ладонь висела вдоль тела раскрытой, и на ней Феликс разглядел спираль, тонкую, золотисто-янтарную, не похожую ни на татуировку, ни на шрам, будто знак проступал из-под кожи изнутри. Когда юноша поравнялся с дверью, охранник повернул к нему голову. Движение вышло слишком плавным, слишком медленным, точно шейные позвонки складывались чуть иначе, чем у людей.
За дверью стояла тишина. Из щели тянуло тем же сладковатым, тяжёлым духом, что плавал в зале наверху, только здесь он сгустился, отяжелел. Вместе с запахом из-под двери сочился холод, и не сквозняк рассохшегося дома, а ровный стылый ток откуда-то изнутри. По нижней кромке дрожала тонкая полоса света, она пульсировала медленно, то разгораясь, то почти угасая, в ритме чужого неровного дыхания.
Феликс замер на миг, и по спине прошёл колкий озноб. Что-то в этом коридоре было устроено не так, и тело смекнуло это раньше рассудка, подняв дыбом волоски на загривке. Рассудок твердил своё: поздний час, духота подвала, лишний бокал. На том он и успокоился — списал всё на хмель и усталость, повернул назад и заторопился к свету и музыке, где не было ни стылого сквозняка из-под двери, ни этих неживых глаз, глядящих сквозь тебя.
Уехал он на рассвете. В машине, откинувшись на сиденье, юноша крутил в пальцах плотную карточку с тиснёной золотой спиралью, членский билет Ордена Бледной Маски, врученный ему на прощание человеком в жёлтой маске. Полезные знакомства, думал он, поворачивая карточку к свету. Влиятельные люди, развлечения, каких не сыщешь в пресных московских гостиных. Стоит вернуться, решил Феликс Строганов и спрятал билет во внутренний карман.
* * *
Аудиторы Артёма Стремянникова вошли в Ковров вместе со следователями Крылова на третий день после того, как Иосиф Андреевич при свидетелях и журналистах присягнул мне. Я предупреждал нового совладельца: за церемонией последует реальная работа. А работа в моём понимании стартует с проверки счетов, ревизии земельных книг и долгих проникновенных бесед с чиновниками о том, куда утекали государственные деньги. Ковровские дворяне ждали этого с особым ужасом, с каким ждут врача те, кто давно знает свой диагноз и старательно гонит прочь мысли о нём.
Трёх дней хватило, чтобы страх сподвиг конкретных людей на конкретные действия. Двое ковровских бояр, хозяева крупнейших в княжестве лесопилок, первыми почуяли в ревизии запашок каторги и первыми же подняли крик. Десять лет эти двое валили княжеский лес без всякой лицензии, исправно подмазывая нужного человека в канцелярии, и за десять лет приучились считать казённую делянку своим наследным добром. Перемена власти выбила у них почву из-под ног, и вместо того чтобы тихо готовить ответ ревизорам, они принялись мутить воду.
Доложил мне об этом Крылов, позвонив из Коврова под вечер.
— Подхватили бредни Шубина, Ваша Светлость, — начал следователь. Суздальский крикун давно рубил камень на каторге, а вот мыслишки его по княжествам ещё гуляли. — На каждом углу шепчут одно: князь Ковров, дескать, выторговал себе тёплое кресло, дворец и доходы при себе оставил, а людей отдал на растерзание. Продал, мол, а сам в кусты.
— Складно, — обронил я. — А делать то что начали?
— Обе лесопилки встали, — Григорий Мартынович подался вперёд. — Хозяева остановили работу, прогнали людей из цехов, а по городу пустили слух, будто это вы прикрываете мастерские, будто новая власть Коврову весь промысел загубит. Рынок там тесный, сотня выброшенных на улицу мужиков видна сразу. Народ заволновался. План, если это убожество можно назвать планом, — скривился глава Сыскного приказа, — насколько я понимаю, заключается в том, что остальные дворяне должны подхватить этот скудоумный порыв и вынудить князя всё отыграть назад.
Расчёт был незатейлив и оттого почти ловок. Бояре поставили на то, что обыватель не полезет разбираться в первопричинах. Закрылась пилорама, людям нечем кормить семьи, виноват тот, кто пришёл последним. Им и нужно было перевесить собственное воровство на мою шею прежде, чем ревизия выложит цифры на стол. Будь у них в запасе пара недель, глядишь, и выгорело бы.
Недели я им не дал.
— Сколько тебе надо, чтобы выяснить, откуда растут ноги у слухов? — спросил я.
— Уже выяснили, — в голосе Крылова не мелькнуло и тени самодовольства. — Ковровскую полицию мы только начали чистить, но и такой хватило. Два дня, и вся цепочка как на ладони: кто платит трактирщикам за нужные разговоры, кто суёт листки на базаре. Концы сходятся к тем самым лесопилкам.
— Тогда хватит держать это в папке, — сказал я. — Пусть Артём публикует итоги проверки. Всё как есть: незаконная порубка, неуплаченные за десять лет налоги, взятки чиновнику. С цифрами, с делянками, с именем того кто и кому заносил. Суворину я передам, чтобы снял сюжет.
Так и вышло. Аудиторы выложили отчёт, сухой и обстоятельный, какие выходили у Артёма, а Суворин завернул его в репортаж, от которого не оторваться. И ковровский обыватель, которому ещё накануне втолковывали, что его предали и бросили под молотки, повёл себя ровно наперекор расчётам бояр. Жалеть хозяев лесопилок не стал никто. Десять лет те рубили лес, принадлежавший всему княжеству, и набивали карман. Стоило этому лечь на бумагу и прозвучать в эфире, как обыватель разглядел не благодетелей, у которых отнимают отцовское дело, а воров, которых наконец прижали к стенке.
Бояре тут же потеряли поддержку. Слух о закрытии мастерских исчез сам, едва выяснилось, кто и зачем его запустил. Закрывать лесопилки, к слову, никто и не думал: их предстояло вернуть в работу под лицензией и твёрдым налогом, едва сменятся хозяева. Самих же владельцев ждали штрафы, взыскание полной стоимости срубленного за десять лет леса, суд, который при таких уликах долго не протянется, и каторга.
Крылов уже задержал смутьянов, а я ещё долго изучал присланные им материалы. Любопытная вещь: десять лет обкрадывая целое княжество, эти двое вели учёт прилежнее иного честного купца. Воровство небрежности не терпит.
Картина повторялась с тоскливым однообразием. Где власть прежде смотрела сквозь пальцы, там непременно заводилась гниль. Люди тут были не хуже и не лучше, чем везде; беда в том, что любую трещину в порядке рано или поздно кто-нибудь да нащупает. Я присоединил Ковров к своим землям и тем же росчерком получил в наследство все его застарелые болячки заодно с оружейным делом и бездолговой казной.
Иосиф Андреевич, надо отдать ему должное, о своих лесопилках, похоже, и сам не знал, иначе предупредил бы ещё за столом переговоров. Не в его характере было недополучать прибыль.
Урок выходил тот же, что неделю назад с похоронным промыслом. Вычистить — половина дела; вычищенное надо стеречь, стеречь без передышки, потому что брешь преступник ищет усерднее, чем строитель её заделывает. Проверять придётся всегда, пока стоит княжество.
* * *
Дорога до Тулы заняла пять часов, и всё это время я ловил себя на том, что еду не туда. С пути мы не сбивались, Федот вёл колонну уверенно. Скребло другое: всё во мне привыкло двигаться к врагу, а не к чужой родне с пирогами. Последние месяцы я водил людей на Абсолюта, ломал воров за столом допроса, решал различные экономические задачи, а теперь сидел в машине, держал на коленях свёрток весом чуть больше моего меча и не знал, что скажу людям, которых в глаза не видел со дня свадьбы.
Свёрток шевельнулся. Михаил спал, выпростав из пелёнок кулак, и кулачок этот во сне сжимался и разжимался, будто сын уже держал что-то вроде магического жезла и не желал отдавать. Глядя на него, я думал о том, что у этого ребёнка будет то, чего недостало Ярославе: родня, знавшая его с пелёнок.
Руки помнили эту тяжесть. Когда-то в них так же лежала дочь. Так давно, что между той жизнью и этой пролегли века. Астрид лежала вот так же, маленькая, в неловких по тогдашним меркам руках. Думать об этом часто я себе запрещал, а тут позволил, один раз, пока машина катила к воротам Волконских.
— Ты так долго молчишь только перед дракой, — проговорила Ярослава, не открывая глаз. Она сидела справа от меня, запрокинув голову на спинку кресла, и только по голосу было ясно, что не спит. — С кем воевать собрался, с тёткиным пирогом? — на её губах мелькнула усмешка.
— Дракой я бы это закончил за минуту, — отозвался я. — Здесь нельзя ни ударить, ни приказать. Только сидеть и быть любезным. Вот это и беспокоит.
Засекина коротко усмехнулась краем рта. За её шутками пряталось то же, что у меня за молчанием, и я это видел. Пальцы её лежали на краю люльки, пристёгнутой к сиденью, и нет-нет да касались пелёнки, проверяя, на месте ли сын, будто он мог куда-то деться за минувшую минуту. Поездку эту она и ждала, и боялась, и ни за что не созналась бы в страхе даже под пыткой.
Год назад, на собственной свадьбе, она впервые услышала от тётки, что выжила не совсем одна, и с тех пор разговоры по магофону да письма понемногу подтачивали лёд, который Засекина намораживала десять лет. Подточить подточили, растопить не сумели. Общение с живым человеком давалось ей куда тяжелее голоса в магофоне, и это она понимала.
Особняк Волконских стоял в пригороде Тулы, приземистый и кряжистый, без столичной вычурности. Дом людей, которые куют сталь и не нуждаются в том, чтобы доказывать это колоннами. У крыльца нас ждали двое.
Графиню Евгению я узнал с первого взгляда, по тем же медным волосам, что и год назад в ризнице, только теперь тронутым сединой у висков. Рядом стоял Тимофей, ростом чуть ниже сестры, с теми же заострёнными чертами и прямым взглядом, что запомнились мне со свадьбы. Оба смотрели на машину так, словно от того, кто выйдет первым и с каким лицом, зависело больше, чем они готовы были показать.
Первым выбрался я и подал Ярославе руку. Она опёрлась скорее для виду, чем по нужде, и на миг застыла, выпрямив спину и вскинув подбородок. Бешеная Волчица у ворот чужой крепости. Когда мы достали сына, уверенная осанка Евгении дрогнула, потому что та глядела уже не на племянницу, а на свёрток в моих руках, и её лицо, отлитое будто из тульской стали, дало слабину, на какую сталь не способна.
— Здравствуй, Яся, — сказала графиня.
И прибавила тише:
— Господи, до чего ты похожа на Лизу, когда стоишь вот так, на свету.
Ярослава рядом на миг перестала дышать, я это почувствовал. Никто, кроме этой женщины, не мог сказать ей такого. Я вернул жене престол, дал войско и собственное имя, а вот сказать, на кого она похожа, был не в силах, потому что матери её не знал. Эти двое знали. Вот это и было главным.
— Здравствуй, тётя, — отозвалась Ярослава ровным голосом.
Слишком ровным. Так говорят, когда боятся, что голос подведёт.
В доме пахло деревом, воском и чем-то печёным, и этот запах подействовал на неё сильнее всех слов, сказанных на крыльце. Супруга застыла на пороге гостиной, повела ноздрями, и я заметил, как дрогнули её губы.
— Яблочный, — пояснила Евгения, перехватив её взгляд. — Ты говорила по магофону, что не помнишь, как мать его пекла. А я помню. Подумала, вдруг и тебе придётся по душе.
— Ты рассказывала про этот пирог ещё в ризнице, — тихо ответила Ярослава. — Одно дело — слышать про него, другое — стоять и нюхать. Я ведь и запах её помню. Она пахла…
— Полевыми цветами, — договорила за неё тётка. — Летом вплетала их в волосы. Отец ворчал, что княгине не пристало бродить по лугам, как крестьянке. Она всё равно бродила.
Ярослава молчала. Я положил ладонь ей на поясницу, ничего не говоря, просто чтобы знала, что я рядом. Она не отстранилась.
Тимофей всё это время держался у окна, в стороне, и заговорил только теперь, ровным негромким голосом, в котором не было сестринского тепла, но не было и холода.
— Мы рады, что вы доехали. Одно дело разговор по магофону, и совсем другое — приехать в дом, и я понимаю, чего это стоило, — он смотрел на племянницу прямо, не пряча глаз. — Понимаю и почему ты могла вовсе не приехать. Если ты переступила порог только ради приличия, это всё равно больше, чем мы заслужили.
Вот это я уважал. Человек не лебезил, не каялся за прошлое, которого не выбирал, не размазывал вину по столу. Сказал как есть и умолк. По таким коротким фразам я читаю людей быстрее, чем по долгим речам.
— Я приехала не ради приличия, дядя, — сказала Ярослава.
И, помедлив, договорила:
— Я приехала, потому что у меня сын. И не хочу, чтобы он рос, как росла я, веря, что нет у него на свете никого, кроме него самого.
Она рубанула напрямик, как привыкла, и ранило это её, а не их: она наконец выпустила наружу то, что носила в себе десять лет. Евгения качнулась было к ней и остановилась, не зная, дозволено ли. Между ними лежал год осторожной близости через магофон, когда легче открыться голосу в трубке, чем человеку, до которого можно дотянуться рукой.
Я рассудил, что хватит стоять над пропастью, и сделал то, что умею: шагнул первым.
— Михаил Прохорович, — объявил я, приподняв свёрток, чтобы все разглядели сына. — Ваш племянник. И, к слову, самый горластый человек во Владимирском княжестве. Перекричать его пока не удавалось никому, мне в том числе.
Лёд тронулся. Евгения рассмеялась, протянула руки и глянула на племянницу, без слов спрашивая разрешения. Ярослава кивнула. Я передал сына тётке, и графиня приняла его привычно и бережно, как берут младенца руки, что уже держали чужое дитя.
— Тяжёлый, — одобрила она. — Крепкий. Лиза младенцем была точно такая же, Яся.
Михаил, разбуженный, не заплакал. Уставившись на чужое лицо ещё мутными со сна глазами, он вдруг ухватил Евгению за выбившийся из причёски локон, крепко, не желая отпускать. И тут Ярослава засмеялась, наконец по-настоящему, не сдерживаясь, и от этого смеха с неё осыпались остатки брони, в которой она приехала.
— Я так же делала, — сказала Засекина, глядя на сына. — Ты рассказывала. Цеплялась за твою косу.
— Цеплялась, — кивнула Евгения. — И не отпускала. Пришлось состричь прядь, иначе унесла бы с собой.
Тимофей подошёл ближе, вынул из шкафа за спиной что-то небольшое, деревянное, и поставил перед сестрой и племянницей. Это была лошадка, грубоватая, вырезанная неумелой рукой князя Засекина, с одной ногой чуть длиннее прочих, тёмная от времени.
Историю её Евгения выложила ещё год назад, в ризнице: как четырёхлетняя Ярослава сунула игрушку грустной тётке, чтобы та повеселела, и как та увезла её с собой.
— Мы решили: пусть теперь будет у Михаила, — сказал Тимофей. — Твоя игрушка — твоему сыну.
Я следил за её руками. Ярослава приняла лошадку, повертела, узнавая, и стиснула в том самом кулаке, что без дрожи держал клинок над поверженным узурпатором Шереметьевым. На этот раз рука дрогнула.
Я отступил на шаг. Не моя это была минута. Своё я отработал: привёз их под эту крышу, сломил первую неловкость. Дальше я просто поддерживал разговор, и смотрел, как жена получает то, чего не дало бы ей ни одно моё завоевание: кровь, память и людей, которые помнят её мать и её саму до того, как она сделалась Волчицей.
Осадок никуда не делся. Он сквозил и в том, как Ярослава обняла тётку не сразу, и в том, как осторожно, едва ли не на ощупь, Тимофей подбирал слова. Десять лет отчуждённости не стираются за год бесед по магофону и один обед. И всё же трещина, сквозь которую пробивается нечто живое, уже наметилась. Мой сын, вцепившийся в чужой локон намертво, и был этим ростком.
Позже, когда Михаил уснул в переносной люльке, а Евгения увела Ярославу к единственному уцелевшему портрету Елизаветы, Тимофей задержался со мной у окна. Какое-то время мы молчали. За стеклом лежал двор, в отдалении тянулись приземистые корпуса мануфактур, где Волконские всю жизнь ковали оружие.
— Вы её прикрывали от наёмников, — сказал я наконец. — Молча, зная, что спасибо она не скажет и даже не узнает. Год назад я услышал это от Евгении в ризнице, а после велел своим людям проверить. Всё сошлось до мелочей.
Тимофей коротко взглянул на меня, прикидывая, к чему я клоню.
— Это было меньшее, что мы могли, — ответил он. — И самое большее, что нам позволяла клятва отцу.
— Я о другом, — сказал я. — То, что человек делает для своих, когда этого никто не видит, и есть род. Не герб и не торжественные клятвы, а вот это.
Тимофей посмотрел на меня уже без настороженности.
— Странно слышать это от победителя, — произнёс он негромко. — Так держатся за кровь те, кто однажды остался без неё.
Отвечать я не стал. О некоторых вещах я молчу даже с теми, кого начинаю уважать. Угадал он верно, и в общем молчании понимания нашлось больше, чем в любом тосте.
Тишину я нарушил сам, свернув туда, где чувствовал себя твёрже.
— Раз уж мы стоим без лишних ушей, скажу и о деле, — сказал я. — Вы оружейники, каких в Содружестве по пальцам сочтёшь. У меня на руках Сумеречная сталь и спрос на клинки и стволы из неё, который растёт быстрее, чем я успеваю его закрывать. Ковровские мастерские я уже забрал под себя, только один Ковров всю прорву не осилит.
Тимофей повернулся ко мне иначе. Родственника на минуту отодвинул оружейник, и в глазах зажёгся сухой интерес промышленника.
— Сумеречную сталь необученными руками не куют, — сказал он. — Норовистый металл, жжёт обычный инструмент и обычного кузнеца. Сколько мастеров у вас на ней уже сидит?
— Достаточно, чтобы выучить ваших, — ответил я. — Я даю сталь, образцы и допуски, вы даёте руки и клеймо, которому верят без лишней пробы.
Он помолчал, перекатывая в уме цифры, которых я пока не называл.
— Пришлите бумаги с объёмами, — обронил наконец. — Считать будем на трезвую голову.
Я кивнул. Делить счастье и делить барыш — разные ремёсла, и Тимофей, похоже, владел обоими.
Уезжали уже утром, переночевав в гостевой комнате. Евгения сунула Ярославе узелок с половиной пирога, завёрнутой в холстину, и Засекина, которая в жизни не приняла бы ничего похожего на подачку, на этот раз приняла. Лошадка осталась с нами для Михаила. На обратной дороге жена долго глядела в окно и молчала, а после, не оборачиваясь, сказала:
— Спасибо, что заставил поехать.
— Я не заставлял.
— Заставил. Молча, ты на это мастер, — она помолчала. — Думала, приеду и почувствую, что они мне чужие. А вышло…
Договаривать она не стала.
— Знаю, — сказал я.
И знал я это лучше, чем ей казалось.
Михаил спал у неё на руках, сжимая во сне деревянную лошадку, которую его мать когда-то подарила грустной тётке, чтобы развеселить. Машина катила к Угрюму, где меня снова ждали новые вызовы. А эти два часа в тульском особняке я не отдал бы ни за одно завоёванное княжество.

Глава 11

Карта Содружества распласталась по столу между ними, прижатая с одного края кружкой остывшего чая, с другого — кулаком Панкратова. Бумаг вокруг развелось столько, что Синеус давно бросил их считать: сметы, выписки из полковых ведомостей, чьи-то прошлогодние рапорты с обтрёпанными углами. За тонкой перегородкой доживала вечер казарма владимирских Стрельцов, и сквозь неё просачивались обрывки чужих разговоров, скрип коек, дребезг котелка. Синеус ловил этот шум краем уха и гонял в пальцах потертую монету, перекидывая её с костяшки на костяшку.
Дело выходило странное. По всем княжествам командиры встречали барона по-разному: кто настороженным молчанием, кто глухим саботажем, кто учтивым кивком, под которым ясно читалось «поглядим, надолго ли тебя хватит». Единый тренировочный центр оказался единственным делом, которое не вызвало ни у кого из них сопротивления. Ничто не сплачивало офицеров крепче, чем возможность горячо одобрить работу, делать которую предстояло не им. Польза от этого дела бросалась в глаза, возни оно сулило вдоволь, а тащить такое на горбу охотников не нашлось. Оттого оно и осело на столе у него с Кузьмичом — у двоих, кому не лень.
Синеус подтянул карту к себе, придавил угол остывшей кружкой и какое-то время молчал, водя пальцем по дорогам и синим жилам рек. Панкратов ждал, не подгоняя.
— Под Муромом, — обронил барон, припечатав ладонью точку на карте. — Если по уму, больше и негде.
Ефрем Кузьмич соглашаться не спешил:
— Быть может. Ты только объясни сперва, барон, чем плох Владимир. Стены стоят, гарнизон под рукой, Угрюм в трёх часах езды — начальство в умилении, — ветеран усмехнулся в седые усы.
— Меня это меньше всего интересует. Меня другое занимает. Учебный лагерь — это ведь не казарма с плацем. Это воронка. Со всех шести… семи — поправил себя Синеус, мысленно ругнувшись на бешеный темп экспансии брата, — княжеств в неё сыплется зелёный народ, наружу выходят люди, которые умеют не умирать в первом бою, и так круг за кругом, по нескольку раз в год. Значит, цена всему делу не в стенах и не в плацу, а в дороге. В том, как дёшево и быстро ты гоняешь людей туда и обратно. И ещё в одном, о чём наверху не думают вовсе: чтобы салага по пути не растряс ту малость, что в него успели вбить. Поставь лагерь не там, и половина выучки осыплется на трактах прежде, чем дойдёт до Пограничья.
— Логично, — с лёгким удивлением протянул Панкратов.
— Дальше — Владимир, раз уж начальство в него влюблено. — Синеус постучал ногтем по западному краю карты. — Погляди, на него. Это — торговый город, застроен под завязку. Под учебные поля клочка не выкроишь, разве что выкупать у бояр втридорога. А главная морока — тащить сюда людей со всех концов, — палец его пополз по карте к северу. — Ярославль с Костромой? Туда Волга тоже достаёт, суда пустить можно. Только забрались предки высоко, обжитой земли вокруг с гулькин нос, дорога длинная, и соседние княжества победнее. Прогонишь зелёного салагу через полстраны, кучу времени сожжёшь. Толку с того чуть.
Склонившись над картой, Синеус прошёлся взглядом по ниточкам дорог. Тысячу лет назад он водил людей по тропам, где дорога была лишь направлением, а реку переходили там, где не тонул конь. Здешний век приучил войну к камню под колёсами и к баржам с осадкой. Свыкался он с этим туго, зато считать выучился скоро.
— Стало быть, нужна точка, куда людей со всех сторон стянуть дёшево, — проговорил он, и палец сам собой вернулся в середину карты. — Где дорога и вода сходятся в одном месте. Тут большой тракт, — сказал он, проводя пальцем. — Москва, Владимир, Нижний. Муром близко к ней стоит.
— Близко, — подтвердил Кузьмич, — а под боком Ока, что выводит к Волге. Та пол Содружества кормит. Вода и дешевле тракта, и резвее. Сплавил полк из Ярославля по воде, выучил, на той же баржой развёз по домам — казне не накладно. А грунтовка сжирает вдвое: лошади, телеги, поломки, лишняя неделя в пути.
— Значит, Муром, — подвёл итог Синеус и наконец чиркнул спичкой, прикуривая. — Сходится с обеих сторон.
Панкратов крякнул, не пряча уважения.
— Быстро ты сообразил, барон…
— То не хитрая наука, — отмахнулся Пожарский. Просто шаг назад сделай и взгляни на всё полотно разом.
Панкратов откинулся на скамье, выдохнул, и по этому выдоху Синеус угадал, что разговор задел в старике давнее.
— Я об этом, барон, двадцать лет мечтаю, — выговорил ветеран, уставившись не на собеседника, а в стену поверх его плеча. — Ещё рязанским сержантом начал. Нагляделся. Зелёный мальчишка в первой же стычке лезет не туда, делает не то, а после его волокут за разгрузку, и где-то в деревне воет мать. Сгинул бы один, и то полбеды. Только он за собой троих потащит, рядом-то такие же телята. Лёг отряд, а наутро деревню, которую он стерёг, выпьют дочиста. И будет у врага пяток Стриг, да десяток Трухляков.
Он смолк, прихватив ус двумя пальцами.
— Потом князь произвёл меня в подполковники, дай ему бог здоровья, и завертелась жизнь на колёсах. Мотаюсь из княжества в княжество который месяц. Где казарме крышу перекрываю, где приезжего интенданта-ворюгу трясу за грудки, пока тот не выложит, куда уплыла казённая мука, а заодно гоняю новобранцев по новой выучке, раз уж приехал. Толк выходит, врать не стану. Только всё оно, барон, что воду решетом носить: тут наладил, а в соседнем уезде уже сыплется. Свести бы всё под одну крышу да закрепить накрепко — вот тогда из ворот выйдет не салага, которому штуцер оттягивает руки, а человек, что соображает, куда палить по Трухляку и куда отскакивать от Стриги.
Синеус не перебивал. Боль эту он знал не по трактатам — сам опускал в землю мальчишек, которых не успел доучить, и тех, кого на учениях щадил сверх меры. Память у него была цепкая и полна недобрых событий.
— Беда знакомая, — отозвался он не сразу. — И я хоронил по той же причине. Недоучил — только и всего.
— Это где ж ты хоронил, Твоё Благородие? — Панкратов прищурился, не то с любопытством, не то с подначкой. — По тебе не скажешь, чтобы ты кого хоронил, кроме как дворовой собаки в детстве.
— Случалось, — обронил Синеус и развивать тему не стал.
Он вернул разговор к делу, и тут старый служака насторожился по-настоящему. Спрашивал барон не «во сколько мне это станет» и не «когда будет готово», как допытывается всякий присланный сверху начальник. Его занимало другое: чем станут кормить новобранцев и не гниёт ли крупа по интендантским складам, не дойдя до котла; в какой амуниции людям спать под открытым небом и не лопается ли через месяц подошва на казённом сапоге. Допытывался он и про ротацию — сколько боец высидит на самой кромке Пограничья, прежде чем его сменят, и кто вообще считает, на каком месяце у патрульного начинают подрагивать руки от нескончаемого ожидания, что из тумана полезет мертвечина.
— А вот это ваше выгорание… — протянул он. — Тут вы в самый корень глядите. Я наверх сколько докладных извёл: передержишь человека на границе сверх срока, и он сломается. Один деревенеет, смотрит сквозь тебя и команд не слышит. А другой в одну прекрасную ночь руки на себя наложит, и поминай как звали. В Менчаково я по своим чуть всю обойму не выпустил, когда Кощей навёл на нас морок. По своим, барон. Перебили бы друг друга в темноте, ядрёна-вошь! А мне сверху одно: «Где я тебе людей на смену возьму, Кузьмич?»
Синеус мысленно усмехнулся. Вопрос «где взять людей на смену» не менялся, должно быть, с тех пор, как человечество обзавелось первым копьём и тут же кем-то, кому было жалко на это копьё денег.
— Четыре месяца на кромке — и в тыл, отдыхать и доучиваться, без поблажек, — отрезал Синеус. — Тут не до жалости, тут голый расчёт. Боец, которого не сменили вовремя, обходится тебе дороже, чем врагу.
Панкратов после этого брякнул: интенданты, мол, беда отдельная и вечная. Покуда есть армия, в ней будут воровать жратву и патроны.
— Во-во. Интендант, у которого мука не пропадает, Кузьмич, либо святой, либо просто ещё не нашёл у склада заднюю дверь, — заметил Синеус, и старик впервые за вечер коротко хохотнул.
Дальше разговор свернул к иной теме.
— Единый порядок, — сказал Синеус, постукивая неизменной монеткой по краю карты. — Сигналы рукой и голосом — одни на все полки. Перебросили бойца из Костромы к муромцам, а он команду понимает с полуслова, без переучивания. Сейчас как?
— А никак, — кисло отозвался Ефрем Кузьмич. — В каждом полку своя азбука. Сведёшь два полка в одном бою — десятник десятнику что глухонемой: орут, руками машут, а толку ноль.
— Значит, сводим к одной азбуке. И снаряжение под единый образец, чтобы патрон из костромского подсумка влезал в муромский автомат, а пробитый доспех латали инструментами из общего ящика, не подгоняя под каждый полк заново.
Синеус ногтем провёл по краю карты три борозды.
— Новобранцу дадим три месяца на базовую подготовку. Лучше бы полгода, но как князь прытко расширяется, времени не хватит. На ротации подтянем, если что. Кто уже в строю — тем месяц, освежить навыки и подтянуть. А дальше идёт самое важное: своя наука на каждую тварь. Как Трухляков да Стриг крошить. Ну а Жнец… с Жнецом одной храбростью не сладишь, тут разговор отдельный и долгий.
Теперь Панкратов смотрел на барона не так, как четверть часа назад. Долго молчал подполковник, разглядывая собеседника.
— Барон, вы будто сами в Стрельцах десяток лет оттрубили, — выговорил он негромко, и впервые в голосе не было ни подначки, ни прощупывания, зато появилось уважение, а вместе с ним и более формальное обращение.
Стефан крутанул самокрутку в пальцах, не затягиваясь.
— Больше, чем ты думаешь, Кузьмич.
Сказал он это ровно, без нажима, и старик принял ответ за оборот речи. Правда же была в том, что человек напротив водил полки в те годы, когда об этих Стрельцах никто и не слыхивал, когда строй смыкали щит к щиту под северным небом, а кровь на снегу оставалась единственной краской зимы. Скажи он такое вслух — прослывёт безумцем. Оттого и молчал.
С этой минуты в Панкратове что-то сдвинулось. Он разглядел в присланном сверху бароне человека, знающего солдатское ремесло не по книгам, и и этого оказалось достаточно.
— Спрошу начистоту, — подался через стол ветеран. — Болтают, будто вы князю в Америке подсобили Абсолюта завалить. Так это?
— Правда, — кивнул Синеус.
Панкратов крякнул, дёрнул себя за ус.
— Так чего ж вы на совещании промолчали? Огнев в лоб спрашивал, командовали ли вы людьми, а вы повели плечом да съехали с темы. С эдаким-то послужным любого брюзгу заткнули бы.
— Затем и промолчал, — отозвался Синеус, и в углах рта у него дрогнула невесёлая усмешка. — Поднимись я и объяви, что валил Абсолюта плечом к плечу с князем, вышла бы пустая похвальба. Будто примазываюсь к чужой славе. Никто в том зале не видел меня в бою. Откуда им знать, рубился я там или отсиживался по кустам, пока другие гибли? Россказни о былой доблести ломаного гроша не стоят, пока человек сам не докажет, что понимает, о чём толкует. Покажу себя, поверят и так. А трепать языком наперёд незачем, только цену себе собьёшь.
Панкратов намотал седой ус на палец, помолчал, кивнул. Слова барона он будто прикладывал к какой-то своей внутренней мерке, и не мог не согласиться.
— Лицо-то у вас молодое, Ваше Благородие, — сказал он наконец. — Тридцати на вид не дашь. А рассуждаете, будто три жизни за плечами.
— Это снаружи, Кузьмич, — обронил Синеус.
К полуночи на отдельном листе сам собой сложился черновой план лагеря. Проступили периметр, учебные поля, линии стрельбищ. Появился отдельный двор, где новобранцы будут рубить привозные туши, чтобы попривыкли к мертвечине загодя, а не в первом бою. Лазарет Синеус пометил особо и приписал запас снадобий против истощения — без этого на кромке делать нечего. Панкратов разбирал чертёж, водя по линиям заскорузлым пальцем, и наконец уронил с уважением:
— Вы будто всю жизнь армии строили, Ваше Благородие.
Синеус не подтвердил и спорить не стал. Отшутился, а заодно, будто против воли, выпустил наружу правило, добытое совсем не здесь и совсем не дёшево.
— Я водил людей, Кузьмич. Давно и далеко, — он не спеша затянулся, отвёл дым в сторону. — И усвоил одно: того, кого свои в учении гоняли до кровавого пота, в первом бою хоронят реже, чем того, кого щадили. Жалость командира убивает вернее вражеского клинка.
Ветеран принял слова за крепкую фигуру речи бывалого вояки и не догадался, что человек напротив говорит буквально: тот и впрямь водил армии, а не роты. Воодушевившись, Панкратов пристукнул ладонью по чертежу.
— Теперь-то заживём, барон. Отстроим корпус на годы вперёд, поставим дело так, что и внукам нашим…
Синеус притушил сигарету резче, чем намеревался, вдавив её в край жестяной пепельницы.
— Сперва отстроим, потом уж про внуков, — ответил он суше прежнего.
Разговоры про «заживём» он обрывал всегда. Заживём — это про завтра, а думать о завтрашнем дне для себя он отучился давным-давно. Думалось ему только о работе, что лежала перед ним сегодня. За тренировочный центр он взялся не ради того, что поднимется здесь через годы, и не ради внуков, которых у него не будет. Взялся он ради другого, чтобы сбежать от собственных мыслей и вечерами не оставаться наедине с собой и с тем, что в себе таскал.
— А сам ты что про князя скажешь? — спросил он, разминая в пальцах новую сигарету. — Ты ведь с ним плечом к плечу стоял. А я в ту пору… в другом месте был.
В другом, ага. На лабораторном столе Гильдии, в аркалиевых цепях, под лампой, которую не гасили сутками, где из него год за годом пытались выпытать секреты бессмертия. Этого он вслух не сказал.
Панкратов оживился. По одному тому, как он заговорил, читалось: тема ветерану в радость.
— Князь — кремень, барон. Я его ещё в Угрюме застал, когда он сам гонял ополченцев и учил всяких аристократиков навроде молодого Илюшки Бутурлина, с какого конца за меч берутся. Другой воевода выставит новобранца на плац, отойдёт в тенёк да и сидит, ручки на пузе сложив. А этот вставал в строй наравне со всеми, показывал руками, и к себе был строже, чем к любому из нас, — ветеран усмехнулся какому-то своему воспоминанию. — Под Угрюмом, когда Бздыхи валом попёрли, он мне и слова поперёк не сказал: дал косить тварей из Трещоток, как сам считаю нужным. Машина, к слову, душевная. Трещит, кожух печёт, руки потом неделю гудят, зато после неё на поле прибрано, словно тёща с тряпкой прошлась. Под руку не лез, не дёргал, доверял. А кончился бой, молодые нос воротят от сбора ядер Эссенции, брезгуют, так он первым по локоть в эту жижу и полез. Людей зря не клал, вот за что уважаю. Сила в нём страшная, а в дело он её пускает с холодной головой, не ради глупой удали.
Синеус слушал, и под рёбрами у него тихо потягивало. Откуда у Платонова эта закваска и эта хватка, он знал лучше всех на свете. Кому ж и знать, как не ему. Вслух только кивнул:
— Похоже на правду.
Назавтра он подал в казначейство заявку на бюджет для нового центра. Германн Белозёров принял бумагу, мазнул по ней взглядом и отправил в общую очередь. Стрельцы в первоочередных не значились: казну в ту пору рвали на части и аудиты, и земельная реформа, и стройки разом по шести княжествам. Спорить с этой очередью Синеус не стал, как и бежать к брату. Он явился к казначею сам и выложил на стол расчёты — график окупаемости в результате полномасштабной защиты дорог для купцов, а рядом столбец, куда было сведено, во что обошлась казне за один лишь год разноголосица между полками. И в деньгах, и в похоронках.
— А вот и главное, граф, — добавил он, кладя сверху короткую выписку. — Задачу важной назвал сам князь. Не вторая очередь, а критическая необходимость. Это его слова, не мои.
Казначей поднял глаза, и в них мелькнуло удивление: этакой въедливости от человека с повадкой рубаки он не ждал.
— Цифры у вас сходятся, барон, — сухо обронил он, перекладывая лист за листом. — Хоть и подгадали вы не ко времени.
— Бездушные тоже приходят не ко времени, — обронил Синеус.
Германн поджал губы, только цифры оказались упрямее его скепсиса. Денег выделил. Победа вышла крохотная, для Стрельцов в полках вовсе невидимая, зато для будущей машины обучения решающая: без неё всё остальное рассыпалось бы впустую.
* * *
Доклад лёг мне на стол под вечер, и уже по тому, как Пётр Павлович раскладывал передо мной бумаги, я понял: лёгкого разговора не выйдет.
— Пятеро помещиков из восемнадцати, что вошли в пилотный проект, подали иски, Ваша Светлость, — проговорил он, придерживая верхний лист. — Каждый в своём княжестве, каждый своему выездному судье, и ни один — ни на реформу, ни на вас. Целят в конкретный акт казённой комиссии. Мол, та комиссия закрепила арендную ставку ниже рыночной и тем нанесла землевладельцу убыток, а это посягательство на право собственности.
Я взял один из исков, пробежал глазами. Составлено гладко: с расчётами, со ссылками на тот самый кодекс, что я и провозгласил. Чистая работа, грамотная, без зазубрины, за которую удалось бы зацепиться.
— Рука одна, — сказал я.
— И человек один, — подтвердил Стремянников. — Аристарх Львович Чагин. Все пятеро к нему обратились. Или он к ним… Лучший адвокат, какого добывают за деньги, и денег своих он стоит сполна. Я Родиону Трофимовичу про него уже доложил, — кивок в сторону.
Коршунов, до сих пор молча подпиравший стену у окна, отлип от неё и шагнул ближе.
— Так точно. Я про этого Чагина, Прохор Игнатич, всё разузнал, — глава разведки раскрыл папку. — Имя себе он сделал на наследственных тяжбах. Выступал за дальнюю родню да за кредиторов против вдов и прямых наследников и по букве закона оставлял их без поместья, без крыши над головой. Берёт того клиента, кто больше отсыплет, гонорар вперёд, а верность в прейскурант не входит, — Коршунов хмыкнул. — Есть за ним история, какой другой стыдился бы, а этот носит её как орден: в споре о наследстве пошёл против собственной двоюродной тётки и пустил старуху по миру. Выиграл вчистую и спал спокойно.
— Что ещё?
— Из дворян обедневших. Дар то ли хилый, то ли вовсе пустой, оттого всю жизнь он точил единственное своё оружие — букву закона. А тех, кто магией давит, втихую презирает. Повадка холодная, учтивая, сыплет ровной правовой скороговоркой, но, говорят, по делу. Колода у него краплёная — закон, вывернутый наизнанку.
Я отложил иск, перевёл взгляд на Петра Павловича.
— Ваше мнение?
— Чагин рассчитывает не на выигрыш дел, Ваша Светлость, — произнёс он, подбирая слова с обычной осторожностью. — Громкий проигрыш ему пойдёт на пользу больше выигрыша. Он гонит дело к эскалации, чтобы вытащить нашу внутреннюю тяжбу в Переславскую палату под вывеской «Князь Платонов отбирает у подданных частную собственность». Иски потому и раскиданы по княжествам, чтобы со стороны чудилось стихийное возмущение всего дворянства, от Владимира до Костромы, а не сговор пятерых. И пятеро их, не восемнадцать, оттого что отбирал Чагин хирургически: взял те дворы, где комиссии и впрямь занизили, либо где занижение можно выставить спорным. Качество доказательств вместо числа жалобщиков.
Стремянников помедлил и прибавил то, что понравилось мне меньше всего.
— Беда в том, что по двум-трём искам комиссия и впрямь промахнулась, и в лоб тут не отбиться. Ставку определяет комиссия, а не рынок; раз она занизила — убыток налицо, и отмахнуться не получится. Вы сами строите правовую систему. Если первый же ваш закон на деле топчет частную собственность, система теряет смысл, а вас выставят лицемером.
Захотелось хорошенько стукнуть этого юркого Чагина, а пуще всего, узнать, кто за ним стоит.
Выборочную перепроверку межевания я завёл ещё после муромского дела, когда землемер за мзду занизил оценку в пользу барина и выдал крестьянам негодные отрезки. С тех пор Аудиторский приказ обходил пилотные деревни по очереди, проверяя каждую пятую комиссию, а на то, чтобы накрыть все восемнадцать разом, рук не хватало. До части хозяйств оценщики Артёма добрались бы лишь через неделю-другую. «Людей не хватает», — повторял он. Про мою проверку Чагин, вероятно, знал не хуже меня самого. Кто бы ни стоял за адвокатом, дрался он ровно так, как мне всегда претило драться.
— И это не всё, — Пётр Павлович пододвинул вторую стопку. — Тем же приёмом те же пятеро ударили ещё в одном месте. Чагин собрал коллективную челобитную против самого пилотного проекта и внёс её в Боярскую думу Угрюма.
Логично. Думы Ярославля, Костромы, Мурома мне не указ, их я пропущу мимо ушей. С угрюмской сложнее — здесь моя столица. Отменить указ дума не властна, зато может официально зафиксировать, что исполнение княжеского указа нарушает тот самый кодекс о собственности, который я и провозгласил.
Я поднялся, прошёлся вдоль окна, глядя на черепичные крыши Угрюма, тронутые закатом. Передо мной лежали две дороги, и обе сворачивали в яму. Продавить указ силой значило растоптать собственную судебную реформу, на которую я положил годы. Уступить и переписать пять оценок значило расписаться, что давление работает, и назавтра в суд выстроится очередь из таких же ходоков.
Вот только дорог было не две, да и просчитался Чагин крепче, чем сам полагал. Ударил он точно в зазор: поторопился вскочить, пока моя проверка не докатилась до его клиентов и не вскрыла всё сама, безо всякого иска. Эта самая спешка его и выдавала. Достойный противник дождался бы, чем обернётся аудит, а этот рвался аудиторов опередить. Я слишком долго прожил, чтобы выбирать из того, что мне подсовывают.
Я обернулся к Петру Павловичу.
— В самой их затее сидит фальшь, и крупная. Чагин трубит на весь эфир, что князь отбирает у дворян собственность. Только отбирать у них нечего: земля как стояла за помещиком, так и стоит, иск не про отнятое. Они добиваются другого, чтобы их землю признали более урожайной, а значит и прибыльной, чем оценила комиссия. Чем прибыльнее земля, тем выше арендная ставка. Платит же её не помещик, а крестьянин, что эту землю пашет.
Юрист медленно склонил голову, и по лицу его я видел, что он уже понял, куда я веду.
— И что важнее всего, фальшь эту разглядел бы не я один. Дайте Артёму сличить их заявки с амбарными книгами да с урожаями прошлых лет, он вскроет её и без меня, на то у него целый Приказ. Земля либо родит столько, сколько они кричат, либо нет. Врать тут можно ровно до первой честной ревизии. А ревизию я завёл сам, ещё прежде всякого иска.
— Так точно, — подал голос от стены Коршунов. — Цифру не запугаешь и не подкупишь. Она своё скажет.
Правда была на стороне фактов, и мне оставалось одно: убрать с её пути всё, что её задерживало.
— Через иск перешагнём, — сказал я. — Отвечать на него я не стану. Иск Чагина мне не угроза, а повод сделать разом и в открытую то, что и без него уже шло. Он сам себя подвёл под удар.
Своим распоряжением, не дожидаясь ни судов, ни думы, я отменил и очередь, и неторопливый ход проверки. То, что Аудиторский приказ Артёма проходил выборочно, деревню за деревней, пошло теперь сплошняком: все восемнадцать пилотных деревень разом. И мерили их не по тому, что кричит истец, а по факту. Ставку в пилоте комиссия высчитывает от настоящей доходности земли, а доходность было с чем сличить: государственные отчёты, амбарные книги, закупочные ведомости и мельничные записи показывали, что земля родила за прошлые годы и что с неё ушло на продажу.
Дальше всё раскладывалось само собой. Где комиссия и вправду занизила ставку против настоящих урожаев, там помещик прав, ему вернут недополученное до копейки, и это не уступка, а закон, один на всех. А где помещик руками Чагина требует признать землю богаче, чем она есть, там его утопят собственные бумаги. Если двор так прибылен, отчего в прежних отчётах и закладных он показан скудным? Лгал тогда, будет отдельный разговор, кому и зачем; лжёт теперь — иск пуст, а заявка разоблачена прилюдно. Любой ответ оборачивался против того, кто блефовал, потому что мерили по урожаю, а не по хотению истца. Третьим пластом легла работа самих комиссий: где землемер брал на лапу, подтасовывал доходность, обкраивал крестьянам наделы, перекрывал им воду. Это уже не «помещик прав против реформы», а преступление чиновника по готовой статье.
Смысл хода был не «исправить ошибку» и не «затеять ревизию». Ревизия шла и без того, я лишь форсировал её. На чужую хитрость я отвечал не хитростью: разом убирал с пути правды все заслоны и пускал её вперёд, зная, что голый факт переломит любой подставной иск, как бы складно тот ни был составлен.
Так я переворачивал всю их затею. Иск, отточенный для точечного укола, упирался в сплошную проверку, которую завёл не истец, а князь, и завёл ещё до всякого иска. Переславский замысел выбивался на корню. Не покричишь «князь топчет собственность», когда княжеская ревизия возвращает помещику недополученное там, где комиссия и впрямь ошиблась, и обнажает блеф там, где доходность надули, чтобы потуже затянуть петлю на горле арендатора.
Через два дня я держал речь в Боярской думе Угрюма, отвечая на челобитную.
Зал набился битком. По углам стояли камеры Суворина, и я знал: эфир разлетится по всем княжествам Содружества прежде, чем я договорю. В третьем ряду, прямой как трость, с гладким лицом и сложенными на папке руками, сидел сам Чагин. Пришёл посмотреть. Что ж, пусть смотрит.
На территорию юриспруденции я не полез. Это вотчина Петра Павловича, а тягаться с чужим адвокатом в этом крючкотворстве, значило играть на его поле. Я развернул оружие рукоятью к себе.
— Скажу прямо, — начал я, обводя зал взглядом, — кое-где комиссии оплошали. Занизили ставку, нанесли убыток. Промах уже исправляют по факту, по урожаям и амбарным книгам, и тем, кого обделили, недополученное вернут до последней копейки. Заодно и посмотрим, кто как вёл свои отчётности и не решил ли в них добавить или убрать пару строк, — я многообещающе улыбнулся, и радость дворян несколько поугасла. — Вот вам система в действии.
Чагин тоже уже не выглядел столь довольным собой.
— И ещё одно, чтобы в зале не осталось недосказанного. Челобитная просит вступиться за пять деревень, где комиссии дали слабину. Так вот, проверку всех восемнадцати деревень я завёл сам ещё после муромского дела, ничьей жалобы не дожидаясь, и вы это прекрасно знаете. Аудит шёл по очереди, и до части хозяйств руки пока не дошли. Теперь проверка двинется разом и повсюду. Проверим и казённые оценки, и помещичьи, и работу самих землемеров. Кто чист, тому бояться нечего.
Я выждал, давая залу это проглотить, и ударил в суть.
— А теперь о том, что должно занимать эту Думу куда сильнее. Пятеро помещиков наняли одного из лучших стряпчих Содружества, подали иски на княжеские казённые комиссии и в открытую внесли в княжескую думу жалобу против княжеского указа, — я обвёл бояр взглядом, и шёпот в зале стих. — В том мире, откуда тянутся ваши Бархатные книги, землевладельца помельче за этакую дерзость стёрли бы в порошок, а холопа за слово против барина запороли бы на конюшне насмерть. Здесь за это никого не вздёрнули и по миру не пустили. А прежде чем жалеть истцов, вдумайтесь, чего они добиваются. Они требуют признать их землю прибыльнее, чем оценила комиссия. Земля прибыльнее — арендная ставка выше, а платит эту ставку не помещик, а крестьянин, который ту землю пашет. Выходит, пятеро богатейших дворов наняли самого дорогого законника Содружества не затем, чтобы вернуть отнятое. Отнимать у них нечего. Наняли, чтобы содрать со своих же мужиков побольше, и называют это защитой попранных прав.
Чагин сидел не шелохнувшись, лишь пальцы его чуть стиснули папку.
— Где помещика обидела комиссия, там недополученное вернут по факту, по урожаям и книгам, до последней копейки, — продолжал я, чеканя каждое слово. — А где под вывеской попранных прав попытались нажиться на собственных крестьянах, это увидит всё Содружество. Правы истцы или нет, рассудит суд, а не барская воля и не вспышка княжьего гнева. Вот что такое закон, который вяжет руки и самому князю, — я шагнул к самому краю помоста, и голос мой зазвенел. — Так что выбирайте, господа. Вы и всё дворянство, что смотрит сейчас в эфир. Либо такой закон, либо назад, в тот славный мир, где всё решала сила аристократа на его земле. Третьего не предложу. Вот только моя сила на порядок больше, чем ваша, — металлические предметы в зале завибрировали. — Поэтому думайте хорошенько…
Зал молчал. Молчал и Чагин, и в этом молчании я читал, что укол его прошёл мимо цели.
Уже вечером Коршунов дополнил своё отчёт новыми деталями.
— Пошарили мои ребята по земле, Прохор Игнатич, — сказал он. — Жалобщики ваши — мелкота, и живут врозь. Один другого и в лицо-то не знает, живут по разным княжествам. Сами по себе они в коллективный иск нипочём не сбились бы, а столичного Чагина и подавно не потянули: он один стоит дороже, чем вся их пятёрка выручает за год. Стало быть, кто-то их свёл, заплатил и расписал, кому куда бить. И вот что занятно: давили на всех пятерых, да не дуриком, а с расчётом. Этого деньгой купили, того просто припугнули. А третьего, сдаётся мне, ядрёна-матрёна, держат за глотку старым грешком, про который он и думать забыл.
— Давай подробно про того, кого пугали.
— А пугали его свои же, соседи-помещики, — Коршунов качнул головой. — Нашептали на ухо: «Влез в пилот — Платонов после так и скажет, что ты сам, по доброй воле, согласился, а там и землю заберёт, до последней межи». Помещик-то ваш не дурак и не враг. Он и в цифры верит, и вам верит. А поднимет глаза — кругом соседи, и каждый глядит на него как на иуду, что всё своё сословие продал. Жена ночами не спит, в слезах: «Пустят нам красного петуха под крышу, и куда мы тогда с ребятишками?» — Родион развёл руками. — Так что не в цифрах беда, Прохор Игнатич. Беда, что дворяне боятся соседа крепче, чем вас.
Я отошёл к окну. Услышанное укладывалось тяжело. Страх перед соседом был мне понятнее любой бумажки.
— И напоследок самое лакомое, — прибавил Коршунов, и в водянистых глазах его мелькнул охотничий блеск. — Чагин прежде вёл дела одного белгородского рода. А деньги на нынешнюю авантюру притекли к нему через посредника, через некоего Шкурина, костромского купчишку, что и раньше отметился анонимными подачками недовольным. Прямых улик нет, сходу не подберёшься. Зато рука всё та же. Некий белгородский князь восседает в эфире уважаемым человеком, толкует о судьбе крестьян и о грядущем голоде, а из-под полы оплачивает юридическую возню на чужой земле. Воронья стая над падалью кружит…
— Юсупов, — выговорил я.
— Он самый, — подтвердил Коршунов. — Сам-то рук не марает. Это у него другие в навозе по локоть, а он сверху глядит, да нос платочком прикрывает.
Имя это не было для меня новостью. Гладкое, загодя заготовленное выступление белгородского князя на чужом канале я запомнил ещё тогда и отложил в отдельный ящик.
— Достойный противник дрался бы в открытую, — сказал я, глядя в темнеющее окно. — Этот хоронится за чужими исками и чужими именами. Стало быть, прятать ему есть что не только в методах. Копай под Белгород, Родион. И не под иск, а под самого Юсупова.
— Так точно, — отозвался собеседник. — Капитан Коршунов и не таких лис из нор за хвост вытаскивал!

Глава 12

Вслед за Ковровым в Угрюм пожаловал второй гость.
Князь Игорь Павлович Трубецкой, правитель Покрова, невысокий белобрысый человек с аккуратной бородкой и крючковатым носом. Я помнил его распорядителем той давней дуэли с Архимагистром Крамским, помнил и упорный нейтралитет, в котором он пережидал, пока осядет пыль. Сейчас от прежней выжидательной невозмутимости не осталось и следа. В отличие от ковровского князя этот приехал не с цифрами, а с бедой, что стояла у него поперёк горла. Князь нервничал. Просить он не привык, и каждое слово давалось ему с трудом.
— Я к вам, Прохор Игнатьевич, по тому же делу, что и соседушка мой Иосиф Андреевич, — начал он, отказавшись от предложенного кресла и нервно комкая в руках платок, которым вытирал пот с лица. — И врать не стану, будто сам додумался. Поехал следом за ним. Ковров-то приехал к вам, надо полагать, степенно, с цифрами, как он это умеет, а я вот с ямами на дорогах да с тоской в сердце.
Подобная витиеватая и вычурная речь вызвала у меня ухмылку, что мой собеседник неверно истолковал, как насмешку.
— Вы не подумайте, князь, обычно я солиднее.
— Садитесь, Игорь Павлович, — сказал я. — Разговор, я чую, не на минуту.
Он опустился в кресло, повесив на спинку трость и положив руки на колени, после чего заговорил, глядя то на меня, то в окно.
— Каменные дороги вашего княжества обрываются ровно на моей границе. Дальше идут мои грунтовки, разбитые так, что телега оси ломает. Едет мой купец: до межи шоссе, переехал, а дальше яма за ямой. Он не дурак, считать умеет, — Трубецкой перевёл дух. — Внутренние пошлины между шестью вашими княжествами вы упразднили. Мои купцы платят на каждом въезде и выезде, а владимирские их соседи по той же дороге — ни копейки. Цена пшеницы у вас после слияния рынков просела на четверть, а в Покрове стоит по-прежнему, и народ это видит.
— И это лишь то, что лежит на поверхности, — отозвался я. — Вы бы видели, как увеличился товарооборот, когда мы повысили безопасность на дорогах.
Лицо князя омрачилось.
— Верно… Ваши Стрельцы стерегут деревни, у каждого старосты в избе магофон, патруль является за полчаса. А у моих мужиков разве что почтовые голуби, да ближайший гарнизон — в дне пути от окраинных деревень. В дне пути, Ваша Светлость. В прошлом месяце по тем деревням твари утащили шестнадцать человек, пока мои доскакали.
Он сжал кулак на колене и наконец выговорил то, ради чего ехал.
— Мои люди видят, как ваши живут за границей. Купцы считают, сколько теряют на пошлинах. Мужики знают, что во владимирских деревнях на Стрельцов можно рассчитывать. Мне теперь либо повторять ваши реформы самому, а на это у меня нет ни людей, ни денег, ни знаний, либо идти под вашу руку. Я выбрал второе, князь. Выбрал, пока подданные не выбрали это за меня.
Признаюсь, эта явка с повинной меня слегка обескуражила. К самим присоединениям я давно привык; озадачила прямота, с какой гордый человек продемонстрировал передо мной свою слабость. Полжизни я брал города мечом. Выяснилось, что хватает хорошей дороги и дешёвого хлеба: соседи приходят сдаваться сами и по пути жалуются на ямы. Годы трудов обернулись достатком, а достаток — товар, на который покупатели сбегаются сами. Малые княжества падали мне в руку одно за другим, как костяшки домино, не из страха перед моими полками, а оттого, что князь видел преуспевающего соседа и не желал торчать отстающим анклавом посреди чужого процветания, гниющим клочком на сытой земле.
— За этот месяц вы у меня уже не первый, Игорь Павлович, — заметил я. — Скоро в приёмной придётся раздавать номерки, как у зубного.
Трубецкой не улыбнулся, только сцепил пальцы крепче.
— Есть одна загвоздка, и вы её знаете, — нарушил молчание собеседник. — Покров зажат между вашими землями и Москвой. Князь Голицын может принять это за ваш шаг в его сторону. Мне с Москвой ссориться не с руки, да и вам, полагаю, тоже.
— Дмитрий Валерьянович мне союзник, — ответил я. — Я переговорю с ним прежде, чем мы поставим подписи.
Обещание не было пустым. Я и вправду собирался позвонить ему на днях. И всё же я отметил про себя то, чего вслух не сказал: каждое присоединение сдвигает чашу весов, и однажды Голицын, как ни ровны наши нынешние отношения, может рассудить, что сосед его сделался чересчур велик. Этот час я приближал собственными руками и понимал это трезво.
— Я принимаю ваше предложение, Игорь Павлович, — сказал я. — Условия те же, что и для князя Тюфякина. Магическая клятва верности. Землёй сядет править мой ландграф, наместник с полной хозяйственной властью, но без права передать должность по наследству. Вы остаётесь князем Покровским по титулу и по чести: почёт, голос и дворец ваши. А вся ваша земля входит в мою зону целиком, и на неё распространятся те же блага, что вас так привлекли. Через год ваши окраинные деревни и не вспомнят, каково это — ждать подмоги, не надеясь дожить до рассвета.
Трубецкой выслушал, и плечи его опали, будто с них сняли мешок, что он тащил всю дорогу до Угрюма.
— Простая арифметика, князь, — произнёс он с кривоватой усмешкой человека, что только что признал поражение, но вместо досады ощутил облегчение. — Дружить с тем, у кого Сумеречная сталь, дороги и порядок, выгоднее, чем гордо тонуть в собственной луже. Арифметику эту я давно сосчитал. Решился вот только теперь.
— Считать вы умеете, — отозвался я. — В наше время это не лишнее.
* * *
Доклад о найденном гнезде Бздыхов лежал в ярославском штабе третьи сутки, и за эти трое суток к нему прибавились только две отписки, ровные, будто их кроили одной рукой.
Разведчики наткнулись на гнездо в виде норы на самой кромке, там, где костромские угодья сходились с ярославскими по старой межевой канаве, давно заросшей ольхой. Около полусотни Трухляков и дюжины Стриг; отчётливые признаки роста. Оставленное в покое, гнездо кормится и ширится само: всякая тварь тянет жизнь из всего, до чего дотянется, а загубленная скотина и отбившийся путник через четверть часа встают такими же. Через неделю-другую полусотня обернётся сотней, и тогда деревни около канавы можно списывать заранее. Дозорные сделали ровно то, что им положено: зарисовали, выставили на карте отметку, отправили доклад наверх. Наверх означало в оба полка разом, потому что граница тут считалась спорной с незапамятных времён.
Полковник Дьяков ответил коротко: «Гнездо в костромском секторе, передаю костромичам». Полковник Златоусов ответил не длиннее: «Гнездо в пятистах метрах от ярославской межи, стало быть, забота соседей». Доклад лёг между двумя полками и остался лежать, как мяч, который никто не желает поднимать с земли.
Раньше такой рапорт ушёл бы выше, к самому князю, и мог бы там ждать своей очереди неделю, если Платонов занят чем-то весомее десятка Трухляков. Теперь над обоими полковниками сидел Синеус, и запрос замкнулся на нём.
Он был в Ярославле проездом, с очередным своим визитом, к которым местные офицеры уже привыкли относиться как к неизбежному, хоть и докучливому делу. Утром он успел обойти казармы, к полудню добрался до штаба, а на столе дежурного приметил знакомый листок с двумя отписками. Перечитал, сверился с картой, прикинул расстояния. Прикидывать особо было нечего. От ближайшего ярославского опорного пункта до канавы выходило километров девять по сносной дороге, от костромского — добрых тридцать через раскисший просёлок.
Синеус выгреб из кармана потёртую монету и пустил её гулять по костяшкам, перекидывая с пальца на палец. Думал он вовсе не про монету.
Три дня… Три чёртовых дня двое седоусых вояк пинали друг другу простейшую задачу, и за эти три дня гнездо набирало силу, а не так уж далеко от канавы в деревне спали люди, не подозревавшие, что их жизнь — заложница чужого упрямства. Рубеж, который полковники так доблестно держали, никто и не думал атаковать. Воевали они храбро и исключительно друг с другом.
Синеус знал за собой эту черту и давно перестал с ней спорить. Кто-то назвал бы его скорым на руку. Трувор, к слову, и называл. «Храбрость есть, мудрости нет» — так старший брат припечатывал его ещё тысячу лет назад, и говорил это с холодной убеждённостью человека, считавшего мудростью лишь то, что придумал сам. Трусость Трувор путал с осторожностью, расчёт — с холодностью, а всякую горячность в других мерил по себе и неизменно находил её недостаточно рациональной.
Синеус загнал монету в кулак. Он не лез в драку раньше срока. Он три дня держал руки в карманах, давая двум полковникам шанс договориться, как договариваются взрослые мужики. Вот только он просто не умел стоять и смотреть, как драка тянется дальше нужного, когда люди уже начали гибнуть оттого, что двое упрямцев не поделили зону ответственности на бумаге. Вот и вся его хвалёная мудрость. Не книжная, не выстраданная над свитками. Простая нетерпимость к тому, чтобы кто-то умирал из-за чьей-то спеси.
Решение он принял за минуту. Поднял дежурного, велел поднимать роту из ярославского опорного пункта, ту самую, что стояла ближе всех к гнезду. Облезлый караульный пёс увязался за ним до коновязи, и Синеус, садясь в седло, потрепал его за ухом прежде, чем кивнул вестовому. Пёс, к слову, определил во дворе старшего быстрее, чем это сделали два полковника за трое суток переписки. У него, по крайней мере, имелся нюх, а не сектор ответственности.
— Передай Дьякову, — обронил он, разбирая поводья, — командующий забрал его роту и пошёл вычищать спорный участок. Если полковнику любопытно, чем заняты его люди, дорогу он знает.
Дьяков нагнал колонну ещё на выезде из города. Грузноватый, с румяным лицом, он трясся в седле с видом человека, которого выдернули из-за стола в самый неподходящий час. Остаться в стороне он не мог, и оба это понимали. Когда твоей ротой командует приезжий, ты либо едешь следом, либо признаёшь, что рота вовсе не твоя. Дьяков выбрал первое, и Синеус мысленно поставил ему за это маленький плюс, не сказав, разумеется, ни слова.
К канаве вышли засветло. Гнездо выдавало себя задолго до того, как показалось из-за ольшаника. Первыми пропали птицы. Лес стоял глухой, без единого щелчка, без шороха в подлеске, будто всё пернатое и мелкое снялось с этих мест разом. Потом навалилась духота, тяжёлая и стоячая, какой не бывает на открытом ветру. Трава вдоль межи пожухла, стволы ольхи почернели, словно кору прихватило изнутри, а краски кругом будто кто-то приглушил, согнав с них живое. В канаве, несмотря на летнюю жару, стояла вода под коркой льда. Стыло и железо: и стремя под сапогом, и пряжка ремня тянули холодом, какого не нагоняет никакой морозец. Тянуло затхлым духом, что держится лишь там, где побывали твари. Кое-кто из молодых уже переминался и косился назад, на дорогу: гнездо давило не только на грудь, но и на само нутро, нашёптывало, что разумнее повернуть и уйти. Это нашёптывание Синеус знал давно и в грош не ставил. Он остановил роту в полусотне шагов, спешился и быстро прошёлся взглядом по местности, раскладывая её на тактические элементы, как раскладывал тысячу раз прежде.
Героизма он не любил и не терпел в подчинённых. Героизм — это почти всегда реакция на плохо спланированную операцию, когда командир что-то прохлопал, и теперь людям приходится красиво умирать, чтобы прикрыть его промах. Копни любое геройство поглубже, и под ним непременно обнаружится чей-то недосмотр, как правило начальственный и, как правило, оплаченный жизнью не того, кто его допустил. Куда больше Синеус ценил скучную, выверенную работу, после которой все возвращаются домой и наутро бранятся из-за подгоревшей каши.
— Первый взвод в оцепление, по дуге, — заговорил он ровно, прорезая воздух ладонью. — Замкнуть гнездо, чтобы ни одна тварь не ушла в поле. Пулемёт на бугор, простреливаемым сектором на яму: Трухляки полезут наверх, вот и скашивайте их очередями, пока не очухались. Второй взвод со мной, обойдём сбоку, в сектор Трещотки не соваться. Трухляков, до которых пулемёт не дотянется, добиваете клинком, бейте в голову. Стриги другое дело: после Трансформации они быстрые и живучие, в одиночку с такой не сладить, потому беру их на себя. Заметили Стригу, кричите, в упор к ней не суйтесь. Огнемётчики жгут только по моей команде, не раньше.
Огнемётчики появились в рядах Стрельцов три месяца назад — Арсеньев с Сазановым по запросу брата несколько недель колдовали над схемой, пока не вышла инфернальная машинка, которая не взрывалась при первом же выстреле. Бастионовские технологии, облачённые в ранцевый корпус, который мог нести обычный боец без магического усиления. Против Бездушных огонь работал на удивление хорошо, любо дорого смотреть.
Синеус продолжил:
— Третий взвод в дозор: твари такого пошиба нередко держат часть стаи поодаль, про запас, и на небо поглядывайте — не забывайте про Летунов. Раненых волоком за линию, без глупого геройства. Вопросы?..
Вопросов не последовало. Десятники переглянулись, и в этих взглядах Синеус прочёл не доверие, для доверия требовалось время, а понимание, что человек напротив говорит на понятном им языке.
Дальше пошла та самая работа, ради которой он и существовал. Трухляки полезли из ямы вяло, ещё не набравшие силы, и пулемёт с бугра скашивал их прежде, чем они находили цель. Стриги оказались проворнее. Одна метнулась на правый край оцепления, и Синеус встретил её сам, шагнув наперерез. Правая кисть его на ходу обернулась оружием: из кулака выметнулось зазубренное костяное лезвие и вошло точно под надкостный гребень твари, в узел нервных нитей. Кость слушалась его ярости быстрее, чем голова успевала отдать приказ.
Вторая Стрига достала-таки его когтем по предплечью, распорола рукав и кожу. Синеус ругнулся сквозь зубы, крутанул кистью, вытянул лезвие длиннее и снёс твари голову одним махом. Кость втянулась обратно под кожу, а на саднящую рану он не глянул вовсе. Под рукавом уже стягивало края пореза. Ещё одна царапина, которая не оставит даже шрама на память. Обидно: воюешь, воюешь, а похвастаться нечем. Это он привык прятать от чужих глаз и спрятал теперь, прижав локоть к боку.
Гнездо выжгли за четверть часа. Огнемётчики прошлись по нему дважды, до белого пепла, чтобы из этого пепла уже никто не поднялся. Дозор третьего взвода и впрямь перехватил отбившегося Трухляка в ольшанике, шагах в трёхстах, и положил его без шума. Когда дым осел, Синеус пересчитал своих. Двое с порезами, один отделался испугом, вот и всё. Ни одного двухсотого.
Бойцы уже ковырялись в пепле, доставая мелкие, в горошину, кристаллы Эссенции. Дело привычное, грязное, без всякой красоты. Синеус выбил сигарету, чиркнул спичкой и затянулся, глядя, как Стрельцы складывают добычу в ведро.
В этот самый миг на просёлке показалась костромская рота.
Златоусов ехал впереди, жилистый, длиннолицый, с пышными усами, и по тому, как лениво он восседал в седле, видно было, что гнать людей всю дорогу он не собирался. Рота подтянулась к выжженному гнезду, когда от него остался один пепел да ведро с Эссенцией. Полковник спешился, обвёл взглядом картину, задержался на ярославцах, собирающих трофеи, и усмехнулся в усы.
— Скоры вы, барон, на подъём — протянул он, не пряча насмешки. — Я гляжу, тут уже и прибрано, и подметено, — он кивнул на ведро. — А чего звали-то? Любой дежурный офицер принял бы то же решение: рота под рукой, гнездо под носом, иди да жги. Для эдакой премудрости нам генерал из столицы без надобности.
Дьяков, стоявший поодаль, чуть отвернулся, пряча лицо. Бойцы притихли, навострив уши, как делают солдаты всегда, когда начальство принимается мериться авторитетом на людях.
Синеус не спешил. Затянулся, подержал дым в груди и выпустил его вбок, в стылый воздух.
— Совершенно верно, полковник, — спокойно согласился он. — Любой мог. Десяток офицеров в двух полках мог, — барон стряхнул пепел. — Однако за три дня никто не сподобился. Знаете, в чём разница между «мог» и «сделал»?..
Он выпустил вторую струйку дыма и посмотрел Златоусову прямо в глаза.
— В том, что я взял и сделал. За этим я тут и нужен. Не затем, чтобы учить вас жечь Трухляков, этому вас выучили без меня, а затем, чтобы гнездо не дозревало трое суток, пока двое уважаемых людей обмениваются отписками.
Костромской хотел было что-то возразить, но Синеус не дал ему вставить и слова, лишь продолжил, уже жёстче, давя не голосом, а очевидностью.
— И вот ещё что меня занимает, полковник. Трое суток вы уверяли, что участок не ваш, что это забота соседей. Отписываться вы вправе, допустим, — он повёл рукой в сторону костромских Стрельцов, выстроившейся за спиной Златоусова. — Только потом снялись с места и пригнали сюда целую роту через тридцать километров грязи. К шапочному разбору, заметьте. Либо участок ваш, и тогда нечего было трое суток отписываться, либо не ваш, и тогда какого лешего ваша рота торчит на чужой меже? Столько народу на одно гнездо — это не подмога, а толкотня. И пока пока ваши бойцы месили грязь сюда, кто прикрывал тот край, откуда вы их сдёрнули?..
Златоусов снова попытался вставить слово, и снова ему не дали.
— Хотя что тут гадать. Я вам сам скажу, как было. Прослышали вы, что командующий своей волей пошёл на спорный участок, и кинулись поспеть к раздаче. Проявить, так сказать, инициативу. Утереть нос разом и мне, и Дьякову, явиться героем. Замысел недурён, полковник. Да только хороша ложка к обеду, а вы поспели аккурат к остывшему пеплу. Раньше надо было. Ровно на те трое суток, что вы просидели, готовя отписки.
Тишина повисла плотная. Полковник открыл рот и закрыл, надменность сползла с длинного лица, и краска медленно поползла от ворота к щекам. Синеус понял, что попал в точку: возразить было нечего, любой ответ выходил против самого офицера. Тот промолчал, и в этом молчании читалось всё, в чём он не сознался бы и под присягой.
Ярославский полковник Дьяков тоже молчал, но молчал иначе, без прежнего пренебрежения и без выжидания. Он смотрел на выжженное гнездо, на ведро с Эссенцией, на своих бойцов, вернувшихся с дела целыми, и что-то в его румяном лице выдавало глубокий мыслительный процесс.
Синеус докурил, затоптал окурок каблуком и направился к лодаши. Завоёвывать этих двоих предстояло ещё долго, рапорт за рапортом, дело за делом. Сегодняшнее было лишь первой зарубкой, зато первой настоящей.
* * *
В то утро Прасковья поняла, что мужа она потеряла, ещё не догадываясь, куда именно.
Гордей Саввич отодвинул тарелку с печёной телятиной, к которой не притронулся, и Прасковья замерла с половником над горшком. Телятину он любил всю жизнь, требовал её на именины, нахваливал её соседям так, что те краснели за свой стол. Последние месяцы мясо он не ел вовсе. Не объяснял, не отговаривался постом или больным животом, просто молча отодвигал тарелку, будто там лежало что-то несъедобное.
Три года назад муж вступил в какое-то общество. Названия Прасковья не знала, спрашивать было не принято, да и сам Гордей о нём помалкивал. Знала только, что общество это собирает людей с деньгами и связями, что муж платит туда взнос и время от времени ездит на церемонии в подмосковные усадьбы. Первые два года она радовалась за него. Гордей возвращался оживлённый, привозил подарки, сыпал именами, от которых у неё захватывало дух, рассказывал про потрясающих важных людей, с которыми теперь на короткой ноге. Пушниной он торговал ладно, будучи купцом первой гильдии, и общество это поначалу казалось ей удачей, выпавшей семье на старости лет.
Перемена подкралась незаметно, как осенний холод. Где-то с год назад Гордей сделался замкнутым. Перестал хвастаться, привозить подарки и рассказывать про поездки. Стал пропадать на несколько дней, а однажды вернулся с туго перевязанной правой рукой и на все её расспросы отрезал, что зацепился за гвоздь. В этот гвоздь Прасковья не поверила сразу.
По ночам муж стал просыпаться. Поднимался тихо, чтобы не разбудить, уходил в кабинет и сидел там при одной свече до рассвета. Прасковья как-то заглянула украдкой и увидела на его столе раскрытую записную книжку, исписанную чужими знаками. Спирали, вписанные одна в другую, без конца и начала, и рядом слова на языке, которого она не знала и который не походил ни на немецкий, ни на польский, ни на что слышанное ею за пятьдесят лет жизни. Гордей сидел над книжкой, шевеля губами, и не заметил её в дверях.
А потом она увидела ладонь.
Случилось это буднично, за столом, когда муж потянулся за солонкой и рукав задрался. На правом запястье, том самой, которую когда-то стягивала тугая повязка, темнел рубец. Не порез и не ожог от печной заслонки, какие случаются у любого хозяина. Ровная спираль, выжженная под кожей, янтарно-красная, словно в глубине тлел уголёк, не желавший гаснуть. Прасковья засмотрелась на неё дольше, чем следовало, и Гордей перехватил её взгляд. Медленно опустил руку, пряча отметину. Лицо у него в этот миг было не злое, а испуганное. Так пугается человек, которого застали за чем-то запретным.
Вечером она всё-таки решилась.
— Гордей, — нервно начала она, собирая со стола, — что у тебя на руке? И не говори мне эту чушь про гвоздь, я тебя двадцать лет как облупленного знаю!
Муж не поднял глаз от чашки.
— Это мужские дела, Прасковья, — выговорил он ровно, чужим голосом. — Ты не поймёшь. Не лезь.
Прежде он так с ней не разговаривал. За двадцать лет под одной крышей между ними не выросло ни единой стены, сквозь которую не пробились бы ни ласка, ни ссора. Теперь стена встала разом, гладкая и глухая, и Прасковья поняла, что биться в неё бесполезно.
Она пошла к Кондрату Лукичу, давнему приятелю мужа, который состоял в том же обществе и не раз сиживал у них за столом. Застала его в лавке, отозвала в сторонку, рассказала про бессонницу, про мясо, про спираль на ладони. Кондрат сперва отшутился, замахал руками, дескать, бабьи страхи, у Гордея печень пошаливает, оттого и мясо не идёт. Шутил он, однако, всё неувереннее, а к концу разговора и вовсе посерьёзнел. Наклонился к ней близко и заговорил тихо, почти не разжимая губ.
— Прасковья, послушай меня один раз. Не копай. Серьёзно тебе говорю. Забудь, что видела этот шрам. И никому не рассказывай. Ни-ко-му. Ни попу, ни соседке, ни дочери. Поняла?
Это не было угрозой. Угрозу Прасковья распознала бы, на своём веку наслушалась. Это был страх, такой же, какой плеснул в глазах у мужа над солонкой. И, договаривая, Кондрат Лукич машинально прижал свою правую руку к боку, точь-в-точь как Гордей. Прасковья глянула на чужое запястье, и под сердцем у неё похолодело.
У него тоже?..
Через неделю Гордей собрался на очередную церемонию. Сказал, что вернётся к среде. Не вернулся. Не было его и в четверг, и в пятницу. Прасковья извелась, обзвонила знакомых, дошла до того, что хотела бежать в полицию, но вспомнила про «ни-ко-му» и осеклась.
Он вернулся на четвёртый день, под вечер. Точнее, вернулся кто-то, безупречно похожий на её мужа, но вовсе не он.
На пороге как будто бы стоял Гордей Саввич, в той же одежде, с той же бородой, и снимал сапоги, как снимал тысячу раз. Двадцать лет она вбивала в него привычку обмётать их о половик, прежде чем ступить на чистый пол, и, выходит, вбила накрепко: даже то, что вернулось вместо мужа, ноги вытерло. Только глаза у него были стеклянные. Двигался он чуть медленнее, чем прежде, будто между желанием и движением вставала лишняя секунда. Говорил привычные слова: про дорогу, про усталость, про то, что соскучился, но интонация была плоская, равнодушная, как у человека, читающего вслух заученный текст.
Он обнял жену, и руки его сквозь платье ощущались ледяными, словно он простоял на морозе без рукавиц весь день. Муж улыбнулся ей. Губы растянулись правильно, обнажили зубы, но улыбка не дошла до глаз. Те остались мёртвыми, без той тёплой искры, по которой она узнавала Гордея в любой толпе. Такие глаза она видела однажды у мертвеца на отпевании, и тогда они напугали её до дрожи, а теперь смотрели на неё с лица, которое она любила.
Прасковья накормила его, уложила, с дрожью легла рядом. Среди ночи проснулась оттого, что место рядом было пустым и холодным.
Из-под двери кабинета пробивался свет свечи. И ещё оттуда шёл звук, от которого волосы на затылке встали дыбом. Шёпот. Многоголосый шёпот на том самом чужом языке из записной книжки, будто за тонкой дверью говорили разом несколько человек, хотя в доме, кроме них двоих, не было ни души.
Прасковья поднялась, прошла босиком по холодным половицам и остановилась у двери, не решаясь её толкнуть. Шёпот оборвался. Разом, на полуслове, словно кто-то зажал ладонью десяток ртов. Наступила тишина, такая плотная, что Прасковья слышала собственное сердце. А потом из-за двери раздался голос мужа. Нормальный, тёплый, тот самый, который она знала двадцать лет.
— Ложись спать, дорогая. Всё хорошо.
Она постояла ещё мгновение, повернулась и вернулась в постель. Натянула одеяло до подбородка, закрыла глаза. Сон не шёл. Она лежала в темноте и знала всем своим существом, что всё совсем не хорошо. Только не могла подобрать слов, чтобы назвать, что именно стряслось с её домом и с её мужем. Для такого слов вообще не придумали.
* * *
В Гаврилов Посад я заехал между двумя другими делами, и встретил меня уже привычный подземный гул работающего Бастиона.
Максим Арсеньев, технический директор производства, провёл меня по верхним цехам, разложив на ходу сводку. Линии шли ровно, без простоев, по всем трём направлениям, ради которых мы вообще ввязались в эту затею: лекарства, лабораторное оборудование и усиление бойцов. Я слушал внимательно, потому что цифры были хорошие, а к хорошим цифрам у меня выработалась здоровая подозрительность.
Главное, впрочем, Арсеньев изложил чисто. Александр Зарецкий, наш главный технолог, отладил процедуру усиления для чужеземных бойцов, что присылали к нам правители со всего света, до состояния часового механизма. Чужаки проходили курс, возвращались домой втрое сильнее, чем уезжали, потерь не было ни одной. Правители, по словам Максима, не верили своим глазам, получая обратно гвардейцев, которых отдавали нам обычными людьми. Майор Веремеев со своей стороны навёл такой порядок, что ни один заезжий боец не совал нос дальше отведённого ему крыла, не шнырял по техническим уровням и не подходил к местам, куда подходить не следовало. Иными словами, всё работало отменно.
— Стало быть, жалоб у тебя ко мне нет, — подытожил я, когда мы вышли из цеха в коридор, где можно было говорить, не перекрикивая станки.
— Никаких, Ваша Светлость. — Арсеньев замялся, потёр шею, и я отметил эту заминку, потому что человек он был не из тех, кто мнётся. — Есть, правда, одно… не жалоба, а так. Один из наших минских технарей, из тех, кого вы из подвалов вытащили, всё ходит и просит о встрече с вами. Уши мне прожужжал. Говорит, идея у него. Большая, говорит, идея. — Арсеньев пожал плечами, — мне не рассказывает. У нас тут после подвалов половина с большими идеями ходит. Но этот хоть моется и спит по ночам, стало быть, может, в его идее что-то и есть.
Большая идея от человека, которого четыре года продержали в подвалах Бастиона. Это могло оказаться чем угодно, от глупой блажи до самородного золота. Я давно усвоил, что отмахиваться от таких не стоит. Иные из лучших моих находок начинались ровно с такой вот заминки подчинённого.
— Веди, — сказал я.
Человека, которого привёл Арсеньев, я узнал почти сразу. Манфред Фишер, помогавший монтировать и калибровать генератор моего Бастиона. Невысокий, сутулый, он вошёл боком, будто извиняясь за то, что занимает место, и смотрел не на меня, а вниз — на собственные руки, на пол, на стол. Очки с толстыми стёклами увеличивали глаза. Пальцы пестрели вечными чернильными пятнами, которые не отмываются у тех, кто всю жизнь чертит. Редкие светлые волосы он аккуратно зачесал набок.
Фишер мял в руках свёрнутые трубкой чертежи и долго не решался заговорить. А когда заговорил, начал не с дела.
— Я хотел поблагодарить вас, — выговорил он с лёгким остзейским выговором, всё так же глядя в стол. — За семью. Жена и дочь приехали из Риги. Я не верил, что увижу их снова. Четыре года не верил. А вы… вы сдержали слово.
Я кивнул. Семьи я обещал им всем, кто пойдёт ко мне на честную службу, и обещание это вытащить из-под носа у немецких и ливонских властей оказалось делом нелёгким. Коршунов провернул его через посредников, потратив не один месяц, и я был доволен, что капитан не подвёл.
— Я же обещал, — ответил я просто. — А теперь говори, с чем пришёл. Арсеньев сказал, у тебя идея.
Фишер сжал свои чертежи ещё крепче и не развернул. Я видел, как ему трудно. Человек явно слишком долго рисовал что-то в стол, для себя, потому что больше было не для кого, и отвык от мысли, что его станут слушать.
— Покажи, — сказал я мягче.
Он разложил листы на ближайшем верстаке, разгладил ладонью загибающиеся углы. Я склонился над ними. Две параллельные полосы, уложенные на поперечные брусья, я узнал сразу: точь-в-точь такие рельсы со шпалами тянулись у меня в шахте Сумеречной стали, и по ним рудокопы гоняли вагонетки с породой. Закраины на колёсах, не дающие сойти с пути, тоже были знакомы. А вот то, что стояло на этих рельсах, в шахте я не встречал. Громоздкая металлическая туша, и внутри неё угадывался двигатель. Вычерчено всё было с той дотошностью, какая бывает у человека, рисовавшего одно и то же годами, оттачивая каждый узел и каждую заклёпку, потому что чертёж был единственным окном из его подвала.
— Рельсы и вагонетки мне знакомы, такие у меня в шахте лежат, — озвучил я, постучав пальцем по чертежу. — А вот это что за зверь? У меня вагонетки катают по рельсам руками да лошадьми.
— В этом вся соль, Ваша Светлость, — Фишер заговорил, и голос его, поначалу тихий, начал твердеть. — Это тягач. Я называю его тепловоз.

Глава 13

Слово он произнёс и тут же пояснил, видя, что оно мне ничего не говорит.
— Самоходная машина с двигателем внутреннего сгорания внутри, как у грузовика. Она идёт по рельсам сама и тянет за собой не одну вагонетку, а длинную сцепку из больших вагонеток. Я называю их «Wagen», э-э, «Вагоны». А всё вместе… «обоз»?.. — он задумчиво потёр кончик носа. Вот, только обоз без лошадей и по железу. Хм, караван?.. Нет, тоже не подходит. Как у вас зовут торжественный выезд — длинную череду повозок? Свадебный поезд, кажется?.. Вот, «поезд»! Только этот возит не невесту, а руду и полки от города до города.
Я молчал, прикидывая. Мысль была проста, оттого её и оказалось непросто ухватить целиком. Вагонетки в шахте я видел тысячу раз и ни разу не задумался, что выйдет, если такой путь вытянуть на сотни километров, а вместо лошади поставить тянуть состав машину.
— Велик ли прок от железа на таком большом отрезке? — спросил я. — Грунтовка или даже шоссе под обычный грузовик обходится дешевле.
— Положить рельсы и впрямь дороже грунтовки, Ваша Светлость, зато возить по ним дешевле некуда, — отозвался Фишер, и уверенности в нём прибавилось. — По гладкому железу катить во много раз легче, чем по грунту, оттого и груз идёт несравнимо больший. Я видел ваши тракты, пока мы ехали сюла. Грузовик тащит от трёх до двадцати тонн полтора дня и жрёт горючее, требуя ремонта, а также еды и гостиницы для водителей и охраны. А одна такая сцепка по рельсам увезёт триста тонн за четыре часа. Разница не в разы, а на порядок.
Он перевёл дух и добавил тише:
— Это ведь не первый мой чертёж. Я рисовал такие давно, годами. Бирман называл это мечтой без адресата, — застенчиво пробормотал собеседник.
Затем осмелел и заговорил быстрее, увлечённо.
— Окупаемость такой линии — два-три года. А если мыслить шире… — Манфред выпрямился, впервые подняв на меня глаза. — Не одна линия. Сеть. Рельсовые пути, что свяжут крупнейшие города. Тягач тянет за собой длинный поезд вагонов, и по ним текут товары и люди. Не нужны больше грузовые конвои с их грабительскими ценами, не нужны недели в дороге. Скорость и отдача вырастают так, что нынешние перевозки начинают казаться телегой рядом с корветом.
— Откуда взял? — спросил я. — Сам додумался или подсмотрел где?
— И то, и то. — Он чуть улыбнулся, неловко. — Сама мысль о локомотиве, о тягаче, что катит состав по рельсам, стара, Ваша Светлость. Её придумывали задолго до меня и не единожды. Самый первый её вид — паровоз. Котёл, топка, пар вместо двигателя. За паровозы брались в разные века, чертили, строили опытные машины, кое-где пускали их по коротким заводским веткам. И всякий раз дело глохло.
Он качнул головой и развёл руками.
— Рельсы дороги, а вести их некуда. При нынешней раздробленности земель ни одна длинная линия не окупалась: проложишь тридцать километров и упрёшься в чужую границу. Оттого паровоз и заглох, едва народившись. Машина была недурна, да приткнуть её оказалось некуда: ни смысла, ни цели.
Я слушал, не перебивая, и вёл взглядом по чертежу, по металлической туше на рельсах.
— Я и взял ту самую старую паровозную мысль за основу, — продолжил Фишер твёрже, — да выбросил из неё котёл с углём. Тот двигатель внутреннего сгорания, о котором я уже сказал, проще паровозного котла: ему не нужны ни вода, ни угольные склады вдоль всего пути, ни кочегары у топки. Принцип же остался прежний, локомотив тянет за собой длинную вереницу вагонов по железу. В Европе и сейчас есть такие короткие пути, почти игрушечные, в пяток километров. Связывают шахту со складом, рудник с пристанью. Только ходят по ним не поезда, а самоходные тележки с двигателем, автомотрисами их зовут. Ползают туда-сюда. — Фишер снова развёл руками. — А вырастить это, сделать большим, связать рельсами не шахту со складом, а город с городом — на такое за все века никто так и не замахнулся.
Н-да… Дайте умному человеку подвал, чернила и четыре года одиночества, и он либо тронется умом, либо изобретёт железную дорогу. Фишер, судя по чертежам, успел отчасти и то и другое.
Слушая его, я думал вовсе не про окупаемость.
Я думал про человека, у которого отняли годы, заперли под землёй и едва не отняли последнее, что у него оставалось, — жену и дочь. И всё это время он чертил поезда: в подвале, при скверном свете, в стол, без малейшей надежды, что кто-нибудь однажды развернёт эти листы и охватит разумом задуманное. Поезда держали его на плаву, когда держаться было больше не за что. Я смотрел на чертёж и видел транспорт. Он, выводя те же самые линии, мечтал о чуде, которое увековечит его имя и принесёт огромную пользу людям.
А потом во мне умолкло человеческое и заговорило государево. Трамваи в Московском Бастионе я видел своими глазами, эти обтекаемые серебристые вагоны на рельсах под проводами; видел и вагонетки в собственной шахте, да только смотрел на то и на другое как на дело привычное, не давая себе труда свести их в одно. А тут сутулый рижанин разложил ту же мысль, доведённую до её логического конца, и я разом охватил весь размах.
И первым делом я понял, почему до сих пор не легло ни одной такой железной нитки. Додумывались до неё, как и сказал Манфред, многие. Беда была не в скудости ума, а в том, что под всяким, кто примеривался всерьёз, разверзалась одна и та же яма.
Раздробленность земель, на которую напирал Фишер, была лишь верхним уровнем этой ямы. Ни один купец в здравом уме не закопает состояние в полотно, чья окупаемость висит на настроении пятерых правителей разом: нынче сосед пропустил твой состав, назавтра задрал пошлину втрое или запер межу из-за пустяковой обиды. Пять князей не сговорятся, который нынче час, а тут от них требовалось столковаться о ширине колеи. Это рижанин понимал и со своего чертёжного табурета.
А глубже шло то, что открывается лишь сверху, с престола, и чего ему было не разглядеть. Безопасность добивала остальное: Бездушные разносят всё, что не охраняется, и разбитую грунтовку приведёшь в порядок за день, а рельсовый путь — вряд ли. Караулить пришлось бы каждый километр, и охрана путей встала бы дороже их самих.
Поверх лёг страх: тракты между княжествами держат в гнили не по лени, многие правители нарочно не дают им просохнуть, чтобы вражье войско вязло в распутице, ведь железная дорога перебросит чужие полки к столице за считаные часы. Расчёт по-своему здравый. Войско в распутице и впрямь увязнет, спору нет, а с ним увязнут хлеб, почта, лекарь и сам стратег, едущий на минеральные воды, о чём военные трактаты деликатно помалкивают.
Где не хватало и этого, добивала простая ненадобность: внутри крохотного удела грузопоток так скуден, что управляются и обычные грузовики. Последним рубежом стоял разрыв в умениях. Турбины, электрика, рельсы, двигатели, автомотрисы лежали по разным углам мира, у Бастионов, и те делиться не спешили: слабого проще держать в узде. Техника, выходит, давно существовала, только разобранная на куски и раскиданная по свету. Не хватало лишь одного: того, кто стянет куски воедино, и земли, на которой это можно построить.
Те самые причины, что веками держали других за горло, ко мне были неприменимы.
Раздробленность? Уже восемь княжеств под одной рукой, и маршрут от первого километра до последнего ляжет по моей земле, без чужих застав и чужих пошлин. Безопасность? Девять тысяч Стрельцов Синеуса, осуществляющих регулярное патрулирование, а при нужде сами Стрельцы сядут в те же вагоны и поедут вместе с грузом, охраняя его на ходу. Страх перед вторжением? На маршруте внутри моих земель у меня нет врагов, всё своё. Грузопоток? Сумеречная сталь, продукция Бастиона, лекарства, алхимия, оружие — туда, а хлеб, текстиль, металл — обратно; этой жилы хватит, чтобы дорога окупилась с лихвой.
Сошлось всё разом, к одному. И чертёж, который сутулый рижанин годами вынашивал, сам не зная, кому однажды его покажет, отыскал наконец и хозяина, и землю под колёса.
Яма мне не грозила, и теперь весь размах чужой идеи предстал передо мной во всём своём великолепии. Я уже считал, но не деньги, их будем считать позже. По такой железной дороге потечёт всё, на чём держится держава. Главное же, условный полк Стрельцов, что прежде неделю месил распутицу, доберётся до крупного гнезда Бездушных на другом конце княжества за считаные часы, а следом за ним пойдут припас и подмога. И вырастет всё это прямым продолжением московской диковинки, той самой, на какую у соседей ума достало только глазеть.
А ещё дорога приберёт тех, о ком пока не думает никто. Земельная реформа, которую я готовил, даст крестьянам волю, а заодно вышибет у многих изо рта кусок хлеба. Пока мужик ходил крепостным, барин давал ему надел и худо-бедно кормил. Освободи его, и тот же аристократ волен не брать вчерашнего раба в арендаторы вовсе: свободному надо платить, а лишний расход никому не мил. Часть господ попросту сгонит ненужные рты со своей земли. Тяжелее всех придётся дворовым да безземельным: они и пахать-то не умеют, только прислуживать, и податься им будет некуда. На воле окажется прорва народу, без земли, без работы и без единой причины любить новый порядок. А такая прорва идёт либо в разбой, либо в бунт, либо под чужое знамя, едва его поднимут. Дорога же глотает этих людей тысячами и возвращает их государству не озлобленным сбродом, а артелями при жалованье и деле. Так гасят бочку с порохом, пока к ней не поднесли фитиль.
Дальше шла выгода чище любого налога. Нынче груз через княжества тянут грузовые караваны и владельцы их дерут с купца три шкуры на каждом перегоне. Дорога подрежет этот промысел под корень, а фрахт и пошлины потекут не в чужой карман, а в мою казну. И Артёму Стремянникову будет где развернуться: что катится по рельсам, то на виду, то сочтено и обложено налогом. А где пролёг дешёвый и быстрый путь, там цена на всё падает разом. Соседние князья, оставшись в стороне от такой сети, начнут проигрывать в каждой сделке, и первыми взвоют не они, а их собственные купцы. Те прибегут к своему государю и станут требовать одного: пусти дорогу, договорись с владимирским соседом, иначе разорение. Рельсы сделают то, чего не добьётся ни один полк. Они без единого выстрела втянут несговорчивых под мою руку, поманив их же выгодой.
Я не обольщался: у всякой такой золотой жилы есть и оборотная сторона. Рельсовая нитка — мишень жирная и неподвижная. Значит, дорогу мало проложить, её придётся стеречь по всей длине и стеречь крепко, а иные ветки, может статься, и держать в тайне. И само строительство — не подарок. Полотно ляжет хоть и внутри моего княжества, но через чужие угодья, а это драка с собственной знатью: всякий обедневший голопузый боярин, который ещё вчера ел несолёную репу на обед и ужин, вцепится в свои земли, как клещ. Ещё бы, такая возможность заработать, содрав с князя компенсацию. Да и армия землекопов, сбитая в артели, — палка о двух концах. Обойдись с ними дурно, недоплати, и те же тысячи рук, что клали рельсы, завтра перекроют их и сядут поперёк пути.
Я разогнул спину над чертежом. Фишер вцепился в край верстака и следил за моим лицом так, как глядят на врача, который вот-вот назовёт окончательный диагноз.
Карандаш я забрал у него из пальцев. Двигатель был хорош: обычный, внутреннего сгорания, без выкрутасов, ровно такой, какой и нужен для дела, но можно было улучшить и его… Я провёл к нему рунный контур, узел за узлом. Ровно то, как я улучшал генератор в сердце нашего Бастиона. Трувор обожал такие сцепления, тонкие, как паутина, и крепкие, как плетение кольчуги. Под моей рукой они легла на бумагу сами собой.
— Гляди, — грифель не отрывался от листа, — контур замкнутый, вот тут и тут. Даст около трети к отдаче и срежет расход. Руны я нарочно посадил на вторые роли: тягу несёт сам двигатель, на горючем, а обвязка с Эссенцией только помогает. Ты помогал калибровать Бастионный генератор, где всё держится на рунном питании, а без него мертво. Тут у меня наоборот.
Я постучал карандашом по контуру.
— Повредят тебе руны в бою, растрясёт кристалл на стыках шпал, и двигатель не сдохнет. Поползёт дальше простым тепловозом, на одной солярке. Сдаёт помалу, а не валится замертво.
Манфред смотрел на правку и молчал. Глаза за толстыми стёклами заметались: на меня, на лист, снова на меня, будто он не доверял собственным зрачкам. И пальцы его задрожали, впервые за весь разговор не от страха.
— Тепловоз, значит… — повторил я, пробуя на язык чужое слово. — Назови хоть самоваром на колёсах. Лишь бы вёз.
Фишер не понял, шучу я или нет, и на всякий случай не улыбнулся.
— Тащи всё, что есть, — карандаш вернулся в его ладонь. — Расчёты, выкладки, чертежи. Будем думать, как это всё строить…
* * *
Третьи сутки кабинет Синеуса напоминал склад трофеев, в котором никто не удосужился навести порядок. Барон Пожарский работал урывками, валясь спать на узкую койку в углу на час-другой, когда буквы начинали расплываться, и снова поднимался к столу. Стол был завален бумагой: патрульные сводки в шести разных форматах, рапорты егерей, обрывочные показания местных охотников, записанные на чём попало, его собственные заметки, набросанные за две недели объезда полков. Каждый клочок по отдельности не значил ничего. Никто и никогда не пробовал сложить их вместе. И по самой почтенной из причин: каждый полк свято верил, что общую картину держит в уме сосед.
Синеус делал именно это. Из груды разрозненных кусков он собирал то, чего прежде не существовало ни в одной из земель центральной части Содружества: единую карту угроз сразу по всем семи… восьми, чёрт возьми, княжествам, что собрались теперь под одной рукой.
«Брат, да ты прекратишь подкидывать мне работу⁈» — мелькнула у него мысль, и Пожарский усмехнулся в пустом кабинете. Хродрик глотал княжество за княжеством, и каждое новое ложилось на этот самый стол лишней сотней километров границы, которую надо стеречь. У старшего брата всегда был талант осчастливить родню так, что потом не разогнёшься.
На карту ложились гнёзда, нанесённые на общую сетку, предполагаемые порталы, хотя это было больше чутьём, чем реальной информацией, миграционные маршруты тварей, прочерченные по датам нападений, и отдельно, красным, «тихие зоны» — участки, где подозрительно давно ничего не происходило.
Подобные территории были самым скверным из всего. Неопытный штабист принял бы их за добрый знак: нет нападений, значит, всё спокойно, можно перебросить людей в горячее место. Синеус знал цену такому спокойствию. Пустота в этих делах редко означала отсутствие. Куда чаще она означала, что враг не лезет в драку, потому что копит силу для рывка, и копит её тихо. То гнездо на стыке Костромы и Ярославля, что он выжег своей волей, довольно долго не было занесено ни на одну карту. Его попросту не существовало в отчётности, пока какой-то глазастый егерь не засёк тварей.
Пожарский откинулся на спинку стула, выгреб из кармана потёртую монету и пустил её гулять по костяшкам, перекидывая с пальца на палец. В это время он читал эту карту так, как не прочёл бы ни один кабинетный аналитик с дипломом и тремя помощниками, и всё благодаря знанию, которое брат Хродрика предпочёл бы не иметь. Логику Того-кто-за-Гранью он знал изнутри, как не научит ни один трактат, будучи на время сросшимся с чужой волей. Такое выжигается в душе намертво и не вытравливается уже ничем. Правду эту он держал при себе. Чужим, если спросят, хватит и версии попроще.
Закономерности проступали сами. Два гнезда на северо-западе сдвигались синхронно, шаг в шаг, неделя за неделей. Случайностью это быть не могло. Так ведут себя не две отдельные стаи, а две руки одного тела, и тело это сидело где-то посередине, в одной точке, скорее всего под управлением Жнеца. Тихая зона на северо-востоке Ярославля наливалась той самой обманчивой пустотой, какую он видел перед рывками орды в прошлой жизни. Не отсутствие тварей — концентрация.
Хуже всего читались водяные на Волге. Они расползались с двух участков, разом, и повадки их были новыми. Тысячу лет назад такого не водилось. Тварь училась, приспосабливалась к рекам, к броду, к течению, и эта способность учиться пугала Пожарского сильнее любого Кощея.
Он отложил монету и провёл пальцем по карте от одной отметки к другой, прослеживая почерк, который видел только он один. Тысячу лет назад твари пёрли тупо, на свет и на кровь, валили в лоб, дохли тысячами и не считались с потерями. Эти обходили гарнизоны и били по тому, что больнее всего, по логистике: по бродам, по складам, по дорогам, по узлам, на которых держалось снабжение. Так не ведёт себя зверьё. Так ведёт себя тот, кто учился у людей, перенимая ремесло войны у тех самых живых, которых пожирал.
И здесь к нему подступал его настоящий страх, не тот, что у прочих. Смерти Синеус не боялся, скорее наоборот; достойная гибель в бою была для него наградой, которой враг его и лишил, оставив бессмертным в чужом теле. Боялся он другого. Что враг поумнеет быстрее, чем он, Синеус, успеет научиться его останавливать. Что он снова не убережёт людей, как не уберёг тех трёхсот под Псковом, спустившихся за ним в катакомбы. Для берсерка, не дорожащего собственной шкурой, страшна не гибель, а бесполезность. Умереть с толком он был согласен хоть завтра. Была бы возможность…
Оттого он и горбатился третьи сутки над чужими каракулями, вместо того чтобы спать, как нормальные люди. Карта была ему не отчётом для начальства и не способом выслужиться перед братом-князем. Карта была попыткой обогнать врага на том единственном поле, где у Пожарского ещё оставалось преимущество. На поле, где счёт идёт не на силу удара, а на то, кто первым разглядел чужой замысел и успел подставить заслон, пока живые не превратились в очередной рапорт о потерях.
Облезлый пёс, прибившийся к казарме и пущенный им в кабинет вопреки всем уставам, заворочался под столом и положил морду барону на сапог. Синеус потрепал его за ухом, не глядя, и снова склонился над картой.
Совещание он собрал на следующее утро, не двигаясь с места. Полковники сидели по своим княжествам, от Костромы до Владимира, и съезжаться к нему всякий раз значило бы терять на дорогу дни, которых не было. Скрижаль на закрытой связи развернула разом восемь окон, в каждом — лицо командира на фоне его штаба, двое новеньких из Покрова и Коврова пока помалкивали, стараясь не отсвечивать. Карту Синеус разослал им загодя, и теперь каждый разглядывал копию у себя. Реакция вышла неоднозначной, чего он и ждал. На экранах читалось всё: от деланого равнодушия до плохо скрытого скепсиса.
— Вот эти два гнезда двигаются синхронно, — заговорил Пожарский и обвёл их на своей скрижали; на чужих экранах та же пара вспыхнула красным. — Это не совпадение. Ими управляют из одной точки, вероятнее всего, Жнец сидит где-то здесь, между ними. Ликвидируете узел, и оба гнезда развалятся сами, потому что держатся на одном кукловоде.
Кто-то хмыкнул. В своём окне костромской полковник Златоусов, длиннолицый, с пышными усами, подался к глазку и прищурился.
— Складно у вас выходит, барон, — проговорил он с насмешкой. — Только откуда такая уверенность? Вы что же, кого-то из Жнецов лично допрашивали?
— Допрашивать их пустое дело, полковник, — невозмутимо отозвался Синеус. — На любой вопрос ответ один: пытаются сожрать. Беседа выходит непродуктивная.
Где-то фыркнули, но смех вышел короткий. Синеус и сам на шутке не задержался. Он выпрямился, поймал на экране лицо усатого собеседника, и от прежней лёгкости в его голосе не осталось ничего.
— Двадцать лет я провёл в плену у людей, которые изучали Бездушных, — сказал он негромко. — Резали их, разбирали, доискивались, как они устроены. Я видел тварей вблизи, ближе, чем стоило бы кому-нибудь из живых, и понял о них достаточно. Поверьте, полковник, радости мне это знание не доставляет.
Сказано было так, что желание шутить пропало у всех разом. Ни малейшей бравады в этих словах. За ними стояло что-то, чего барон не захотел объяснять. Златоусов начал было возражать и осёкся. Прочие молчали, но по лицам на экранах было видно, что общий настрой понемногу сдвинулся в пользу Синеуса.
— Допустим, узел вы нашли, — подал голос Терентьев, муромский полковник, сухопарый и говоривший без шпилек. — Сколько людей под него и в какие сроки? Мне снабжение разворачивать, а не гадать по карте.
— На гнёзда и свиту — две роты с огнемётчиками и пулемётами, низшую тварь этим перебьём легко, — ответил Пожарский, не задумавшись ни на миг. — Самого же Жнеца пехотой не взять, тут нужны маги. Шесть Магистров и Мастеров из Ордена, меньше и соваться нечего: одиночную тварь такого ранга малым числом только раздразнишь. Людей у фон Ланцберга я затребую сам. Со Стрельцами они не первый месяц ходят в рейды плечом к плечу, так что сработаемся. Точные сроки дам, когда уточню, где именно сидит Жнец. Карта показывает область, не точку. Сузим разведкой за неделю, потом ударим разом, чтобы свита не успела расползтись.
Терентьев коротко кивнул, удовлетворённый тем, что командующий отвечает цифрами и порядком действий, а не пустыми лозунгами. Из всех шестерых он один спрашивал по делу, и Синеус мысленно отметил это, не подав виду.
Огнев не сказал ни слова. Владимирский полковник весь сеанс держался в глубине своего окна, сложив руки на груди, и отключился, не обронив ни одобрения, ни возражения. Синеус пока не обольщался на его счёт.
А на следующий день ему доложили, что Огнев своей волей перекроил патрульные маршруты Владимирского полка, и перекроил их в точности по тем рекомендациям, что барон озвучил на основе карты. Василий Евгеньевич не сказал ни слова, просто сделал. И в глухой стене недоверия, которую владимирский полковник выстроил с первого дня, прошла первая настоящая трещина.
* * *
Доклад Коршунова лёг мне на стол к полудню, и по одному виду начальника разведки я понял, что спокойной недели не выйдет. Родион положил папку так, словно заранее извинялся за её содержимое.
— Срочная информация из Покровского княжества, Ваша Светлость, — произнёс он ровно, без нажима. — Там готовят убийство князя Трубецкого.

Глава 14

Я открыл папку и принялся читать. Перехваченные записки трёх бояр из разных родов, переписанные ровным писарским почерком; показания человека, которого Коршунов держал в окружении одного из заговорщиков; список закупок, в котором значился короткий, неприметный пункт. Чем дальше я читал, тем меньше мне нравилось прочитанное, и не из-за угрозы Трубецкому. Угрозы моим вассалам — дело привычное, к ним я давно приноровился. Скверным было другое. За этими записками стояло не отчаяние людей, загнанных в угол, а расчёт. И расчёт весьма неглупый.
Откинувшись в кресле, я покатал в голове очевидную версию и нащупал в ней прореху ещё до того, как дочитал. Убивать князя ради срыва присоединения было пустой затеей. Покров тянуло ко мне не одной волей Трубецкого, а простой арифметикой, которую он же сам и выложил мне неделю назад: дороги, пошлины и безопасность. Убери Трубецкого, и давление никуда не денется. Преемник его, кто бы ни сел на престол, рано или поздно притащится к тому же столу с теми же желаниями. Дилетант на этом бы и споткнулся, рассудив по-простому: убери князя, и сделка отпадёт сама. Эти трое считать умели. И выгода у них была прямая.
На освободившийся престол они подобрали подходящего человечка — некий боярин Исаковский, дальняя родня Трубецкого и один из той же троицы. Сядь он на покровский трон, и присоединение обернулось бы для него уже не потерей самостоятельности, а петлёй на шею. Я перелистнул показания и убедился до конца: все трое замараны по уши.
Незаконные заставы на дорогах, подложные подряды, откаты по крупным сделкам, а у одного, если верить бумагам, тянулось кое-что и покрупнее, прямиком на уголовную статью. Аудиторам Артёма Стремянникова хватило бы недели, чтобы вытащить всё это на свет. По Коврову я знал наверняка: там гнильё всплыло на третий день после присяги, едва чужой карандаш пробежался по тамошним книгам.
Моя власть сулила этой троице одно — захлопнутую кормушку и стылые нары на каторге. Оттого новый князь и упёрся бы против слияния насмерть, всем весом, лишь бы уберечь свою кормушку, и Покров просидел бы независимым ещё годы.
Хитрость их пряталась не в самом убийстве, и даже не в желании зарезать Трубецкого, усадив на трон ручного преемника, а после душить идею любого сближения со мной. Нет. Само убийство собирались обрядить под налёт угрюмской гвардии. Отсюда и тот невзрачный пунктик в закупках: клинки из Сумеречной стали, добытые окольными тропами, да форма, пошитая под моих бойцов. Сложить из этого картинку — труда никакого, и поверили бы ей с ходу. Дескать, Платонов вытащил из Трубецкого присягу, забрал всё, что хотел, а как покровский князь стал не нужен, перерезал ему глотку и подгрёб землю целиком. Мне за это причиталась слава соседа, который избавляется от своих вассалов, едва те отработали своё. Заговорщики же получали знамя, под которое слетятся прочие князья, давно искавшие повод прищучить меня хоть на чём.
Такой заговор глупостью уже не назовёшь.
Коршунов молча наблюдал, как я дочитываю. Закрыв папку, я положил на неё ладонь и задумался над тем, как поступить.
— Что предлагаешь? — спросил я, не поднимая глаз.
Родион помолчал, прикидывая, стоит ли произносить вслух очевидное.
— Проще всего, Ваша Светлость, убрать всех троих тихо, — проговорил он наконец, ровным голосом человека, привыкшего называть вещи своими именами. — Несчастный случай, хворь, что угодно. Через неделю в Покрове и не вспомнят. Информатору я верю: он сидит у Исаковского не первый месяц и докладывал точно ещё по двум делам. Закупку оружия мы отследили до посредника, ошибки тут нет.
— Знаю, что проще, — отозвался я. — Оттого и не стану. Тихо — это по твоей части, Коршунов. По моей выходит громко и в лицо, у каждого своё ремесло. Убери я их по-тихому, и сделаю ровно то, что они мне приписывают, только без свидетелей. Заговорщик хорош тем, что прячется, а я в прятки играть не нанимался.
Начальник разведки склонил голову, принимая ответ без споров. Спорить о таком со мной он давно отвык.
Путей было три. Тихий вариант, тот самый, что предложил Коршунов, я уже отмёл и возвращаться к нему не собирался. Второй — предупредить Трубецкого через посредника, не выходя из тени. Только такая весть взаперти не держится: о моих людях в Покрове, которых Родион выстраивал не один месяц, прознали бы и заговорщики, а уж они пустили бы мою агентуру под нож в тот же день. Третий был неудобный и прямой: приехать самому, сесть напротив и сказать как есть. Слежку он обнажал не меньше второго, зато перед будущим союзником, с глазу на глаз, а не перед теми, кому только и надо, что вычислить моих людей.
Я остановился на последнем варианте, и выбор дался мне легко. Всю прошлую жизнь меня мутило от подковёрной возни, а тут её развелось столько, что хоть лопатой выгребай. Покровский заговор был ровно из этой породы — тонкая, расчётливая, в несколько ходов пакость, где верх берёт та сторона, что искуснее лжёт и мажет ядом стилет. Играть в это по чужим правилам я не нанимался, как и затевать в ответ собственную возню. Хватало банальной правды, брошенной на стол без обиняков.
За прямой вариант выступал не один только мой норов. Был и холодный расчёт. Спаси я Трубецкого втихую, чужими руками, он бы и не узнал, что ходил по лезвию ножа, а значит, и не остался мне должен. Услуга, о которой облагодетельствованный не подозревает, не приносит ни благодарности, ни верности и пропадает впустую. Должником он делался в обратном случае. Тогда он и поймёт, чем мне обязан, и увидит не покровителя, что дёргает за ниточки втёмную, а человека, который вскрыл свои карты, хотя мог преспокойно держать их рубашкой вверх.
Голый долг ненадёжен и выдыхается за пару месяцев. Доверие устроено иначе: его не купишь и силой не возьмёшь, оно складывается медленно и стоит на честности — той, что проявлена, когда промолчать было бы куда выгоднее. А там, где доверия не хватит, своё возьмёт магическая клятва верности, которую вассалы приносят мне при присяге. Исполняет она себя сама, без надзора и принуждения. Юристам на таких клятвах поживиться нечем, оттого они их и недолюбливают
— В Покров поеду сам, — бросил я, поднимаясь. — Трубецкого не дёргай.
Коршунов ответил коротким кивком, и означал тот кивок не согласие, а понимание. Переучивать меня по части прямоты он давно бросил и приберегал силы для того, что ещё можно повернуть.
Дорогу до Покрова я знал теперь хорошо, потому что та самая каменная дорога обрывалась на границе, и дальше начинались знакомые ямы, о которых не так давно жаловался мне Трубецкой. Дворец покровского князя стоял в стороне от торговых рядов, приземистый и крепкий, без столичной показухи. Меня провели в кабинет без проволочек. Трубецкой поднялся навстречу и по его лицу было видно, что нежданный визит соседа-сюзерена он истолковал как угодно, только не верно.
Я не стал тянуть и подбирать обходных слов. Усевшись в предложенное кресло, я накрыл нас обоих Сферой тишины и выложил папку на стол между нами.
— Игорь Павлович, трое ваших бояр считают, что без вас им будет житься куда вольготнее и приятнее, — проговорил я, глядя ему в глаза.
А когда собеседник растерянно похлопал глазами, пояснил:
— Готовят на вас покушение и хотят свалить его на меня. Вот имена. Вот доказательства.
Я подвинул бумаги к нему и добавил, не давая ему ни перебить, ни уйти от прямого разговора:
— Да, у меня есть люди в вашем княжестве. Любой правитель с мозгами следит за соседями, и вы делали бы то же, будь у вас разведка под стать моей. Вопрос не в том, есть ли у меня глаза в Покрове. Вопрос в том, что я с этим делаю. Использую против вас или спасаю вам жизнь. Как видите, мне интереснее второе.
* * *
Трубецкой взял папку не сразу. С минуту он сидел неподвижно, не сводя глаз с обложки, словно та могла обжечь. Потом раскрыл и начал читать, и краска медленно сошла с его и без того бледного лица.
Он узнавал всех троих. Каждое имя отдавалось во рту привкусом горечи. На имени Дмитрия Исаковского взгляд князя задержался дольше всего. Родная кровь, пусть и дальняя; человек, который не раз сидел за этим самым столом, разделял с ним хлеб, кивал его планам и всё это время прикидывал, как сядет на покровский трон, перешагнув через хозяйский труп.
Что кузен метит на его место, Трубецкой знал всегда. Не подозревал лишь, что Исаковский настолько не любит ждать своей очереди.
Дочитав, правитель Покрова отложил бумаги и поднял на гостя тяжёлый, недоверчивый взгляд. Сомнение шевельнулось в нём само собой, и он не стал его прятать.
— А с чего мне верить, что это не ваша работа, Прохор Игнатьевич? — выговорил он осторожно, взвешивая каждое слово. — Складно всё. Слишком складно. Откуда мне знать, что вы не подбросили мне эти бумаги, чтобы я своими руками вырезал верные мне рода? Запугать да и руками князя почистить неугодных, чем не ход?
Платонов не оскорбился. Похоже, вопроса он ждал: встретил его без тени раздражения, словно сомнение в устах собеседника было делом естественным, а после такого доклада и подавно разумным.
— Думайте, — отозвался он спокойно. — Проверяйте сами. Я не прошу верить мне на слово. Возьмите своих людей, тех, кому доверяете, и прочешите следы. Найдёте владимирское оружие, закупленное на прошлой неделе через посредников, — это не мой арсенал, Игорь Павлович. Это ваш боярин запасся для инсценировки, и спрятал он его недалеко, потому что времени у него в обрез. А пока проверяете, усильте охрану. Мне живой вассал полезнее мёртвого.
Игорь Павлович проверил. Платонов уехал, оставив ему бумаги и время, и не торопил, понимая, что человек, которому только что показали нож, зажатый за спиной его родни, не примет чужую правоту по щелчку пальцев.
Как и посоветовал молодой Платонов, князь поднял на ноги людей, в которых был уверен, и за несколько дней размотал всё до конца. Нашлось оружие из Сумеречной стали, припрятанное на складе в землях одного из бояр, и при нём комплекты формы, скроенной под угрюмскую гвардию. Подтвердилась переписка, в которой заговорщики, осторожничая, всё же оставили достаточно следов. Нашлись свидетели из их же окружения, готовые говорить, едва запахло жареным.
Родню от врага, подумалось князю, отличает в сущности одно: врага ты не обязан кормить за своим столом и поздравлять с именинами.
Раскрыв заговор, Трубецкой решил взять заговорщиков сам. В этом сказалось упрямство уязвлённой гордости: чужой человек ткнул его носом в гниль, которую сам покровский государь проглядел, и хотя бы вычистить эту гниль он желал своими руками, доказав, что вовсе не беспомощен. Князь поднял дворцовую стражу и послал её брать всех троих разом, чтобы никто не успел предупредить остальных.
Замысел рассыпался почти сразу. Стража покровского князя годами несла службу при сытом, спокойном дворе, где опаснее ссоры между двумя аристократами за право первым пристрелить кабана на охоте ничего не случалось, и брать вооружённых, готовых к бегству магов-заговорщиков эти люди не умели. Хуже того, один из стражников оказался куплен. Предупреждённый загодя, Исаковский с двумя сообщниками не стал дожидаться, пока за ним явятся. Когда стража наконец оцепила усадьбу, заговорщики уже уходили тайным ходом к машинам, прихватив часть припрятанного оружия из Сумеречной стали. Растерянные стражники замешкались, кто-то выпалил в воздух, кто-то бросился вдогон пешим, и сквозь эту неразбериху три автомобиля вырвались на дорогу, ведущую к границе.
Уйти беглецам не дали.
На развилке, в полукилометре от границы, путь им перекрыли несколько неприметных людей в штатском. Один из них, невысокий, плотный, с ироничной полуулыбкой, что не сходила с его лица, шагнул головной машине навстречу, а не в сторону. Водитель и не подумал тормозить: вжал педаль в пол, рассчитывая смять одиночку капотом и проскочить.
Однако нога в тяжёлом ботинке, усиленная Реликтами, врезалась в радиаторную решётку на полном ходу. Передок сложился внутрь, будто жесть под кузнечным молотом, радиатор, капот и балку смяло в единый ком, двигатель сорвало с подушек и вбило в моторный щит. Полторы тонны летящего железа на долю секунды встали как вкопанные, словно перед ними выросла опора моста, после чего машину отшвырнуло назад, и передние колёса оторвались от дороги.
Под звон разбитого лобового стекла водителя бросило грудью на руль раньше, чем его палец дотянулся до спускового крючка. Гвардейцы Угрюма знали своё ремесло. Две другие машины ткнулись в перекрытую дорогу простреленными покрышками и заглохли, двоих бояр выдернули из салонов прежде, чем те сообразили, что происходит. Исаковский попытался отстреливаться магией, однако жезл, вышибли у него из руки, а самого уложили лицом в дорожную пыль. Севастьян Журавлёв работал без суеты и крика.
Трубецкой с со всей своей толпой бездарных бойцов подоспел к развилке, когда всё было кончено. Стоя над связанными заговорщиками, которых взяла не его стража, а чужие гвардейцы, выставленные здесь без его ведома, князь покровский медленно осознавал произошедшее. Платонов не положился ни на его слово, ни на его людей. Владимирский сюзерен сказал прямо, дал шанс справиться самому и тихо подстраховал на случай, если шанс будет упущен. Шанс, увы, оказался упущен. Стража прозевала бегство, а один из стражей и вовсе продался, и останься это дело целиком за Трубецким, заговорщики ушли бы с концами.
Дворян привезли обратно в кандалах, и, глядя на кузена, которого вели мимо чужие гвардейцы, Трубецкой окончательно додумал то, что понимал уже не первый день и лишь не решался произнести про себя. Останься он один, без владимирской твёрдой руки за спиной, Покров достался бы Исаковскому, а вместе с престолом тому досталась бы и возможность безнаказанно творить свою грязь дальше. Княжество Игоря Павловича спасла не его власть и не его стража, прозевавшая беглецов на собственном заднем дворе. Его спасли чужая разведка, вовремя предупредившая об ударе, и чужая предусмотрительность, выставившая заслон ровно там, где его люди дали маху.
Была в этом и горькая ирония, которую Трубецкой распробовал до дна. В Угрюм он спешил, гонимый страхом, что подданные сами выберут сторону Платонова и сделают этот выбор за своего князя, не спросив его. Выходило же наоборот. Именно знатные подданные испугались союза с владимирским соседом, потому что союз отнимал у них привычные кормушки, и поспешили избавиться от собственного правителя прежде, чем тот втащил их под чужой надзор. Народ Покрова к Платонову тянулся. Платонова сторонились как раз те, кому было что прятать.
Суд состоялся через несколько дней, и шёл он по покровским законам, а Платонов в его ход намеренно не вмешивался, чтобы у Трубецкого не осталось и тени мысли, будто владимирский сосед ломает его княжество через колено. Пётр Павлович Стремянников, давний правовед Платонова, присутствовал в зале по приглашению, наблюдателем, и сидел тихо, не вмешиваясь в ход дела. Сухопарый мужчина лет шестидесяти, с острым, как у хищной птицы, профилем, он следил за процессом со спокойным вниманием.
Почти до самого конца Стремянников просидел молча, а под занавес склонился к Трубецкому и обронил вполголоса пару слов. Указал князю на ерунду, которую тот в горячке последних дней пропустил мимо: судья, что вёл дело, доводился роднёй одному из подсудимых. Трубецкой переменился в лице. Заговор он раскрыл, заговорщиков взяли под стражу, а судить их уселся человек, повязанный с ними кровью, и во всём покровском судопроизводстве это никого не смутило. Гниль уходила глубже, чем виделось снаружи. И вот эта мелочь сказала Петру Павловичу больше десятка докладов: выездные судьи, единый кодекс, суд, отвязанный от родовых нитей… Всё, что в договоре о присоединении прежде звучало для князя пустым канцелярским звоном, разом обернулось тем самым, без чего его земля не умела отделить правого от виноватого.
Приговор вышел не из суровых: имущество в казну, всех троих в ссылку за пределы княжества, на плаху никто не угодил. На таком исходе настоял сам Трубецкой, и теперь жалел о том. Утешал себя лишь тем, что мёртвый мученик опаснее живого изгнанника, да и кровь родни, пусть трижды предавшей, ложится на руки тяжелее всякой чужой.
Слушая, как зачитывают приговор его кузену, князь покровский додумал последнюю мысль до конца, без оговорок и поблажек себе. В одиночку он бы не устоял. Его убрали бы чисто, умело, и ни одна душа не доказала бы, чьих это рук дело.
Договор о присоединении, лежавший у него в сейфе, ещё неделю назад виделся Трубецкому горькой, пусть и разумной уступкой обстоятельствам. Теперь он смотрел на ту же бумагу иначе. Не цепью, надетой на шею, а той единственной страховочной верёвкой, что вовремя поймала его у самого края обрыва.

Глава 15

Торговый съезд в Нижнем Новгороде Иосиф Андреевич Ковров не пропускал лет двадцать, с той поры, как впервые сел за общий стол молодым князем при ещё живом отце. Собирали съезд на исходе июля, на исконно нейтральной земле, и правители, магнаты и старшины гильдий стекались сюда не ради торговли, которую давно вели их управляющие. Съезжались приглядеться друг к другу, перепробовать содержимое чужих погребов и под шумок фуршета сдвинуть с места то, что годами вязло в переписке. Вино тут разливали щедро, и к третьему бокалу любой договор выглядел выгодным, а сосед — почти честным.
В этот раз Ковров прибыл иным человеком. Не суверенным владетелем, каким знал себя всю жизнь, а главой ковровских земель под рукой князя Платонова. Пустяк, твердил он себе дорогой, разглядывая разбитую обочину за стеклом. Росчерк пера, бумажная закорючка, ничего более.
Уверенность держалась до самого зала. Город не переменился ничуть. Над водой полоскались гербовые шатры, у входа в палаты топталась сытая толчея купцов первой гильдии, и распорядители в наплечных лентах сновали между рядами с прежней ленцой. Кресло он помнил два десятка лет и считал своим по праву крови. Опустившись в него теперь, Иосиф Андреевич ощутил перемену не глазами, а кожей. Зал остался всё тем же. Изменилось лишь его место в этом зале.
Князь Вадбольский подсел слева, придвинув кресло почти впритык. Прочие за столом держали астраханца на расстоянии вытянутой руки, а он, наоборот, набивался в собеседники. Зашёл, как водится, с пустяков. Урожай. Пошлина на соль. Новый князь в Тобольске из династии Кучумовичей, которого пока и в лицо никто не знал. Поглаживая большим пальцем грань бокала, гоняя по дну последний глоток, говорил он ровно и скучно. Ровно до того мгновения, когда, не сменив тона, и, будто из чистой праздности, обронил вопрос. Улыбка при этом у него получилась холодной, не коснувшейся глаз.
— А по какому ведомству вы теперь, Иосиф Андреевич, проходите? Вам с нами, князьями, за столом сидеть или вон туда, к наместникам да управляющим? Запамятовал я, грешным делом. Корона вроде княжеская, а присягу-то вы принесли иному князю. Ну и кто вы после неё? Воевода с городом в придачу?
Сзади коротко хмыкнули. Вот это резануло сильнее любых слов. Лицо обдало жаром. Ковров сцепил зубы, выровнял дыхание, не дал на лице возникнуть ни единой складке. За тридцать лет переговоров он выучил одно ремесло вернее прочих: снаружи держать фасад спокойствия, как бы ни стучало под рёбрами. Соседу он ответил самой сердечной из улыбок. Такой улыбкой провожают человека, которого с наслаждением утопили бы в его же астраханской нефти. Ковров обронил что-то про обоюдную выгоду и про цифры в отчётах, которые весомее любого титула, свернул разговор на торговые лицензии и при первом же поводе поднялся.
Колкость попала в цель, и по большей части потому, что в ней сидела правда. Князь — это потолок, выше только царь, а царя на этих землях нет уже четыре столетия. Сам же он, обладая родовым имением и княжеской короной, теперь стоял под другим князем, равным себе по титулу. Этим за столом и забавлялся каждый второй. Ковров сравнялся с боярами и графами, не сменив звания, и разрыв между его силой и его местом был виден всем, как скол на дорогой эмали.
Домой он ехал злой и злость растягивал долго, обсасывая каждую мелочь. Платонов был тут ни при чём. Сделка с владимирским соседом удалась, и цифры подтверждали это трезво и холодно: ковровские земли поднимутся за полгода выше, чем за минувшее десятилетие. Бесил тот самый разрыв между силой и титулом, в который соседи и тыкали остриём своих «любезностей».
Под ровное гудение мотора, провожая взглядом убегающую за окном ленту тракта, прагматичный ум Иосифа Андреевича посмотрел на задачу с другого конца. Унизительно ходить под князем оттого, что князь тебе ровня. Другое дело — подчиниться тому, кто заведомо выше. Боярин, подчиняясь графу, лица не теряет, сотник под воеводой тоже. Будь Платонов не «князем Владимирским», а правителем рангом повыше, и положение самого Коврова менялось разом, без единой правки в подписанном договоре. Тогда-то остряк Вадбольский и подавился бы своим кислым астраханским вином. Служить соседу — одно. Состоять в великой державе, какой ни у кого из собравшихся за тем столом не было, совсем иное.
Чем дольше Иосиф Андреевич обдумывал эту мысль со всех сторон, тем больше она ему нравилась. Выгода тут перепадала не одному Платонову. Ложилась она и на самого Коврова, и на всех, кто уже принёс владимирскому князю клятву: их общий сюзерен вырастет в титуле, и они подрастут вместе с ним, не двинувшись с места. Оставалось придумать, как подать. Прозвучи затея от самого Платонова, и любой завистник окрестит её голыми амбициями выскочки. Прозвучи она снизу, от князей, что уже под его рукой, и выйдет признание заслуг, естественный ход вещей.
Вперёд Ковров не лез никогда и шумных дел сторонился. Зато умел тихо свести нужных людей и дать им разговориться. На том съезде не он один услышал, что сидит не на своём месте. Князю Покровскому, Игорю Павловичу Трубецкому, по слухам едва пережившему куда более скверную историю с собственной роднёй, бросили в лицо что-то схожее, и Иосиф Андреевич приметил, как тот изменился в лице и сдавил ножку бокала. Стоило поговорить с ним спокойно, без свидетелей, за чашкой чая. Двое — это уже не плач обиженного одиночки, а голос, к которому начинают прислушиваться.
* * *
Тренировочный лагерь, строительство которого курировал подполковник Панкратов, раскинулся в нескольких километрах от Мурома, в излучине неглубокой речки, и пока представлял собой ряды палаток, истоптанную землю плаца и наскоро срубленные навесы под оружие. За насыпью, на заднем плане, кипела стройка: артель каменщиков выводила стены будущего центра, и перестук молотков по камню мешался с командами инструкторов. Удобств здесь не завелось никаких, а занятия шли полным ходом. Сюда стянули по нескольку рот со всех концов земель Платонова, больше из Коврова и Покрова, недавно вошедших под единую руку, хотя и не только.
Синеус приехал смотреть. Сводки полковников он к тому времени прочёл все до единой, и проку с них вышло немного: составлены они были так, чтобы выглядеть исчерпывающе и не сказать ровным счётом ничего, и читались как меню в дешёвом трактире: длинно, красиво и мимо того, что в итоге подадут.
Прибыл как всегда неожиданно, регалий своих никому не объявил. Кому надо, сам знает, а прочие обойдутся.
Под именем барона Стефана Пожарского, в армейских штанах и куртке без единого знака различия, он сидел на грубо сколоченной скамье у края плаца и наблюдал за учебной схваткой.
Стрельцы из старых полков знали уже барона в лицо, от того косились и перешёптывались. Но таких было немного. Большинство новых лишь мазнуло взглядом и тут же забыло. Мало ли проверяющих приезжает, лишь бы не по их души.
Облезлый рыжий пёс, прибившийся к лагерной кухне, подошёл первым, обнюхал сапоги и привалился боком к его ноге. Барон потрепал его за ухом, не глядя, и спросил у проходившего Стрельца, как зовут собаку. «Рыжик, вашбродие», — удивлённо бросил тот на ходу. Пёс же держался простой философии: кто делится кашей, тот и старший. По этой мерке барон вышел в начальство быстрее всякого приказа.
Подвоха Синеус ждал с приезда и почти не удивился, когда от кучки инструкторов отделился рослый мужчина и зашагал к скамье. Числился офицер протеже костромского полковника Златоусова, и расчёт его читался без труда. Свалить барона-бродягу перед строем, чтобы молва о позоре приезжего командующего обежала все полки за сутки.
— Ваше благородие, — проговорил офицер с показной почтительностью, — не желаете размяться? Показали бы новобранцам приём обезоруживания, для наглядности. От старшего по званию любая наука дороже будет.
Синеус поднялся, обмахнул колени и шагнул на утоптанный круг. Строй стих. В тишине отчётливо застучали по камню молотки за насыпью.
Костромич не играл: бил быстро и чисто, с холодной злостью, какую за годы службы вырабатывает в человеке не спорт, а война с тварями, где за осечку платят не потерянными очками, а вспоротым брюхом на снегу. Боец из него вышел добротный, и Синеус отметил это спокойно, как мастер оценивает чужую толковую работу. Бросок он провёл прежде, чем в строю успели сморгнуть: короткий нырок под руку, захват на рычаг, и противник приложился спиной о землю. Повернувшись к лежащему спиной, барон стал растолковывать собравшимся, куда ушёл центр тяжести и отчего попытка задавить весом сыграла против самого нападавшего.
Офицер встал потемневший от злости и без всякого предупреждения ударил в спину, понадеявшись подловить наставника на самоуверенности.
Синеус ответил магией. Воздействие вышло коротким и со стороны незаметным, без вспышки и без замаха. Кости в щиколотках костромича на миг забыли привычное положение, сустав ушёл чуть в сторону, и тело, потеряв опору, неловко завалилось набок. Офицер снова сидел в пыли и не понимал, как угодил туда во второй раз.
Барон подал ему руку, вздёрнул на ноги и заговорил вполголоса, так, что разобрал лишь ближний ряд:
— Удары быстрые, но читаются наперёд. Доворачивай корпус на замахе, тогда вложишь вес, и ударит вдвое тяжелее, — по губам скользнула усмешка. — А что начальника решил проверить в спарринге, мне нравится. Уважаю. Только в следующий раз предупреди, я разомнусь.
Ни нотации, ни охоты растоптать в этих словах не нашлось: один деловой разбор и негромкое обещание, что в следующий раз он спросит жёстче. Уходил офицер не посрамлённым, а наученным уму разуму. Строй же зафиксировал иное. Пришлый барон принял вызов без злобы, выиграл шутя и обиды не затаил, а народу, навидавшемуся командиров с дутым гонором это пришлось по нраву. После такого его зауважали быстрее, чем после любого крика.
Вечером Пожарский никуда не уехал, зачерпнул похлёбку из общего котла и подсел к костру, где сбилась дюжина Стрельцов. Своего в доску он не разыгрывал, ему просто так было привычнее. Долгие годы походной жизни отучили его от церемоний, а места у огня доставало всем без разбора, что барону, что зелёному рекруту.
Кто-то из молодых, ещё не растерявший охоты говорить при старших, завёл беседу про стычку с Трухляками на ярославской границе. Подавшись к огню, барон слушал и подбрасывал вопросы, каких офицеры не задают. Откуда потянуло стужей за миг до броска? В какую сторону качнуло стаю? Кого она достала первым? Спрашивал так, будто примерял чужой бой на собственную шкуру, и парень от этого осёкся. Командирам обычно подавай одно: сколько тварей перебили да сколько Эссенции снесли на склад. А тут лезли в самую механику драки.
Дослушав до конца, сержант со старым шрамом наискось через бровь спросил без обиняков:
— Барон, а вы-то сами хоть одного Бездушного вблизи видали?
Синеус затянулся. Помолчал, глядя в огонь.
— Был тут не так давно один. Жирный, холера, и рук многовато. Ничего, управились.
Кто-то у костра нервно прыснул, связав сказанное со страшными слухами из-за океана, из-под Детройта. Сержант от ярких эмоций воздержался. Поймав командирский взгляд, он прочёл в нём такое, от чего шутка скисала на языке. Кивнул. И спрашивать перестал.
Разговор перекинулся на самого барона, на гулявшую по лагерю молву, будто раны на нём затягиваются скорее, чем положено живому. Отнекиваться Синеус не стал, отшутился с привычным висельным юмором:
— Не завидуйте. Бессмертие — это когда не можешь даже нормально сдохнуть.
Бойцы расхохотались над нелепостью сказанного, и Синеус смеялся вместе с ними, перекидывая с пальца на палец потёртую монету. Один лишь старый сержант со шрамом уловил, что под этим смехом нет дна, что человек у костра пошутил про самое страшное, что с ним когда-либо сделали. Расспрашивать он не стал. Молча подбросил веток в огонь и отвернулся к темнеющему лесу.
К утру по лагерю пополз слух, от рядовых к офицерам: приезжий барон вовсе не надменная штабная крыса, как казалось поначалу.
* * *
Столько народу кабинет княжеского поместья собирал нечасто. Разговор предстоял долгий, и я заранее велел придвинуть к большому столу второй, поменьше, расстелить чертежи, подать вдоволь чаю и печенья.
Бирман с Фишером сели бок о бок. Глянув на рижанина, я отметил, что пальцы у него больше не приплясывают, как в нашу первую встречу над этим самым листом: сидел он не просителем с несбыточной мечтой, а человеком, чью выдумку князь счёл достойной реализации. Напротив пристроился Максим Арсеньев, выложив перед записную книжку. Белозёров со Стремянниковым-младшим осели в дальнем углу за папками. Пётр Павлович, сухопарый, с резким птичьим профилем, по давней привычке отодвинулся в сторонку — туда, откуда видно сразу всех. Последней влетела Василиса. Швырнув на стол свёрнутые чертежи третьего горизонта шахты, она опустилась в кресло с лицом человека, которому и без всяких железных дорог забот хватает.
Перед каждым лежала копия фишеровского чертежа с моими правками, набросанными ещё в Гавриловом Посаде: рунный контур, узел за узлом обнявший остов тепловоза.
— Чертежи видели все, — начал я, накрыв ладонью свой лист. — Рунную часть Карл проверил. Давай коротко.
— Математика сходится, — отозвался Бирман, потерев запавшие глаза. — Прибавка к отдаче около трети, расход режется заметно. Контур собран чисто, без хлипких стыков. Замысел вполне рабочий.
— Значит, вопрос теперь не «делаем ли», а «как», — продолжил я. — Нам нужно решить четыре вещи. По какому маршруту проложим дорогу? Где берём части, которые сами не сделаем? Откуда возим топливо? И сколько денег из казны на это закладываем? По порядку.
Развернув на столе карту, я провёл пальцем линию от Угрюма к Владимиру и дальше на юго-восток.
— Первый маршрут тот, где дорога принесёт больше всего. Угрюм — Владимир — Муром. Полтораста километров. От Угрюма до Владимира тридцать, от Владимира до Мурома сто двадцать. Муром даёт выход к Оке, а через неё к Волге. Сумеречная сталь, продукция Бастиона, оружие пойдут по рельсам до Мурома за четыре часа, дальше по воде в десятки княжеств. Сейчас грузовики тащатся до Волги полтора суток, жгут горючее и требуют солидную охрану по дороге. Вторую ветку, когда дойдём до неё, я бы прокладывал в Гаврилов Посад, к порталу, но это так, наперёд смотрю…
Арсеньев повёл пальцем вдоль вычерченной линии и нахмурился.
— Клязьма, Ваша Светлость. Её придётся перейти дважды, по пути во Владимир и по пути в Муром. Без мостов не обойтись, а мост через такую реку — это не насыпь накидать.
— Геоманты поставят каменные опоры из цельного грунта, — ответил я. — Прецедент есть, мы так строили русло канала под баржи в Угрюме. Стальные фермы[1] для моста отольёт Демидов по нашей спецификации, сборку поведут наши инженеры на месте. Мост и впрямь самый трудный узел трассы. Считаю, что на каждый уйдёт около двух месяцев, поэтому строить будем одновременно.
Возражений на это не последовало, и я перешёл к следующему.
— С частями начнём с двигателя. Наш Бастион его не потянет: мощностей не хватает, да и не наша это специализация. Нам нужен дизель, способный тянуть сотни и сотни тонн по рельсам. В Содружестве двигатели внутреннего сгорания серийно делают в одном месте — в Великом Новгороде. У Посадника есть судовые дизели, втрое мощнее грузовых. Берём судовой и приспосабливаем под рельсовую тягу.
— Приспособить — задача не из простых, — заметил Бирман, и в голосе его проступила привычная осторожность мастера, который заранее видит, где работа упрётся. — Другая система охлаждения, другие ударные нагрузки. И передача: на судне вал почти напрямую крутит винт, а тут так нельзя. Поставим гидропередачу, а рывки и старт под нагрузкой возьмёт на себя рунный контур. Принцип, правда, рабочий: судовой дизель рассчитан на долгую ровную нагрузку, а именно это и нужно составу. В общем, с новгородскими инженерами адаптацию провести можно.
— В Европе шахтные автомотрисы ходят на движках в несколько раз слабее, — вставил Фишер, и я отметил, что говорит он теперь увереннее. — Увеличить масштаб реально, расчёты у меня сходятся.
— Посадник не благотворитель, — хмуро бросил Арсеньев. — Зачем ему это?
— Затем, что маршрут кончается в Муроме, — ответил я. — Муром — это Ока, Ока — это Волга. Волжская торговля кормит Новгород, на ней Посадник и сидит. Каждая тонна груза, дошедшая до Волги быстрее и дешевле, поднимает его обороты. Мы предложим контракт на двигатели и заодно усиление волжского плеча. Посадник посчитает и согласится.
Максим кивнул, но не унялся.
— Допустим, двигатель из Новгорода. А корпус? Рама, ходовая, тормоза? Этого мы не делаем. Подшипники выточим, клапаны выточим, целый локомотив собрать не сможем.
— Москва, — сказал я. — Транспортная сборка, и лучше всех в Содружестве с ней управляются они.
Тут подала голос Василиса, и в её тоне профессиональный интерес взял верх над утренней хмуростью.
— Бастион отца собирает трамваи для чужих и собственных нужд, — проговорила она, постукивая карандашом по краю стола. — Тепловоз крупнее трамвая, спору нет, но инженерная база та же самая. Отец возьмётся, если увидит выгоду.
— Выгоду он увидит, — подтвердил я. — Контракт на серийный выпуск локомотивов — это заказы на годы вперёд.
Бирман отложил карандаш и посмотрел на меня поверх чертежа. Он принадлежал к породе людей, что, глядя на исправный механизм, первым делом прикидывают, где он сломается. Подводило это чутьё его редко, и за это его недолюбливали.
— Вы хотите связать одно изделие с тремя Бастионами разом. Новгород даёт двигатель, Москва корпус, мы — детали и руны. Любой сбой в одном звене останавливает всё. Уязвимость…
— Это не уязвимость, а привязка, Карл, — твёрдо возразил я, потому что отвечал уже не как инженер, а как государь. — Голицын собирает корпуса, и ему выгодно, чтобы мои княжества росли и заказывали ещё. Посадник делает двигатели, и ему выгодна волжская торговля, которая прибавляет с каждым рейсом по нашему маршруту. Три Бастиона, и каждый кровно заинтересован, чтобы система работала. Человек, зарабатывающий на существовании моей железной дороги, никогда не станет голосовать за её блокаду.
Инженер помолчал, обкатывая услышанное, и нехотя признал:
— Политически ход сильный. Инженерно рискованный. Рабочий, впрочем.
Я постучал ногтем по карте, переходя к топливу.
— Поезд ест солярку. Один рейс туда и обратно с полной загрузкой при рунном усилении возьмёт…
— Около восьмисот литров, — тут же подсказал Фишер.
— Верно. Вопрос даже не в том, кто согласится нам её продать, а в том, у кого выгоднее брать и кто не подведёт через год.
Над этой статьёй я задержался дольше прочих, и задержался неспроста. Само по себе топливо меня не пугало. Настораживало зависимость от одного чужого промысла, где любой сбой однажды остановит не тепловоз, а всю железную дорогу. А дороги к тому времени потянут за собой торговлю, поставки, половину расчётов. Вслух я об этом распространяться не стал, отложив на потом
— Справки я навёл, — заговорил Белозёров, раскрыв папку. — Нефть на юге качают в десятке мест, от Кубани до Прикамья. Вот только нефтедобывающее и перегонное оборудование на весь Юг делает один Баку, и продаёт его с разбором: буровое — охотно, а перегонные установки придерживает, чтобы не плодить себе конкурентов. Ближним промыслам выходит дешевле гнать сырую нефть к нему на переработку, чем выкупать установки втридорога. Так Баку и держит всех. Садиться на эту иглу нам ни к чему.
— Кто гонит топливо сам, минуя Баку? — спросил я.
— Двое стоят внимания. Краснокамское и Полазненское месторождения в Перми и Ромашкинский промысел под Альметьевском. Оба сидят далеко на севере, сплавлять сырьё на Каспий им накладно, оттого они, переплатив, выкупили перегонные установки и варят горючее на месте. Топливо идёт вверх по Волге, а наш маршрут упирается в Муром у самой Оки, так что забирать можно прямо с нефтеналивных барж, без отдельной ветки. Ромашкинское нынче даже дешевле бакинского.
Звучало складно, и складность эта меня насторожила. Слишком давно я живу, чтобы поверить в дешёвое топливо без подвоха.
— Что с этими двумя не так? — спросил я напрямик.
Белозёров помедлил, подбирая слова.
— Пермь — это князь Абамелек-Лазарев. Каменный уголь, два месторождения нефти и переработка в одних руках, человек самодостаточный до спеси и оттого несговорчивый: наш заказ ему не нужен так, как нужен нам он. Ромашкинское и дешевле, и сговорчивее, вот только держат его сообща три двора разом: княжество, Марка и купеческий совет. Грызутся они за скважины не первый год, а не разбегаются единственно из страха друг перед другом. Оступится один, и вся цепочка добычи с перегонкой осыплется за неделю. На таком зыбком основании долгий контракт ставить боязно.
Артём, до того молчавший, оторвался от своих столбцов.
— Добавлю, что весь южный поток рано или поздно протискивается через одно горлышко. Астраханский порт. Кто держит астраханский вентиль, тот держит за глотку половину волжской нефти.
Имени князя он не назвал и поступил мудро. Вадбольского я помнил без подсказок. Свёл я с ним знакомство в самой Астрахани, когда выкорчёвывал из города щупальца Гильдии Целителей, и человек этот оставил по себе впечатление недвусмысленное: респектабельная борода и повадки столичного аристократа поверх ухваток крёстного отца с каспийской пристани. Нефтяная артерия Содружества в руках такого человека, как Вадбольский, рано или поздно аукнется всем сразу, и мне в том числе.
Из того, что я успел разузнать про юг, складывалась невесёлая картина. Не карта промыслов, а змеиное кубло: где-то князья режутся за каждую скважину, где-то казаки приторговывают нефтью на сторону и слушают только своих атаманов, а городки помельче годами таскают по судам, споря за них с соседями. Лезть в это сейчас, в свете грядущих реформ, я не собирался
— На первое время берём ромашкинское топливо, — решил я. — Дёшево, поставщики грызутся между собой, ну и пусть, главное, плечо до Оки короткое. Контракт — на год, без долгих обязательств, пока не нащупаем дно. И заведи под топливо отдельную папку, Германн. Зависеть в таком деле от чужих конфликтов и единственного каспийского вентиля я не намерен. Рано или поздно придётся решать, чем питать железную дорогу и чем снабжать армию, не кланяясь ни Баку, ни астраханскому мерзавцу. Не завтра, но всё же придётся.
Черкнув что-то на полях, казначей едва заметно склонил голову. Я перевёл палец к участкам у городов, к тому самому месту, где начиналось то, что нравилось мне меньше всего.
— Бо́льшая часть трассы ляжет по казённой земле или по пустошам между сёлами, там хлопот нет. Ближе к городам дворянские владения тянутся плотно, и рельсы неизбежно заденут чей-нибудь надел. Не десятки поместий, однако и не ноль. Каждый боярин потребует свою компенсацию.
За столом повисла тишина. Проблему поняли все.
— Позвольте, Ваша Светлость, — подался вперёд Пётр Павлович, и в сухом голосе правоведа прорезалось оживление человека, дождавшегося своего вопроса. — Дело не новое. В юридических кругах Содружества и за его пределами давно обсуждают доктрину суверенного изъятия. Это право государства выкупить частную собственность для общественной нужды за справедливую плату. Не конфискация, а именно выкуп, по рыночной цене, по решению суда.
— Где это применяли? — спросил я.
— Прусская Конфедерация, — отозвался правовед, и по голосу было слышно, что тема ему по душе. — Герцог Габсбург тянул военные тракты от крепости к крепости напрямую, через юнкерские угодья. Юнкер живёт с земли и только с земли: заэльбский помещик, крепостной труд, родовое поместье в придачу к титулу. Отнять у такого клок поля всё равно что вскрыть вену. И всё же Габсбург их подвинул. Платил по кадастровой оценке, несогласных таскал по судам, а за спиной у герцога стояла армия, и про ту армию юнкеры не забывали, — он перевёл дух. — Второй случай дальше во времени. Поднебесная до распада. Пока на троне сидел Сын Неба, вся земля империи числилась его собственностью, а подданный лишь пользовался наделом с дозволения. Указом прокладывали каналы, городские стены, имперские дороги, и ни один наместник не смел перечить. Грубо, зато надёжно, и оттого держава столетиями работала как единый механизм.
Я в задумчивости потёр подбородок.
— Подпишет Ваша Светлость указ о суверенном изъятии под государственную нужду, и рычаг у нас в руках, — не отступался Пётр Павлович. — Цена по рынку, честная плата, решение суда. Никакого произвола, всё по процедуре. Берём прусскую модель, дорабатываем под наше право. Проект подготовлю за неделю.
Он явно ждал одобрения, но я с ответом не торопился, повертев сказанное и так, и эдак.
— Добросовестность вашу ценю, Пётр Павлович. Подумайте только вот над чем. Реформа, которую мы готовим, отнимет у дворянства крепостных. От такого удара сословие не оправится и за поколение. Добавим к этому ещё и землю, пусть за деньги, пусть по суду, и получим не железную дорогу, а пожар по всему княжеству. Дворянин стерпит потерю крестьян, пока за ним остаётся земля. Отними разом и людей, и землю, и терять ему станет нечего. А кому терять нечего, тот хватает шашку и идёт бунтовать.
Правовед склонил голову, признавая довод.
— Указ можно придержать до конца реформы, — обронил он. — Когда осядет пыль…
— Придержать-то можно, а сейчас использовать нельзя. Пока договариваемся по старинке: где деньгами, где обходным путём, где уговором. Не мытьём, так катаньем, пусть и длиннее, согласен, зато не дадим дворянству повода сбиться против нас в одну стаю.
— А если помещик упрётся и не продаст? — вмешался Арсеньев. — Маршрут ведь так просто не подвинешь.
— Подвинем. Обойдём, — ответил я. — Лишний километр обходится дешевле бунта. Где обойти нельзя, разберём отдельно, по каждому случаю. Не указом на всё княжество, а точечно.
— Понял, — кивнул Пётр Павлович. — Проект я всё же подготовлю. Пусть лежит. Пригодится.
— Пусть лежит, — согласился я и перевёл разговор к срокам.
— Что касается строительства самой железной дороги. Наше главное преимущество в том, что я могу поднять геомантов из угрюмской академии, а при желании и их других академий нашего княжества. Назовём это выездным экзаменом по терраформированию сложного грунта в полевых условиях, — за столом коротко усмехнулись. — Земляное полотно в обычном строительстве самый долгий этап. У нас же то, что сотня землекопов роет неделю, геомант сделает за день. Насыпь, выемки, выравнивание — маги ускоряют дело многократно.
— Подтверждаю, — отозвалась Василиса. — Канал в Угрюме мы вшестером построили за три недели. Насыпь проще канала, нет гидроизоляции, нет подпорных стен. Геоманты справятся.
— При условии, что князь найдёт геомантов, готовых рыть канавы, — суховато ввернул Бирман.
— У меня маги работают, а не позируют, — отрезал я. — Канал в Угрюме построили и в прах не рассыпались, рельсы как-нибудь переживут. Василиса вон княжна, а канавы рыла, и руки на месте. Кто заведёт песню про дворянское достоинство, тот первым и возьмётся за лопату.
Девушка вскинула на меня глаза, и щёки её тронул румянец, наполовину от досады, наполовину от удовольствия. Огрызаться при всех она не стала, лишь выразительно повела бровью.
— Манфред, прикинь темп укладки, — велел я.
— Два-три километра в день при достаточной рабочей силе, — без запинки ответил Фишер. — Строить будем с двух концов: от Угрюма к Владимиру и от Владимира к Угрюму, стыкуем посередине, в так называемом золотом звене. Аналогично потом с Муромом. Пилотный участок Угрюм — Владимир займёт два-три месяца.
— На нём и вылезут все детские болезни, — добавил я.
— Верно, — подхватил рижанин. — Затем основное плечо, Владимир — Муром, ещё четыре-шесть месяцев. Итого от шести до девяти месяцев до первого рейса.
— Красиво звучит, — протянула Василиса, скрестив руки. — А во сколько всё это встанет?
Артём Стремянников раскрыл свою папку с готовностью человека, который только и ждал этого вопроса.
— Я считал параллельно, — сказал финансист. — Хорошая новость: проект окупится. Плохая: это я говорю про любой проект, иначе меня бы тут не держали. Грубая оценка: триста — четыреста тысяч рублей. Двести из них материалы: рельсы от Демидова, шпалы, щебень. Это основная статья, сталь дорога. Тридцать тысяч на жалованье рабочим. Пятьдесят на сам тепловоз, контракты с Новгородом и Москвой. Это пилотный экземпляр, серийный выйдет дешевле. Пятьдесят на два моста через Клязьму. Тридцать на станции, склады, диспетчерскую, куда понадобятся магофоны. Геомантия экономит колоссально: в обычных условиях одни земляные работы съели бы половину бюджета.
— Триста шестьдесят тысяч, — медленно проговорил Белозёров и поднял на меня взгляд. — Годовой бюджет Владимирского княжества полтора миллиона. Со всеми армиями, стройками, лекарями. Вы предлагаете вложить пятую часть казны в рельсы?
Граф помолчал и добавил жёстче:
— И это при том, что на носу реформа крепостных. Выплаты помещикам, подъёмные крестьянам, межевые комиссии. Казне и без рельсов живётся нелегко. Зачем влезать в такую стройку именно сейчас?
Германн был прав, и я это знал. Бюджет княжества обладал свойством воды: сколько ни влей, он находил, куда утечь, и непременно мимо того, на что был назначен.
— Именно поэтому сейчас, Германн, — ответил я. — Реформа даст волю, да не всем даст работу. Кого-то помещик оставит арендатором, а кого-то выставит за ворота, потому что свободному надо платить, а лишние рты барину не нужны. И окажутся эти люди на улице, без земли, ремесла и денег. Нам надо знать, куда их направить, прежде чем они подадутся в разбой или встанут пехотой под чужое знамя. Стройка такого размаха — это тысячи рабочих мест на годы вперёд. Не подачка, а жалованье за честный труд.
Белозёров нахмурился, однако возражать не стал: довод попал в цель.
— И крест этот мы потащим не в одиночку, — продолжил я. — Сто тысяч из казны. Остальное — инвесторы.
— Вот это другое дело, — оживился Артём. — Деньги через облигации мы привлекали уже дважды. Первый раз сто тысяч на боеприпасы, под двадцать процентов. Второй пятьсот тысяч на производство, под пятнадцать. По первому выпуску два купона из трёх выплачены в срок, по второму первый купон выплачен. Ни одной задержки, ни единого пропуска. Доверие к бумаге есть.
— Тогда было ясно, на что идут деньги, — возразил Белозёров. — Бастион, Сумеречная сталь, «Угрюмый Арсенал». Понятный товар. А здесь? Рельсы по чистому полю? Кто в это вложится?
— Тот, кому выгодно, чтобы рельсы стояли, — ответил я. — Голицын разом и инвестор, и сборщик корпусов: каждый тепловоз — его заказ. Посадник — контракт на двигатели и волжская торговля в придачу. Демидов — его металл поедет по рельсам дешевле и быстрее, чем грузовиками, он вложится и поставит рельсы по себестоимости. Братья Мальцовы, которые спят и видят свой торговый хаб, заинтересованы в будущем подключении к сети. Ивановские купцы шьют текстиль для армии, им нужна быстрая логистика. И те, кто уже вкладывался прежде: Горчаков, Добромыслов, Волков, Золотарёв.
— За этим проектом стоит не одна дорога, Ваша Светлость, — медленно покачал головой Белозёров. — Вы одним махом привязываете к себе два Бастиона и десяток крупнейших купцов Содружества.
— Человек, вложивший деньги в мои железные дороги, заинтересован, чтобы те стояли, — сказал я. — А значит, чтобы стояли и мои княжества.
— Структуру облигаций я подготовлю, — заключил Артём, делая пометку. — Купон десять-двенадцать процентов, ниже прежних, потому что и риск ниже. Заодно соберу инвесторский съезд.
— Собирай, — кивнул я. — Главное верно подать. Мы продаём им не бумагу с купоном. Мы продаём будущее для всего Содружества.
* * *
Рапорт лёг к Коршунову на стол вместе с дюжиной других, и поначалу начальник разведки едва не сунул его в общую стопку. Писал дальний осведомитель, человек неприметный, осевший где-то в северной глуши за Великим Новгородом, и сообщал он о малом: в захолустной деревне за полгода сгинули шестеро. Местные Стрельцы списали пропажу на Бездушных и дело закрыли, разъездами себя не утруждая. Осведомитель, однако, сомневался, и сомнения изложил обстоятельно. Следов от тварей не нашлось, тел тоже. Собаки вели себя смирно, ничего не чуяли, привкуса некроэнергии в воздухе не было. Люди просто исчезли, один за другим, будто растворились в лесном тумане.
Родион перечитал листок дважды и потянулся к картотеке. Чутьё, нажитое годами, шевельнулось раньше, чем он подобрал ему оправдание. Сведя рапорт с прежними сводками, начальник разведки нашёл то, что порознь не значило ничего, а вместе ложилось в скверный узор. Похожие пропажи за минувший год отметились ещё в трёх точках на севере Содружества. Все три — глухие деревни, затерянные в лесах, все три случая списаны на Бездушных, и ни в одном не нашлось тела.
Само по себе отсутствие тел ещё ничего не доказывало, и Коршунов разбирался в этом лучше многих. Убитые твари встают новыми Бездушными, и трупов от них не остаётся. Зато обычно остаётся другое: выломанные двери, кровь на снегу, переломанная утварь, немой след того, как живое отбивалось от мёртвого до последнего вздоха. Здесь не находили и этого.
Копнув глубже, начальник разведки выудил подробность, от которой по хребту прошёл озноб. В деревушке, забившейся в вологодскую глухомань, перед самыми пропажами видели чужака, и описывали его на диво схоже: господин в дорогом пальто, говорит негромко, без спешки. Наведывался дважды, и оба раза подолгу засиживался с вдовой деревенского кузнеца. Женщина эта за три последних года потеряла всех: старший сын погиб от Бездушных, младший утонул, мужа забрала болезнь. Осталась одна, раздавленная горем и никому не нужная, и после второго прихода господина в пальто исчезла первой. Следом пропали ещё пятеро: бобыль без родни, бездомный старик, две незамужние сестры и подросток-сирота, прибившийся к деревне после прошлого Гона.
Коршунов отложил перо и долго смотрел на выписанный столбиком список имён. Складывался повторяющийся узор, и нравился он начальнику разведки всё меньше. Выбирали отчаявшихся и одиноких, тех, кого не бросится искать ни одна живая душа. Работорговцы так не работают: им нужны молодые и крепкие, на которых найдётся покупатель. Бездушные тем более не выбирают, они хватают всякого, кто подвернулся. А тут кто-то отбирал прицельно, выуживая по деревням сломленных и никому не нужных людей, и весь вопрос упирался в одно: зачем?..
Отыскалась и вторая нить. Доносчик из-под Твери упоминал такого же гостя: одет хорошо, лицом бледен, в речах нетороплив, и тоже не из местных. Совпадение ли это, один и тот же человек или целая организация, рассадившая своих по северным захолустьям, Родион сказать пока не брался.
До князя дело дошло вскользь, втиснутое между двумя рапортами поважнее. Нажимать Коршунов не стал. Покажись он Прохору с одной голой догадкой, вышел бы паникёр, а паникёров начальник разведки не выносил, и меньше всего в себе самом. Выложил суть, и только суть. Повторяющийся рисунок пропаж. Тощую стопку выписок. Столбик вопросов, на которые ответов не было. Прохор скользнул взглядом, кивнул, убрал услышанное в дальний ящик памяти, и понять его было нетрудно: голову князя в ту пору распирало другое, реформа да новая волна присяг от князей, Стрелецкий корпус, дела, что наступали друг другу на пятки.
— Приглядывай, — бросил князь.
Козырнув и обронив своё «так точно», Родион вышел. Спорить и впрямь было не с чем. Ни тела. Ни свидетеля, помимо безымянного господина в пальто. Ни мотива, на который можно было бы нанизать остальное. И всё же что-то под ложечкой подсказывало: за пропажами стоит чья-то рука, большая и приученная подбирать за собой каждую нитку. Беда в том, что предчувствие к делу не подошьёшь. Возражать князю было не из-за чего, тем более что своих хлопот у Родиона хватало по самое горло.
У себя он завёл папке отметку «приоритет Б, наблюдение». Закрывать дело не стал. Таких сусликов Коршунов, что называется, ел на завтрак, и пустую на вид зацепку без присмотра не бросал. Что-то тут было, просто пока не нащупывалось, что именно.
[1] Фермы — несущие конструкции, состоящие из соединённых между собой стержней, которые образуют жёсткую решётку из множества треугольников. Они принимают на себя основной вес проезжей части и транспорта, равномерно распределяя нагрузки на опоры.

Глава 16

Дорога от Нижнего Новгорода до Покрова заняла почти пять часов, и всё это время князь Игорь Павлович Трубецкой просидел на заднем сиденье молча, провожая взглядом убегающие назад поля. Конец августа высушил обочины до хрустящей желтизны, над дальним лесом стояло низкое предвечернее солнце, и шофёр давно перестал заговаривать с государем, прочитав по его лицу, что разговора сегодня не выйдет.
Злость Трубецкой вёз с собой от самого съезда. Там с ним обходились условно вежливо, как с человеком, чьё положение всем за столом понятно и которого щадят из приличия. Князь Гагарин при встрече справился о здоровье, а потом, будто невзначай, поинтересовался, сам ли Покров ещё назначает пошлины на своих заставах или их теперь спускают из Угрюма. Вокруг прозвучали сдержанные смешки. Крупный поставщик соли, наливая вино, спросил, доводить ли цену до сведения князя или сразу переслать «тем, кто теперь ведёт ваши дела». Каждый такой укол был мелким, ни к чему не придерёшься, и оттого особенно едким.
Сцепив зубы, Трубецкой игнорировал насмешки.
Поелозив по спинке сиденья, он отвернулся к окну и сам не заметил, как соскользнул мыслями почти на месяц назад, в ту ночь, когда заговорщиков после суда выслали за пределы княжества.
Князь Платонов спас ему тогда и жизнь, и трон, и по всякой здравой мерке Трубецкой должен был бы спать в ту ночь крепче обычного, однако он не спал вторую ночь подряд.
Дело было даже не в Платонове. Дело было в том, как объяснить случившееся своим дворянам. Наутро ему предстояло собрать покровских бояр и сказать им в лицо, что Покрова больше нет как самостоятельного княжества. Что он, Трубецкой, чей род держал эту землю столетиями, передал её в управление соседу. Как ни поверни сказанное, выходило одно: продался, поджал хвост перед тем, кто сильнее, и лёг под него ради защиты. Бояре покивают в глаза, а за спиной зашепчут: «Наш-то князь оказался заячьей душой». И ведь не оболгут, потому что безопасность он тогда действительно выбрал. А преданы ему были эти дворяне ровно настолько, насколько преданность ничего им не стоила.
Той ночью, лёжа без сна без сна, князь вертел в пальцах подписанную копию клятвы и злился не на Платонова даже, а на одну строчку. «Вассал князя Владимирского». Князь под князем. Тот же боярин под князем, только званием повыше. Унизительно до зубовного скрежета.
Вот тогда и пришла мысль, от которой он сел на кровати.
А что, если убрать из этой строчки слово «князь»? Что, если к тому дню, когда о его поступке узнает в Покрове каждый, от пахаря до графа, Платонов будет уже не просто князем? Восемь земель под одной рукой, три из них — с живыми князьями, оставленными при титулах. По существу перед всеми давно стоял не сосед-ровня, а государь над государями, и только звание не поспело за силой. Стоило назвать вещи своими именами, и вхождение Покрова начинало звучать совсем иначе. Не «Трубецкой продался соседу», а «Покров вошёл в состав великой державы». Не капитуляция перед равным, а присоединение к чему-то большему тебя самого. Пред таким и колено преклонить было не зазорно.
Бояре проглотят это легко. Простолюдины проглотят ещё легче. А сам он из князя-неудачника, отдавшего вотчину, превращается в дальновидного человека, что первым разглядел восход новой державы и привёл свой народ под верную руку, пока другие топтались в задних рядах. Чем дольше он лежал с этой мыслью, тем завлекательнее она делалась.
Глядя в окно на проносящийся мимо лес, Трубецкой поморщился, возвращаясь в настоящее.
Тогда он эту мысль так и не превратил в план действий. Струсил проявить инициативу, понадеялся, что всё уляжется само, и принялся жить дальше в неудобном качестве. Сегодня за эту трусость ему и отплатили унижением. Гагарин с прочими тыкали его носом в то, что он теперь вроде наёмного управляющего при чужом хозяйстве. Даже хуже. Ковров хоть оружейные мастерские за собой удержал, доходы и голос сохранил, а Трубецкой управление землёй потерял начисто, отдав его ландграфу. Некоему Ковалёву, бывшему владимирскому офицеру, которого Платонов приблизил и обласкал титулом. Покровом теперь распоряжался простолюдин. Обряженный в ландграфские шелка, отмеченный княжеской милостью, а всё одно — простолюдин.
Трубецкой выпрямился на сиденье, и шофёр в зеркале заметил, как переменилось лицо государя.
Действовать стоило ещё месяц назад, а теперь и подавно. Покров был не единственной землёй, где князю неуютно ходить под князем, и не он один на том съезде глотал «любезности», от которых сводило челюсти. Нашлись бы и другие, кому повышение Платонова разом сняло бы камень с души. Оставалось только найти их.
* * *
Большой зал Владимирского дворца я выбрал не из любви к позолоте и выцветшим коврам. Просто в Угрюме дворца до сих пор не имелось, потому что тратить на это сотни тысяч рублей я не видел никакого смысла. Зато сегодня я собирал князей, и для такого мероприятия зал требовался такой, чтобы никто не счёл себя обиженным уже на пороге. Высокие окна, лепнина под потолком, длинный стол тёмного дуба и ровные ряды кресел. Слуги к полудню расставили графины с прохладительными напитками и ушли, чтобы не мозолить глаза.
Артём Стремянников встречал прибывающих сам. Финансист в дорогом костюме, с зализанными назад волосами и стильными очками, он рассаживал гостей с лёгкостью человека, который наперёд знает, кого с кем нельзя посадить рядом, кому подать руку первым, а кому достаточно кивка. Папку с проспектом он вручал каждому лично.
Я обвёл взглядом зал, отмечая лица.
Старая гвардия первых инвесторов сидела ближе к середине. Граф Горчаков Константин Ольгердович, деловитый и сухой, уже листал проспект, постукивая по странице карандашом. Купец Добромыслов Роман Ильич опирался на трость, седые бакенбарды придавали ему вид благообразного дядюшки, под которым прятался цепкий торговый ум. Боярин Волков Аркадий Филатович, моя дядя, устроился вольготно, как человек, радовавшийся, что о нём в принципе не забыли. Купец Золотарёв Семён Кузьмич держался настороже и проспект пока не открывал.
Новые лица сидели по краям, приглядываясь. Магнат Демидов Савва Акинфиевич, нижегородец лет пятидесяти, с узким лицом, высокими скулами и серебристой полоской усов, разглядывал зал поверх очков; массивный перстень поблёскивал на его пальце, когда он переворачивал страницу. Братья Мальцовы из Гусь-Мальцевского, два крепких бородача без тени аристократической спеси, переговаривались вполголоса. Двое ивановских промышленников-текстильщиков, чьи мануфактуры шили сукно для моих Стрельцов, держались особняком и считали что-то в записных книжках. Чуть поодаль расположились князь Голицын, владыка Московского Бастиона, и Михаил Посадник из Великого Новгорода, приглашённые скорее для порядка, чем по делу.
С ними обоими я договорился загодя. Их присутствие здесь было данью уважения замыслу и поводом показать прочим, что за проектом уже стоят два Бастиона. Не сладилось только с Демидовым: магнат всё лето мотался по командировкам и разъездам, и предварительно поговорить с ним мне не довелось. Это я держал в уме, рассаживаясь.
Сидели в зале и двое, кому облигации были ни к чему: князья Ковров и Трубецкой, оба недавно присягнувшие мне. Привело их не золото, а вежливость, и держались они поближе к моим людям. Слушали, к слову, внимательнее иного вкладчика, но в тот час я списал это на любопытство новичков.
Сегодня чертежи Манфреда Фишера, которые он годами рисовал в подвале для самого себя, сделают ещё один шаг навстречу превращению в реальность, и мечта перестанет быть обыкновенной бумагой.
Артём кивнул мне, давая знак, что пора.
Я вышел к экрану маговизора без единого листка в руках. За спиной развернулась карта маршрута. Начал я не с дороги.
— Господа, за минувший год торговый оборот моих княжеств вырос вчетверо, — проговорил я, давая словам осесть. — Отмена внутренних пошлин, каменные тракты, зачищенные от разбоя дороги. Вы это знаете, многие на этом даже неплохо заработали. Есть, однако, узкое место. Логистика. Грузовик везёт три тонны от Угрюма до берега Волги за полтора суток. Дороги я строю добротные, да только пропускная способность дороги ограничена характеристиками грузовиков, а для того, что я задумал, одних лишь автомобилей катастрофически мало.
На экране сменилась картинка. Художник вычертил тонкую линию рельсов, подходящую прямо к грузовой пристани на Оке, и баржи, что повезут груз дальше, к Волге.
— Рельсовый транспорт, — сказал я. — Стальные пути, по которым ходит состав с дизельным двигателем. Десять вагонов — триста тонн за один рейс. От восьмидесяти до ста двадцати километров в час. Угрюм до Мурома — полтора-два часа. Расход топлива на тонну груза втрое ниже, чем у грузовика.
По залу прошёл ропот. Кто-то из задних рядов обронил вполголоса, что такого нет нигде в Содружестве.
— Есть, — отрезал я, повернувшись на голос. — В Бастионах. В Москве трамваи ходят по рельсам каждые двадцать минут. Верно я говорю, Дмитрий Валерьянович?
Голицын приосанился так, словно каждый из тех трамваев толкал лично.
— Принцип тот же, разве что размах иной, — продолжил я, опёршись ладонью на спинку кресла. — Ничего невиданного я не выдумываю. Беру то, что давно крутится по Бастионам, и разгоняю до нужного мне масштаба.
Производственную цепочку я очертил скупо, без чертежей. Перечислил и дал тишине повисеть.
— Остаётся последнее звено, и оно же главное: рунное усиление двигателя, наша собственная разработка. Расход оно режет ещё на треть. А скопировать его не выйдет ни у кого: нашей рунной математики нет больше нигде в Содружестве. Значит, и в ходу наш состав окажется дешевле любого, какой рискнут собрать вслед за нами. Преимущества этого у нас уже никто не отнимет.
Горчаков отложил карандаш.
— Откуда возьмёте дизельное топливо, Ваша Светлость? — спросил он по-деловому, без всякого подвоха.
— Привезём по Волге, — ответил я. — Танкеры с горючим и так идут по воде, мы забираем своё в Муроме. Поставщиков на реке хватает, и грызня между ними работает на нашу цену, а не на их.
Граф кивнул, удовлетворённый. Логика была ему понятна.
Добромыслов подался вперёд, опираясь на трость, и спросил о стоимости проекта, потому что цифры для него были весомее любой картинки.
— Общий бюджет — четыреста тысяч, — сказал я ровно. — Сто тысяч вложу я сам. Остальное — облигации третьего раунда. Купон двенадцать процентов годовых, срок четыре года. Лимит на одного держателя — пятнадцать процентов выпуска, чтобы никто не вообразил, будто купил себе долю власти над будущим. Окупаемость при нынешнем грузопотоке — три-четыре года. При растущем — скорее.
В прежней жизни деньги на войну, а также строительство важных государственных объектов вроде дворца или храма собирали просто: правитель являлся к дворянам с дружиной, и те вдруг вспоминали, что давно хотели вложиться в общее дело. Теперь то же самое называлось «инвестиции под двенадцать процентов годовых», и почему-то от этого все чувствовали себя в большей безопасности.
Купец Золотарёв наконец оторвался от своих расчётов.
— Слишком много неизвестных, Ваша Светлость, — произнёс он осторожно, выбирая слова. — Грузопоток ещё вырастет или просядет. Топливо подорожает. Состав окажется капризнее, чем на бумаге. Такого ведь прежде никто не строил, не на что опереться, не с чем сверить. Вы просите положиться на то, чего ещё нет.
Я выдержал его взгляд.
— Семён Кузьмич, четыре года назад в Угрюме не было ни Бастиона, ни Сумеречной стали на рынке, ни толково патрулирующих земли Стрельцов, ни академии, — сказал я. — Тогда тоже было «слишком много неизвестных» и «такого никто не строил». Кто поверил той бумаге, держит сегодня облигации, по которым я не пропустил ни одной выплаты. Неизвестные я не прячу, я их считаю. Грузопоток подкреплён Сумеречной сталью, лекарствами и хлебом, которые поедут по этим рельсам в первый же месяц. Топливо берём там, где поставщики конкурируют. А капризы состава вылезут на пилотном участке Угрюм — Владимир, и платить за них будет пилотный участок, а не вся дорога. Риск есть. Я предлагаю вам не закрывать на него глаза, а взвесить против дохода.
Золотарёв помолчал, потом коротко склонил голову. Не сдался, но и спорить перестал.
Тишину разбил голос Демидова. Магнат говорил неторопливо, тщательно подбирая слова.
— Нижний Новгород поставит вам всё железо, какое понадобится, Прохор Игнатьевич, — начал он, поглаживая перстень. — От шпал до ферм для мостов. Я сразу понял, что без переправ через реки не обойтись, а такие фермы катать — наша работа. Меня смущает иное. Железная дорога перебрасывает не только груз. По ней ходят и солдаты. Где гарантия, что завтра по вашим рельсам не покатит пехота к моим границам?
В зале стало тихо. Несколько голов повернулись ко мне.
Я не торопился с ответом, давая собравшимся прочувствовать вопрос, потому что вопрос был умный и заслуживал такого же ответа.
— У Нижнего Новгорода нет общей границы с моими княжествами, Савва Акинфиевич, — сказал я наконец. — Между нами лежат два чужих княжества, Вязники и Черноречье. Мои рельсы кончаются в Муроме. Чтобы по ним добраться до ваших ворот, пехоте пришлось бы сперва пройти через земли, где рельсов нет и не будет, пока тамошние князья сами не возьмутся их класть. А если когда-нибудь возьмутся, значит, и они станут частью этой системы, и Нижний от такого соседства только выгадает. Да и смотрите вы, Савва Акинфиевич, не в ту сторону. Для вас эти рельсы не угроза, а рынок сбыта: каждый километр дороги — ваше проданное железо, и чем дальше она ляжет, тем толще ваш барыш. А мне разорять собственного поставщика незачем: без него вся дорога пойдёт под откос.
Демидов задумчиво кивнул, и я отметил про себя кривую усмешку судьбы: род Демидовых когда-то рвался стереть Угрюм в порошок, а теперь старший в этом роду прикидывал, сколько заработает на угрюмских рельсах. Привязка цепче любой клятвы.
Мальцов-старший подал голос из своего ряда, не поднимаясь с места:
— Ваша Светлость, рельсы вы ведёте на Угрюм, Владимир и Муром. А Гусь-Мальцевский в стороне останется?
— Пока в стороне, — ответил я. — Первая ветка должна кормить себя сама, боковыми отростками я её обвешивать не стану, пока она не встанет на ноги. Дойдём до второй очереди — поговорим предметно. Торговый узел, о котором вы с братом давно мечтаете, без рельсов так и останется мечтой, а с рельсами обретёт смысл.
Братья снова переглянулись, и старший едва приметно кивнул, словно услышал ровно то, за чем приехал. Подняли головы и ивановские текстильщики, до сих пор молчавшие. Сукно для моих Стрельцов они возили на юг грузовыми конвоями, и скорая дорога к Оке значительно облегчала им логистику. Один что-то чиркнул в книжке и дважды подчеркнул.
Пора было закрывать.
— Господа, верить в мечту я вас не прошу, — я обвёл зал взглядом. — Прошу посчитать. Арифметика у вас у всех покрепче моей будет. Берите проспект, садитесь над цифрами и решайте.
Артём пошёл вдоль стола с бланками. Голицын расписался первым, на крупную сумму и таким росчерком, будто оставлял не цифру, а автограф для потомков. Я почти не сомневался, что дома, в Бастионе, он этот росчерк репетировал перед зеркалом. Посадник расписался сразу за Голицыным. Он свято верил, что москвич не должен быть первым решительно ни в чём. Мальцов-старший пошептался с братом, дождался кивка и только тогда поднялся к Артёму. Дальше пошло само собой: Горчаков, Волков, Добромыслов, следом ивановцы. Золотарёв тянул до предпоследнего и вписал меньше, чем мог бы, но подпись всё же поставил. А Демидов вывел подпись последним, размашисто; пряча перьевую ручку во внутренний карман.
* * *
Когда зал опустел и слуги принялись составлять кресла, в кулуарах меня перехватили двое.
Ковров и Трубецкой подошли вместе, и по тому, как они держались, я понял, что разговор у них заготовлен заранее и поделён на роли. Я отослал последнего секретаря и кивнул им продолжать.
Начал Ковров. Собранный, поджарый, без барственной обрюзглости, он и слова подбирал так же — без лишнего жира и с дальним прицелом. Я сразу понял, что говорить он будет не первое, что просится на язык, а то, что заранее продумал.
— Прохор Игнатьевич, жаловаться я не стану, жалующийся князь скучен и бесполезен, — произнёс он, и в самой этой оговорке уже пряталась половина его замысла. — Я приехал показать вам то, что разглядел в Нижнем, когда встречался там с другими правителями. Слушал я не про цены на пшеницу, а как о вас говорят за спиной, и говорят, надо отдать им должное, неглупо. Ругать ваши порядки в лоб никто не станет, на этих порядках половина того зала кормится. Они нашли место потоньше. Рассуждают примерно так: «Вот князь Ковров, по титулу нам ровня, а ходит под другим князем, под рукой; стало быть, и сам Платонов — князь, как все мы, только хвативший лишку». Унижают будто бы меня с Игорем Павловичем, а метят в вас. Мы для них даже не предмет насмешки, а рычаг.
Я слушал и отмечал работу. Ковров не ныл и не клянчил. Он переложил собственную занозу в мою ладонь и подал так, будто печётся не о своём звании, а о моём деле. Кто завёл этот разговор, сомнений не осталось: завёл его Ковров, а Трубецкого прихватил для веса и для той искренности, которой самому ему недоставало. Умение повернуть собственный интерес моей пользой, не покривив душой, дорогого стоит.
Второй князь подхватил тише, и видно было, что ему это даётся тяжелее, чем Коврову.
— … князь под князем, — закончил он свой монолог. — Стыдно, Прохор Игнатьевич, хоть и по существу верно.
Я переводил взгляд с одного на другого и спросил напрямик:
— И что вы предлагаете?
Они переглянулись. Трубецкой повёл подбородком в сторону Коврова, мол, ты более складно излагаешь. Тот не заставил себя упрашивать.
— Всё упирается в одно слово, Прохор Игнатьевич, в ваш титул, — сказал он, понизив голос. — Нынче «князь» это потолок. Над князем нет никого, кроме царя, а царя на этих землях нет уже четыре столетия. Оттого «князь под князем» и царапает слух: чудится, будто один равный служит другому.
Он выдержал паузу и зашёл с другого края.
— А ведь так было не всегда. При единой державе, той, что распалась в Смуту, между царём и князем стояла ещё одна ступень, и звалась она Великим князем. Под его рукой сидели князья поменьше и стыда в том не видели, потому что так был положен порядок. Титул этот никто не отменял указом. Он просто угас вместе с империей, когда носить его стало некому. Поднимите его из забвения, Прохор Игнатьевич, и «князь под князем» обернётся не унижением, а порядком, понятным всякому с детства. Вы, простите за прямоту, давно не просто князь, вы лишь зовётесь по старой мерке. И пока вас зовут по-старому, остальные могут делать вид, что вы им ровня. Стоит назвать вещи как есть, и выйдет, что служим мы не удачливому соседу, а государю, какого ни у одного из тех остряков нет и не предвидится. И заметьте, Прохор Игнатьевич: вам это слово развязывает руки не меньше нашего. Соседа можно перерасти, и тогда вы для них всего лишь зарвавшийся выскочка. А государя не перерастёшь, на него и смотрят иначе, снизу вверх, по самому заведённому испокон веков порядку
Вот оно. Иосиф Андреевич не побоялся назвать старинный титул вслух и выложил его передо мной, как козырь на стол. Наследники придумали его уже после меня, надстраивая собранную мной державу, а с распадом его забыли вместе со всем прочим. Теперь по этой же ступеньке мне предлагали лезть обратно наверх. Забавно…
Я молчал, вертя в голове сказанное и так, и эдак. Они были правы дважды.
Первое лежало на поверхности. Перемена ранга и вправду решала то, что стесняло их обоих. В неё упирались чужие насмешки, об неё спотыкались мои же князья, не зная, как себя подать на чужом мероприятии. Титул Великого князя этот разрыв снимал.
Второе было важнее, и касалось оно не их, а меня. Я давно перерос своё звание, и разрыв между тем, чем я располагаю, и тем, как зовусь, был не пустяком и не вопросом самолюбия. Это была слабость, и слабость опасная. Пока я зовусь всего лишь князем, для любого соседа я ровня, которого можно переиграть или стравить с другим таким же. Сила, не названная по имени, выглядит захваченной не по праву, а раз не по праву, то её позволено и оспорить. Имя, отставшее от силы, оставляет шов, в который рано или поздно ударят. Корона Великого князя этот шов заваривала наглухо. Не украшение для тщеславия, а рабочий инструмент, такой же, как меч или полная казна.
Я отчётливо видел и цену. Великий князь — это вслух названная цель. До сих пор я расширялся, не называя свою конечную цель. Присоединял земли либо в процессе отражения чужих нападений, либо союзным договором, и многим было удобно делать вид, будто ничего не происходит. Назовись я Великим князем, и притворству конец. Голицын насторожится: Покров и без того лежит у самой Москвы. Вадбольский в своей Астрахани взбесится, вспомнив базальтового дракона за окном. Юсупов получит новый довод в свою обойму и пустит его в эфир прежде, чем высохнут чернила. Всякий, кто ждёт повода крикнуть о «новом завоевателе», этот повод получит.
И всё же свою миссию, я определил ещё в тот день, когда впервые открыл глаза в этом теле. Прятать цель за скромным званием значило врать и другим, и самому себе, а врать себе я давно отвык. Для титула Царя время и впрямь не пришло, рановато. Великий князь годится в самый раз. Девиз рода Платоновых, в чьё тело меня забросило, гласил, что власть куётся волей, и в кои-то веки эти слова не расходились с тем, что я знал о власти ещё в прежней жизни.
— Кто ещё думает, как вы? — спросил я.
— Тюфякин, — отозвался Трубецкой, и в голосе у него прорезалась надежда. — Суздаль под вами давно, ему такая перемена только в радость. А из ваших недоброжелателей кто противится сейчас, тот будет противиться и завтра, с новой короной вы или без неё. Лишнего врага вы себе не наживёте.
Сомнительное утверждение, но я готов был заплатить эту цену.
Кивнув, проговорил им то, что для меня стояло выше их выгоды.
— Когда это случится, провозглашать себя сам я не стану, — сказал я твёрдо.
Причину я придержал при себе. Им довольно было приказа.
Землю берут силой и силой держат. С титулом этот приём не работает: он живёт лишь до тех пор, пока его признают другие. Назовёшься королём, и шипастая корона слетит с тебя, едва ты замолчишь, потому что держалась на одном твоём слове. Хватать титул, как провинцию, не за что. Владеть им можно только одним способом: вынудить остальных его поднести и признать.
Правитель, вынужденный короновать себя сам, тем самым расписывается, что короновать его некому, что власть его неполна и эфемерна. Тот, кто по-настоящему правит всеми в комнате, за венцом не тянется. Венец несут к нему, просто потому что иной кандидатуры даже не существует.
И последнее: правители, водружающие мне на голову корону, становятся прикованы к своему решению. От своей работы они уже отречься не смогут. Та же привязка, что я только что накинул на Демидова: сделай человека соучастником твоего возвышения, и он уже не сможет от тебя отречься, потому что ему припомнят каждый шаг. Самоданный титул не обязывает никого; титул, поднесённый вассалами, обязывает защищать его каждого из них. Голый расчёт, а не тщеславие.
— Великим князем меня сделаете вы, — припечатал я. — Своей волей, своими руками и при свидетелях. Не я надеваю на себя венец, вы его подносите.
Ковров уловил моё согласие раньше, чем я успел договорить, и не выдал радости ничем, кроме короткой искры в глазах, которую тут же притушил, как человек, давно приучивший себя выигрывать молча. Трубецкой выдохнул так, будто с плеч у него сняли гору.
Радоваться вместе с ними я не стал. Я думал о том, что только что переступил черту, к которой шёл с первого дня в этом теле, и что обратной дороги отсюда уже не будет. Знать им об этом было незачем.
* * *
Усадьба Ракитное встречала вечер так, как встречала его тридцать лет кряду, заведённым порядком. В большой столовой горели свечи в изящных подсвечниках, на длинном столе ровными рядами стояло столовое серебро, и лакеи разносили блюда бесшумно, ступая так, чтобы не скрипнула ни единая половица.
Во главе стола восседал белгородский князь Юсупов Николай Борисович, грузный мужчина под пятьдесят, с тяжёлыми веками и неторопливыми движениями медведя. По правую руку от него — княгиня Светлана Анфимовна, безупречная хозяйка большого дома, с прямой спиной и мягкой улыбкой, отточенной за прошедшие годы до полной неотличимости от настоящей. Дальше за столом расположился Пётр, взрослый сын и наследник, а также двое младших детей, тихих не по возрасту.
Картина была образцовая. Процветающее дворянское гнездо, благообразный хозяин во главе семьи, домашний уют старинного поместья.
И всё-таки что-то в этом доме ощущалось неправильным, хотя ни один гость не сумел бы сразу ткнуть пальцем, что именно.
Прислуга была слишком тиха. Эта тишина шла не от выучки, а от привычки не привлекать к себе внимания. Подавая княгине соус, молоденькая служанка вжалась спиной в простенок, когда хозяин потянулся за солонкой, и стиснула передник так, что побелели костяшки. Светлана читала мужа не глазами и не словами. Она ловила его настроение по шагам в коридоре перед ужином, по тому, резко или мягко он поставил трость у стены, по одной интонации первой фразы за столом. Сегодня трость встала мягко, и княгиня позволила плечам опуститься на полпальца, не больше. За долгую жизнь она выучила этот дом, как постигают чужой язык, от которого зависит твоё выживание. Лишнего слова за ужином она не обронила и детей приучила к той же скупости.
Юсупов ел не спеша и думал о своём.
Думал он о реформе, затеянной этим владимирским выскочкой, и думал с тем ровным раздражением, какое вызывает чужая неуместная наглость. Какой-то молодой князь, без году неделя в большой политике, вздумал дать волю тому, что должно работать и молчать. То, что вслух о «воле» Платонов пока не обмолвился, Юсупова не обманывало ни на грош. Он давно разгадал этого мальчишку. Радикальный реформатор-либерал, из той самой породы вертлявых недоумков, каких в прежние годы вешал князь Веретинский, светлой ему памяти. Беспардонный разрушитель устоев. Завёлся, как короед, в добром, веками сложенном дереве Содружества и точит его изнутри, тихо, незаметно, под разговоры о пользе и доходах.
Княгиня осведомилась, не подать ли мужу ещё бокал вина. Юсупов качнул головой, и она тут же сделала знак лакею убрать графин.
Конюх, заглянувший в столовую доложить о доставленном в поместье новом призовом скакуне, поклонился низко, в пояс. На скуле у него наливался свежий синяк, по форме похожий на след от трости. Юсупов скользнул по нему взглядом, не задерживаясь, как скользят по исправному предмету обстановки, и конюх, пятясь, исчез за дверью.
Над буфетом, в простенке между окон, темнел в потускневшей раме портрет, на который Юсупов давно приучился не задерживать взгляд. Предок. Архимагистр, тот самый, на ком держалась половина родовых преданий: как он в Смуту, вместе с Архимагистром Кучумовичей и каким-то босоногим эвенкийским шаманом вышел против Абсолюта, как уничтожить тварь не сумели и заперли её, заплатив собственными жизнями. Тысячи незнакомых никчёмных людей за тысячи километров остались тогда жить, так и не узнав, кому обязаны.
Взгляд Юсупова задел портрет и соскользнул, но под кожей уже шевельнулась тонкая заноза. Не любил он эту историю ровно за то, чем род привык гордиться. Предок отдал жизнь за ничтожную голытьбу, которую и в глаза не видел. Сам Николай Борисович даже не перешёл бы ради такого дорогу.
Мысль кольнула и тут же была придавлена, как давят всё неприятное, не позволяя проникнуть глубже. Князь не стал на ней задерживаться. Она была ему смутно противна, потому что задевала что-то, чего он себе не объяснял, и оттого он от неё попросту отвернулся, как отворачиваются от сквозняка. Доедая, он вернулся к реформе, и размышлять о реформе оказалось удобнее, чем о портрете, потому что в ней не было ничего, что требовало бы от него ответа перед собой.
Своего уклада Юсупов не оправдывал. Оправдывать было не перед кем и не за что. Поля родили, мельницы мололи, завод варил сахар, дорога возила, рынки многих княжеств закупали товар. Люди трудились, дом работал как часы, и всё это держалось одной лишь его рукой. Платоновская затея была для него не вызовом совести, а чужой глупостью, которую и обсуждать-то всерьёз было ниже его достоинства.
Младший сын потянулся за хлебом раньше старших и замер, поймав короткий неодобрительный взгляд отца. Пётр через стол резко одёрнул брата, скопировав взгляд отца, с показной строгостью, какую перенимают, ещё не понимая её смысл до конца. Мальчик выпрямился, сложил руки на коленях и просидел так до конца трапезы, переняв у старшего и осанку, и каменное выражение лица.
Юсупов проводил эту сценку глазами без всякого чувства. Растёт хозяин, отметил он про себя с тусклым одобрением, не давая себе труда вникнуть, что именно из мальчишки растёт. Светлана смотрела на сыновей и держала застывшую улыбку. В коридоре тикали высокие дедовские часы. За окном на усадьбу опускался тихий августовский вечер, и эта тишина напоминала неподвижный омут.

Глава 17

Единую карту угроз барон Пожарский свёл ещё летом, когда впервые посадил разрозненные сводки полков на общую сетку и получил то, чего не держал перед глазами ни один штаб Содружества. С тех пор она жила своей жизнью. Барон подклеивал к ней по краям новые листы, перечёркивал отмершее, переставлял флажки гнёзд вслед за датами нападений; каждое княжество, упавшее под руку брата, добавляло к полотну лишнюю сотню километров границы, которую теперь стерегли его люди. Который день подряд он, он анализировал карту заново — выискивал в ней то, чего там быть не должно.
И в начале сентября отыскал. Голубая волжская жила, которую прежде он помечал вполсилы, за лето набрякла крестиками сгинувших судов и поползла вверх по течению, к Рыбинскому морю. Палец сам собой замер на этом разливе. Вода перестала быть преградой, и мысль эта не давала барону покоя третьи сутки.
Для гнезда Рыбинское море подходило почти идеально, и чем дольше Синеус разглядывал его контур, тем меньше ему это нравилось. Солидных размеров море, разлившееся на десятки километров, средняя глубина метров в шесть, а над затопленными руслами — до тридцати. Дно вязкое, забитое топляком, валунами и корягами с той поры, когда здесь ещё в древности стояли деревни, позже снесённые особенно разрушительным паводком.
Тварь, залёгшая в подобную яму, за месяц обрастёт илом и ракушкой, сольётся с грунтом и затаится. Ударит ночью: поднимется из темноты к днищу баржи, облепит борта, стащит под воду зазевавшегося матроса прежде, чем тот наберёт воздух для крика. Ни тела, ни следа. Останется пустое судно, прибитое течением к отмели, да семья на берегу, которой даже нечего опускать в землю.
Цифры подпирали худшие подозрения. Тринадцать судов за полтора года, причём не рыбацких мелких лодчонок, а грузовых стругов и барж. Причём четыре из них пришлись на два последних месяца. Кривая лезла вверх, и лезла круче, чем потери от любого сухопутного гнезда в его сводках. Брат ведь предупреждал. В тот самый день, когда вешал на него единое командование Стрельцами. «Кто отслеживает, ползёт ли зараза на другие реки? — спросил он тогда. — Правильно. Никто». Девять обернулись тринадцатью. Старший, чёрт бы его побрал, по обыкновению угадал раньше времени.
«Раз научились одному, научатся и другому», — обронил он брату, не придав словам особого веса. Слова вышли пророчеством. И напророчил он, получается, в первую очередь на беду самому себе.
Теперь Водяные караулили добычу из глубины, будто из засады, и это переворачивало всё, что он знал о Бездушных в воде. Значит, Тот-кто-за-Гранью выучился. Или умел всегда, да прежде не находил смысла. Весь вопрос упирался в одно: разгадает ли Синеус новую повадку раньше, чем сущность по ту сторону изобретёт следующую. За прошедшую тысячу лет у врага имелось достаточно времени на любые каверзы. И мелькнуло у барона неуместная мысль в лучших традициях его чёрного юмора: где-то там, за Гранью, Бздыхи прилежно ходят на курсы по плаванию и сдают зачёты, исправно переползая с одной ступени на другую, а он, Синеус, узнаёт о чужих успехах последним, по числу пустых лодок, прибитых течением к отмелям.
Совещание он созвал через день и не по закрытой связи, а вживую. Ему нужны были их лица.
Командиры съехались в тренировочный лагерь под Муромом без особой охоты. Синеус обвёл взглядом стол и по одним лицам прикинул, кто из них чего стоит.
Костромич Златоусов развалился напротив первым и принялся оглаживать пышный ус с таким видом, будто одним своим присутствием уже делал всем одолжение. Жилистый, длиннолицый, он и рта не раскрыл, а барон наперёд знал, что тот не рад его видеть. Ярославича Дьякова Синеус слушал бы вполуха при любом раскладе. Грузный, румяный, с лицом завсегдатая трактиров, остёр тот был лишь на язык, а собственное мнение придерживал ровно до минуты, пока его не выскажет Огнев, и оттого вечно говорил вторым. Сухопарый Терентьев из Мурома уже навис над картой и впился в неё глазами. Этот приехал работать.
С капитаном Вафиным выходило хуже всего. Суздалец кивал на каждое слово, поддакивал, улыбался, и Синеус давно раскусил цену такому усердию: не крик и не спор, а тихий саботаж сонной готовностью соглашаться со всем подряд. Майор Веремеев держался ровно наоборот и за весь сбор не проронил ни звука. Невысокий и коренастый, с дочерна обветренным лицом, воевода Гаврилова Посада молча прикидывал что-то про себя.
Полковник Огнев занял край стола последним. Седой, давно перешагнувший полсотни, он сжал кружку с крепким чаем, и замер. Слов от нео барон не ждал: этот привык отвечать делом. А двое новичков из Покрова и Коврова, без году неделя в корпусе, жались к дальнему концу стола и явно мечтали сделаться в этот час невидимыми.
Карту Синеус выложил на середину стола и дал ей полежать.
— Рыбинское море, — произнёс он, постукивая по голубому пятну незажжённой сигаретой, которую вертел в пальцах с начала разговора. — Вот откуда всё идёт. Водяные расползаются от него вниз по Волге, и расползаются всё шире. Суда пропадают одно за другим, экипажей не находят. Тварь, что тысячу лет назад тонула в любой луже, нынче бьёт из-под воды и осваивает реки прямо на глазах. Это и есть наша забота. С ней я вас и собрал разбираться.
Златоусов хмыкнул и подался вперёд.
— У меня, господин барон, три свежих гнезда на суше, — выговорил он ровным, заранее уставшим голосом. — Их чистить надо сейчас, пока они не срослись в одно. А вы предлагаете ради этого оторвать от реального дела бойцов ради рыбацких баек про водяных чертей.
— Пропавшие суда — горе для семей, тут я не спорю, — мягче вставил Дьяков, разводя ладонями. — Однако это не стратегическая угроза. Это убытки судовладельцев да страховщиков. Гнездо на суше снимется в поход, выпьет всю деревню за ночь и расплодится. А корабль тонет тихо, поодиночке. Разница есть.
Синеус спорить не стал. Спорить с чувствами было пустой тратой, а доводов, которые трогали этих двоих, у него не водилось. Он отложил сигарету, вынул из планшета единственный листок и развернул его так, чтобы цифры легли перед обоими.
— Байки, — повторил он, постучав ногтем по строке. — Тринадцать судов. Четыре за два последних месяца. Ни единого тела. Когда рыбак привирает, Денис Поликарпович, он хвастается двадцатикилограммовой щукой, а не исчезает с командой и грузом. Гляньте на даты. Раньше тонули раз в квартал, теперь раз в две недели. Какая ж это байка? Это кривая на графике, и она ползёт вверх.
Златоусов посмотрел на цифры так, будто надеялся, что от пристального взгляда они станут менее убедительными. Цифры не поддались. Возразить с ходу ему было нечем.
— Допустим, можем и подождать, — продолжил барон, и в голосе прорезалась тяжёлая усмешка. — Ещё десяток кораблей, и статистика выйдет совсем убедительная, никто и спорить не сунется. Беда лишь в том, что дело не в кораблях. По всем старым записям, какие я поднял, Бездушные воду обходили стороной, тонули в ней и дохли. Теперь не тонут. Выучились, обжились. Завтра выучатся нападать из колодцев. Кто из вас, господа, поедет в деревню растолковывать бабам, отчего из колодца, откуда их матери черпали, вдруг полезла голодная тварь?
За столом сделалось тихо. Златоусов хмыкать перестал.
Холодный этот подсчёт допустимых потерь и злил Синеуса сильнее всего. Двое сидели и прикидывали, стратегическая ли потеря десяток утопших мужиков или потеря терпимая, из тех, что списывают в графу убытков и забывают к ужину. Он так не умел. Никакой графы убытков для него не существовало, были мёртвые моряки и осиротевшие на берегу дети, и этого с лихвой хватало, чтобы поднять людей по тревоге. Где политик высчитывал бы ресурс, барон брал ход прямой и незамысловатый: прийти и заслонить собой. На кон он мог бросить одно — только что заработанный, ещё горячий авторитет. Бросил, не раздумывая.
— Я созвал вас не уговаривать, — сказал Синеус, выпрямляясь, и голос его потерял всякую мягкость, прозвенев как булат. — И не демагогию разводить. Вы здесь, чтобы услышать приказ. Князь поручил мне разобраться с Бездушными, Рыбинское море — их рассадник, и мы его уничтожим. Начинаем с разведки. Лодок я с вас не требую. Это уже моя забота. Плавсредства и матросов возьму из армейского резерва, право на это у меня есть. С вас потребуются люди, детали пришлю позже. Сроки и точки сбора дам к концу недели. У кого дела поважнее тонущих рыбаков, пусть подаст мне в руки рапорт на увольнение, и я его непременно уважу.
Командиры молчали, и Синеус видел, как меняется в их глазах его собственный облик. Прежде он держался ровнее, добродушнее, отшучивался даже на колкости. Сегодня он очертил им грань, заходить за которую не позволит, и рубеж этот они учуяли, как чует собака настроение хозяина.
Подобрался первым Огнев. Старый полковник поставил на стол кружку с чаем, расправил плечи и кивнул коротко, веско, как кивал, должно быть, тридцать лет назад, принимая боевой приказ от командира, которого уважал. Готовность барона положить тяжело нажитую репутацию ради чужих рыбацких деревень сказала ветерану больше любой выкладки, и понял он это раньше прочих. Следом, помедлив, склонили голову Веремеев и Дьяков. Что-то утвердительное промямлил Вафин и два офицера из новеньких. Последним, проворчав что-то под нос, уступил и Златоусов.
Синеус подобрал со стола сигарету и упрятал в портсигар. Делу был дан ход. Осталось довести его до конца.
* * *
В Ракитном стояла особая тишина, по какой заезжий гость беду нипочём бы не почуял, а человек, проживший здесь годы, читал её, словно сводку погоды перед грозой. Сахарная страда катилась к концу, заводские трубы дымили днём и ночью, и весь дом, от кухни до людской, держался на втянутой в плечи, настороженной готовности.
Княгиня Светлана сидела во главе стола и по первым жестам мужа прикидывала, каким выйдет день. Сегодня Николай Борисович развернул салфетку молча, сам потянулся к чайнику и не стал дожидаться прислугу. Знаки выходили добрые, насколько хоть что-то в этом доме бывало добрым. Светлана позволила себе слегка расслабиться. Двадцать с лишним лет научили её читать мужа по таким мелочам, на какие посторонний и не глянул бы, и нынешнее приметы сулили хотя бы тихое утро.
Скверная новость явилась с завода под обед, и принёс её Пётр.
Наследник влетел в столовую раскрасневшийся, с тем напором, какого отец в нём терпеть не мог и от какого сын никак не мог отучиться.
— На варке опять проспали, — объявил он с порога, ещё не сев. — Рабочий упустил уваривание, масса переварилась с пригаром, весь котёл рафинада в брак. Убыток на ровном месте, чёрт возьми!
Он прошёлся вдоль стола, рубя воздух ладонью, и оборачивался на отца после каждой фразы, будто сверял, ту ли взял интонацию.
— Так я этого не спущу, — отчеканил Пётр, копируя ровный отцовский тон и тут же с него срываясь. — Всю смену сгоню во двор, виновному дам плетей при остальных, чтоб запомнили накрепко. Распусти их, и мигом сядут на шею, ты сам всегда так говоришь.
Он обернулся к слуге у двери:
— Передай управляющему: смену во двор, немедля!
И снова к отцу, уже громче, чем собирался:
— Работать разучились, разбаловались, будто у нас тут не завод, а богадельня. Ничего, напомню им, кто в доме хозяин!
Кричал он, по сути, в пустоту: управляющий дожидался за стеной, а вся речь предназначалась не ему, а человеку за столом.
Юсупов жевал неторопливо и смотрел на сына поверх тарелки. Под тяжёлыми его веками копилось знакомое домашним брезгливое раздражение.
«Горячку порет, — думал он, отрезая кусок блина и аккуратно макая его в варенье. — Криком берёт, спектакль ломает. Запороли партию — это убыток, его отбить надо, виновного проучить так, чтоб остальные пахали прилежнее, а не довести до того, что завтра у меня полсмены сляжет и встанет вся варка. Наказание — тот же расход, и расход обязан возвращаться прибылью, а не тешить самолюбие сопляка».
Сын вёл хозяйскую работу с той же бестолковой, неэкономной яростью, с какой реформаторы-говоруны в эфире рвались освобождать мужика, и для Николая Борисовича всякая невыдержанность была той же гнилью, что и всякая жалость. Слабость и горячку он презирал поровну, и неважно, чем они вызваны.
Князь отложил вилку и поднял на сына тяжёлый взгляд из-под век.
— И кто же?.. — спросил он негромко.
Пётр осёкся и недоуменно глянул на отца.
— Что?..
— И кто же в доме хозяин? — спросил Николай Борисович негромко.
Вопрос прозвучал тяжелее всякого окрика. Ответить «я» у Петра язык не повернулся, а сказать «ты» значило признать вслух то, что и без того висело в воздухе: распоряжается он лишь с отцовского дозволения, и дозволение это отбиралось в любую минуту. Кровь бросилась сыну в лицо. Он стиснул зубы и, чтобы хоть как-то выправить сбитую спесь, бросил вслед уходящему слуге:
— И стоимость брака вычтите у виновного из жалованья. До копейки, мать вашу!
Будто эта прибавка могла наконец добавить в отцовские глаза то тепло, которое сын выпрашивал годами и всё не мог получить. Николай Борисович едва качнул головой и вернулся к тарелке. Капкан сработал не впервые. Ради отца сын выворачивался наизнанку, а вылавливал взамен тепла одну стужу и от того старался ещё отчаяннее.
На лице Светланы держалась ровная приветливая полуулыбка, отработанная за годы до того, что и сама хозяйка уже не всегда нащупывала под ней настоящее лицо. Внутри между тем стягивало в тугой холодный узел. Сына она выкормила сама, баюкала, таскала на руках по комнатам, а потом смотрела, сезон за сезоном, как из мальчишки выпаривается всё живое и оседает один лишь сухой осадок, в котором проступает отец, перенятый неумело, как ученическая копия, не дотянувшая до образца. Боль эта не зарубцовывалась. Делиться ею было не с кем и незачем, и потому Светлана молчала.
Молодой лакей, разливавший чай, в эту минуту дрогнул рукой, и по белой скатерти расплылось бурое пятно. В столовой будто разом убавили звук. Юсупов поднял глаза, и этого хватило: парень посерел, прижал чайник к груди обеими руками и перестал дышать. Кричать хозяин не стал, кулаком по столу не грохнул. Сам промокнул пятно салфеткой, скользнул коротким взглядом по жене, и Светлана, перехватив его на лету, уже подавала знак сменить за столом прислугу.
О том, что приключилось на прошлой неделе, в доме не поминали вовсе. Конюх, у которого ещё недавно цвёл на скуле лиловый след, пропал. Синяк он заработал ещё прежде, за сущую мелочь: то ли замешкался с упряжью, то ли ответил невпопад, и хозяин мимоходом огрел его тростью по лицу, как смахивают пыль с рукава. Из-за такого людям не пропадают. Пропал он, скорее всего, из-за скакуна. Призового жеребца, которого конюх упустил по недогляду. Коня то ли опоили разгорячённым, то ли простудили, и дорогую лошадь пришлось добить. Конюх исчез следом.
В людской объяснили, что его рассчитали и отправили в дальнюю деревню, а переспрашивать охотников не нашлось. Светлана отметила лишь, как глохнет дворня при всяком слове о конюшне и как новый конюх кланяется ниже прежнего. По этому общему испугу, по усердию, с каким люди обходили опасную тему стороной, она и поняла, что человека, вернее всего, нет в живых.
Сам Николай Борисович того случая не вспоминал и оправданий ему не искал: предъявлять их было некому, да и незачем. Отметил только, с тусклой досадой, что держать всех в кулаке приходится без передышки, иначе хозяйство расползётся по швам, как происходит со вем, за чем перестают приглядывать. Доводить до этого он не собирался. Выбора, по его разумению, попросту не было.
Имение работало отлаженной машиной, и вся махина держалась на нём одном, на твёрдости его руки. Ослабь он хватку, и первый же рабочий запорет партию без последствий, за ним второй, а там и вся вертикаль пойдёт прахом. Этого он не допускал. Делал, что делал, без надрыва, как на заводе вынимают сточенный вал, ставят новый и снова пускают станок. Хозяином, что наводит порядок, он себя и числил, иной мысли о собственной персоне в его голове не заводилось.
Завтра скомкали быстро. Пётр поднялся первым, метнул на отца последний выжидающий взгляд, ничего в ответ не выловил и пошёл распоряжаться. Младший провожал брата глазами, и в этих глазах Светлана с ужасом распознала ту же тропу, на которую когда-то свернул Пётр.
* * *
Пилотный проект к началу сентября шёл уже как пять месяцев, и у меня в кабинете сошлись трое, между которыми согласием и не пахло. Рядом я усадил их умышленно. Бумажные пререкания убеждали меня всё слабее, а живая дискуссия стоила десятка докладов.
Суть пилотного проекта была проста: крестьянин землю не покупал, а брал внаём, и весь вопрос состоял в том, на каких условиях он за неё платит. Навязать ответ одним росчерком сразу всем княжествам я не мог: такую меру не отменишь потом, не уронив доверия ко всему, что подписано моей рукой. Оттого я выбрал не указ, а проверку на деле. С конца апреля в каждом княжестве несколько деревень вывели из-под старых податей и поделили на три уклада. Где-то цену арендатор и владелец определяли по взаимному согласию. Где-то её сдерживал установленный государством предел. Где-то плата зависела от урожайности земли. К началу осени деревни дали первые результаты, и настало время их сопоставить.
Боярин Воскобойников развернул таблицы веером, манером игрока, что открывает выигрышную руку. Напротив, стиснув пальцы на колене, набычился боярин Морозов. Артём Стремянников пристроился сбоку, со всегдашней стопкой бумаг и отточенным до иглы карандашом, и постукивал им по столешнице, отбивая такт каким-то своим мыслям.
— Цифры простые, Прохор Игнатьевич, — начал Воскобойников, пригладив редеющие волосы. — Там, где помещик с крестьянином договариваются о ставке сами, без казённого посредника, урожай вышел выше всех площадок. Свободный уговор работает. Человек платит ровно столько, на сколько ударили по рукам, и обе стороны хотят, чтобы земля родила как можно больше.
— Хотят, — повторил Морозов и пришлёпнул поверх его веера один лист. — Глянь сюда, Мирон Никонович. В Нижних Селищах и в Доркине твой свободный рынок задрал ставку так, что к августу половина дворов перебивается крапивой да лебедой. Хозяин там один на всю округу: мельница его, склад его, дорога к пристани через его межу. Мужику деваться некуда, вот он и подмахнул что дали. Какой это рынок, друг мой сердечный? Удавка это, а ты зовёшь её красивым словом.
Воскобойников нахмурился, отступать, однако, не думал.
— Стало быть, дурные хозяева, — отрезал он. — Сами и прогорят. Заломит ставку до грабежа, люди разбегутся, поле зарастёт, и сядет он на своей мельнице без зерна.
— Они деревню уморят раньше, чем сами прогорят, — спокойно, не повышая тона, ответил Никита Дмитриевич. — Ему-то есть на чём хоть год, хоть два протянуть, а мужику жрать нечего нынче, в эту самую зиму. Пока твой рынок всё отрегулирует, в Доркине схоронят стариков и детей. А похороны эти я считать не нанимался.
Я слушал и не торопился рубить. Случай относится к категории тех редких, когда сила заключалась не в скорости удара, а в умении его попридержать.
— А зафиксированный потолок ставки? — спросил я, перекинув взгляд на Стремянникова.
Финансист поморщился, словно надкусил кислятину.
— Он даёт стабильность, Прохор Игнатьевич, и предсказуемость. Сборы я распишу на годы вперёд. Загвоздка в том, что он убивает всякую охоту вкладываться в землю. Зачем помещику чинить мельницу, ставить элеватор, держать агронома, если доход всё едино упёрся в потолок? В Кузнецове хозяин забросил плотину на мельнице и моему ревизору так и заявил: мне выгоднее, чтоб она стояла. Чем меньше хозяйства, тем меньше с него спрос. Потолок мотивирует лень.
— А третья модель? — спросил я. — Фиксированная ставка на основе доходности земли.
— Третья из трёх держит лучший баланс, — нехотя признал Артём, постукивая карандашом. — Крестьянин отдаёт долю с того, что взаправду собрал: урожай гуще — больше, недород — меньше, и стимул работать не гаснет. Только это годовой пересчёт доходности по каждому хозяйству, по каждому участку. Землемеры, оценщики, ревизоры, и так на тысячи дворов. Бумажное пекло, на которое у нас попросту не наберётся рук. Запустить её повсюду завтра — мне нужен втрое раздутый Аудиторский и Счётные приказы, а их нет.
Восемь княжеств легли под мою руку за почти три года. Артём всё это время искал честных аудиторов и до сих пор не набрал нужного числа. Выходило, что отнять у соседа землю проще, чем сыскать людей, готовых вести по этой земле честный учёт.
Все трое смолкли и уставились на меня в ожидании. Я знал, чего они ждут. Ждали, что я хвачу кулаком по столу и назначу одну модель верной. В прошлой жизни я так и поступил бы, потому что земли тогда было больше, чем людей, а моё слово подпирала армия, какой не держал ни один вассал. Здесь у меня была иная опора и иная цена промаха.
— Ни одна из трёх не созрела, — сказал я наконец. — Свободная даёт урожай, да плодит удавки вроде Доркина. Потолок гасит хозяйство. Доходная честнее прочих, только реформу под неё я по шести княжествам не пущу, пока нет рук, иначе она утонет в неразберихе, а виноватым выйду я. Доведём пилотный проект до задуманного конца в октябре. Также жду полный список деревень, где ставку задрали до удавки, с именами хозяев и цифрами. К зиме снимем урожай, сведём всё, тогда и решим. Решат цифры, а не наши предпочтения за этим столом.
Воскобойников поджал губы. По его разумению, я тянул и портил годную модель лишними проверками. Морозов смотрел в стол, и я видел: он тоже не доволен, только с другого боку — ему хотелось прихлопнуть Доркино немедля, а не дожидаться осенней сводки. Каждый из них считал, что князь медлит.
Медлил я с умыслом. Необратимое решение на сырых данных хуже честной задержки. Крестьянскую реформу мне отпущено провести единожды. Откати её назад, струсив перед первой бедой, и больше ни один мужик не поверит ни единому моему указу, ни один помещик не примет всерьёз. Второй попытки сделать всё по уму у меня не будет. Значит, права на промах я себе не оставил.
— Через две недели, — прибавил я, — принесёте мне критерии. Что считать удавкой, а что честным торгом. Где пролегает черта, за которой казна вмешивается и силой переводит деревню на доходную ставку. И черта эта лежит в цифрах, а не в ваших ощущениях. Рынок свободен там, где человеку есть куда податься. А если выход перекрыт, никакой это не рынок, а старая крепость под новой вывеской, и душить её я стану без всякой жалости.
Морозов вскинул голову. В зелёных глазах его проскочило что-то сродни одобрению. Воскобойников выдохнул, сгрёб таблицы, кивнул. Полюбовного согласия они так и не сыскали, да мне хватало направления, а единодушие дозреет к концу эксперимента, едва заговорят сведённые в одну колонку цифры.
* * *
Кулуарный разговор во владимирском дворце даром не пропал. Ковров с Трубецким сделали ровно то, что обещали. Без шума и пыли обошли они каждого, кто стоял под моей рукой, и собрали согласие тем же манером, каким собирают подписи под прошением, что нельзя выложить на свет, пока не поручишься за всякое имя в списке.
Раньше прочих и с наибольшей охотой согласился суздальский Тюфякин: рыхлое княжество его недавно выжило благодаря мне, а всю прелесть беззаботной жизни Яков Никонорович уже распробовал за последние месяцы, свалив всю головную боль на ландграфа Юшкова. Поддержали идею ландграфы: Черкасский, Безбородко, Ковалёв и сам Юшков. Замкнул перечень воевода Веремеев из Гаврилова Посада.
Ярослава, узнав о том, что затевается пришла ко мне вечером, когда дом затих и Михаила наконец уложили. Села не в кресло для просителей, а на край стола, у самой моей руки, накрыв её своей, и по одному этому я понял, что говорить будем свободно. От неё ещё веяло теплом детской, где она только что укачала сына, и это домашнее тепло никак не вязалось с тем, как твёрдо она держалась.
— Заходил Трубецкой, — сказала Ярослава. — Просил у княгини Ярославской согласия поднести тебе венец. Я согласилась.
— И на том не остановилась, — заметил я, отодвигая бумаги, поскольку знал её достаточно, чтобы расслышать недосказанное.
Уголок её губ дрогнул в лукавой усмешке.
— Не остановилась. Нести корону будут трое вассальных князей, с этим спорить не буду. А вот наденет её один человек, — она помедлила. — Я.
— Ты, — повторил я, не сводя с неё глаз.
Твёрдость на миг оставила её, и наружу проступило то, что она прятала за делами.
— Если венец поднесёт тебе исключительно те, кто и так под твоей рукой, выйдет одна покорность, Прохор. А мне хочется, чтобы видели другое: возвышает тебя равная, по своей воле, потому что верит в тебя и любит. А вовсе не оттого, что обязана.
Сказав это, она будто смутилась собственной мягкости и отвела взгляд к тёмному окну, покраснев.
— Значит, твоими руками, — сказал я тихо. — Иных бы и не потерпел.
Я провёл пальцами по тыльной стороне её ладони к запястью и не спешил отпускать. Из губ её вырвался хриплый вдох, а по телу пробежала волна.
— Будешь так дурачиться, — протянула она, — и у Миши появится брат.
— Угроза так себе, — хмыкнул я. — Ведь сейчас я не отпущу тебя до самого утра.
* * *
Вскоре состоялась церемония, и местом я выбрал, конечно, Угрюм. Где всё и началось.
Эту площадь я знал наизусть. Мостил её, считай, своими руками, когда тут была грязь, частокол да три с половиной кривые избы. Потом была та самая площадь с фонтаном, где два года назад переселенцы из четырёх деревень слушали мою первую речь об остроге и ещё не решили, верить ли ссыльному боярину. Та самая, где играли мою помолвку с Ярославой. Теперь камня под ногами было не разглядеть, его укрывали люди.
Съехались вассальные князья и ландграфы, бояре присоединённых земель, пришли все главы Приказов, купеческие старшины. Подтянулись и приглашённые соседи, кто из любопытства, кто из расчёта. Только грели мне сердце не они. Грели те, кого по всякой логике и отсутствию чинов полагалось задвинуть в задние ряды, а я велел поставить вперёд, к самому помосту.
Обводя площадь взглядом, я узнавал их поодиночке, и на это уходило больше времени, чем уйдёт на саму церемонию. Борис покачивался на пятках в парадном мундире, смотрясь пленником чужой одёжки, а некогда перебитый нос служил меткой былых свар. Старый Захар сдал, ссутулился, в новом сюртуке и касался глаз уголком платка, всё списывая на ветер. Кузнец Фрол превосходил ростом соседей на голову и лоснился от радости: в политике он плавал, зато накрепко понял, что у государя его нынче большой день. Постаревшая бабка Агафья, всем весом опиралась на трость и кивала каким-то своим умозаключениям. Рядом приплясывал доктор Джованни Альбинони, чужеземец до мозга костей. Смирно итальянец не стоял никогда; вот и сейчас он вполголоса частил что-то боярыне Варваре Уваровой, тыча пальцем то в помост, то в небо, будто звал его в свидетели.
Мельник Степан притащил с собой сына; парень за лето вытянулся, перерос отца и явно этим гордился. Был среди них и плотник Михей. Годами он чинил частокол, спасая односельчан от Бездушных. Демид Степанович Могилевский держался чуть поодаль. Когда-то он вёз по зимнику безвестного ссыльного боярина воеводой в забытую деревню и до сих пор, похоже, не вполне верил, кого усадил тогда в свои сани. Десятки лиц. Все они оказались рядом в ту пору, когда рядом не было ни единой близкой души.
Дальше теснились те, кого я помнил по именам ещё с острожной поры. Старостам Прокопу, Тихону и Марфе я кивнул, и первый закивал в ответ так, что борода заходила ходуном. Стояли гвардейцы — вчерашние охотники, солдаты, Стрельцы, погорельцы, кузнецы, вдовы, кого Зарецкий своими Реликтами перековал в бойцов, каких этот мир ещё не видел. Гаврила обнимал за плечи Анфису, а Крестовскому что-то шептала на ухо Раиса.
Стояли маги, которых мои люди живыми вынесли из муромских застенков Терехова и из «лечебниц» Фонда Добродетели, где человека неспешно перетачивали в покорное оружие. Были тут и ветераны, что съехались со всех княжеств не на склоку князей, а на защиту острога от Гона, и люди, выкупленные мною из долговых ям, и беженцы из деревень, выжженных Бездушными дотла, те самые, что подняли Угрюм из грязи собственными руками. Были простолюдины, получившие имя и службу там, где прежде им полагались лишь согнутая спина да оброк. Каждого из них этот мир когда-то списал со счетов. Они отказались сдаваться, ложиться в землю, умирать…
Ближе всех стоял мой круг. Василиса держалась собранно рядом с Сигурдом, как привыкла на людях, только губы у неё то и дело подрагивали, и я это ловил. Полина и не думала прятать слёзы. Черкасский застыл смуглым изваянием, успокаивая супругу. Федот с Севастьяном, напряду ещё с дюжиной гвардейцев, держали периметр у помоста и сами нет-нет да косились в мою сторону. Игнатий Платонов со слезами на глазах смотрел на меня, и воздух вокруг старого электроманта буквально искрил.
Церемония пошла, как условились. Корону вынесли на подушке. Не прежний княжеский венец, а новый, тяжелее и строже, кованный в подземельях Гаврилова Посада по рисунку, где старые руны я правил собственной рукой. Подняли её трое князей.
Тюфякин, рыхлый и одышливый, преклонил колено первым и с такой готовностью, будто всю жизнь репетировал именно этот поклон и наконец-то дождался повода его исполнить. Корона на чужой голове была ему не унижением, а избавлением: под моей рукой он ходил давно, и теперь хоть кто-то решал за него, и решал твёрдо. Ковров опустился рядом и, склоняя голову, скользнул взглядом по рядам приезжих князей, словно выискивая там своих обидчиков. Трубецкой опустился третьим, и в движении его не осталось ни тени прежнего стыда. К своим покровским боярам он вернётся не продавшимся соседу, а тем, кто привёл княжество в великую державу, и мысль эта расправляла ему плечи.
Трое подняли корону, и вперёд шагнула моя жена.
Княгиня Ярославская, суверенная правительница собственного княжества, приняла венец из рук вассальных князей. Не подданная подносила его, а равная, по своей воле объявлявшая другому суверену, что он отныне выше. Поодаль, на руках у кормилицы, дремал пятимесячный Михаил, и я поймал себя на том, что гляжу не на корону в ладонях жены, а на сына. Из всех причин, что привели меня сюда, на эту площадь, по-настоящему важен мне был он один. Корона же оставалась рабочим инструментом, не более того.
Ярослава поднялась на приступок помоста, на те полступени, что делали её сейчас выше меня, и подняла венец. На колено я не встал. На собственном венчании государь колен не преклоняет, да и весь смысл затеи был обратный: выше меня поднимала равная, а не я склонялся перед обрядом. Я лишь опустил голову, ровно настолько, чтобы ей было удобно дотянуться, и ни на палец ниже. Даже этот скупой наклон стоил площади зрелища: человек, что не гнул шею ни перед кем, склонил её перед собственной женой. Лицо её на миг оказалось вровень с моим, и под прикрытием торжественной тишины она обронила несколько слов, расслышать которые мог один я.
— Тяжёлый… — выговорила она, — но ты не один его несёшь. Я с тобой, что бы дальше ни было.
— Знаю, — ответил я так же вполголоса, улыбнувшись ей.
— Тогда прими его, и всегда держи голову прямо, муж мой. А устанешь, обопрись на меня. Я выдержу.
Венец коснулся моей головы. Металл придавил виски, тяжёлый и безупречный.
Выпрямившись, я обвёл взглядом площадь. Тысячи лиц задрались ко мне разом, и над ними повисла тишина, какая встаёт перед грозой, когда смолкает даже ветер. В этой тишине я и заговорил, прямо. Иначе не умею.
— Четыреста лет этот венец пролежал в пыли, потому что поднять его было некому. Слишком тяжёл он для тех, кто привык грызться с соседом за лишний кусок земли, и слишком велик для тех, кто привык прятаться за чужими спинами. Я его поднял, и сделал это не для возвышения своего рода или своей славы, а ради каждого, кто стоит сейчас на этой площади и на этой земле.
Площадь не шелохнулась. Я выждал, давая словам осесть, и заговорил жёстче.
— Четыре века эта земля платила за раздробленность кровью. Четыре века мы жили порознь, и каждое княжество стерегло свою границу, пока за лесом горела чужая деревня. Один прут переломить легко, и враг ломал нас так год за годом. Отныне мы все связаны в один пучок. В один кулак, направленный против врага, который привык брать нас поодиночке.
По рядам приезжих князей прошло движение. Кто-то переглянулся, кто-то застыл с каменным лицом. Этим моя речь была не по нутру, и я договаривал её, глядя поверх их голов, тем, кто стоял дальше и ниже.
— Враг этот выходит из-за Грани испокон веков и всегда берёт своё: ваш скот, ваши деревни, ваших детей. Вы сжигали собственных мёртвых по одиночке и привыкли думать, что иначе не бывает.
В передних рядах старуха прижала ко рту сухую ладонь. Мужик подле неё опустил голову, будто снова кого-то терял. Это горе я знал, как никто, и оттого повысил голос, чтобы достал до последнего ряда.
— Бывает… Бывает иначе! Затем я и поведу вас за собой. Врага этого я знаю и говорю вам твёрдо: поодиночке он сильнее любого из нас, а всех вместе нас ему не одолеть. Я не зову вас умирать за меня. Я зову вас жить и побеждать вместе со мной!
Я коротко рубанул воздух раскрытой ладонью.
— Встаньте рядом, и я доведу вас до того дня, когда эта мразь издохнет вся, до последней твари. Вот моё княжеское слово, и я его сдержу!
Голос мой не дрогнул и раскатился над площадью, и та… взорвалась.
Гул поднялся не чинный, далёкий от того одобрительного плеска приезжих, что отбивают ладонями ровно столько, сколько диктует приличие. Взревели стоявшие у помоста. Фрол выкрикивал что-то несвязное и колотил в ладоши так, что грохот его покрывал общий рёв. Борис вскинул кулак коротким воинским жестом, каким встречают командира, вернувшегося с боя. Захар уже и не прятал, что плачет. Народ Угрюмихи кричал не славу «великому князю» и не титул выкрикивал, а «Платонову», по-свойски, как кричали бы своему, и в этом крике весу для меня было больше, чем во всех коронах Содружества. Эти люди видели меня, когда я был никем, дрались плечом к плечу на одной стене и хоронили своих близких. Венчали они меня не титулом, а признанием, и от рёва их металл на висках делался легче.
«Венец, серебро, толпа надрывается, — проскрипел Скальд откуда-то с конька крыши, перекрывая шум прямо у меня в голове. — Красота, да и только. А орешков, я гляжу, никто не несёт. Ни единого. Хоть бы один завалящий».
«Скальд», — мысленно одёрнул я. — Не порти момент'.
Я нашёл взглядом Ярославу, отступившую к кормилице с сыном на руках, и держал этот образ дольше всего, не давая торжеству соскользнуть в пустую гордость. Грело меня узнавание, а не тщеславие. Дороги назад отсюда не пролегало, и это меня устраивало.
Что будет дальше, я представлял достаточно ясно, чтобы не тешиться иллюзиями. Голицын пришлёт сдержанные поздравления и удвоит наблюдение за моими границами, ведь Покров лежит у самой Москвы, а корона над князьями любому соседу читается заявкой. Разумовская поздравит искренне. Посадник из Великого Новгорода смолчит, что хуже всякой брани. А где-то в Белгороде Юсупов, готовясь к нашим грядущим стычкам, отодвинет аграрные выкладки в сторону и достанет новую карту. Вот он, скажет себе белгородский князь, недостающий довод, что свяжет всё прочее в одну петлю: венец над князьями и аппетит, разбухающий с каждым проглоченным соседом. Я знал, что он сделает именно так, и был к этому готов.
Торжества продолжались до глубокой ночи, и когда я вернулся в резидению первым, вместо любимой жены и сына, меня встретил Коршунов. Лиц старого разведчика сияло, как начищенный самовар.
— Нашёл, Прохор Игнатич! Нашёл, ядрёна-матрёна! Расстарался ради вас, хотел порадовать!
Вздохнув, я потёр усталое лицо и уточнил:
— Кого нашёл-то, Родион? Говори толком.
— Ну как же! Помните, вы просили меня разыскать человека с психометрией или… — он замялся, выговаривая сложное слово, — … ре-тро-ког-ни-ци-ей. Вот его и нашёл! Первого в смысле! А, — словно мимоходом вспомнил он, — и ещё мои соколики обнаружили-таки Шереметьева!
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